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    § I. Раскрытие заговора Друза

    Консулы: Т. Статилий Тавр Сизиний и Л. Скрибоний Либо. Год Рима 767. От Р. Х. 16.

    Пока Германик воевал на Рейне, в Риме тайно зрел заговор, долгое время тревоживший Тиберия и в конце концов раскрытый, что привело к гибели виновного – молодого человека знатного происхождения и с громким именем.

    Друз Либо, из рода Скрибониев, правнук великого Помпея, внучатый племянник Скрибонии, первой жены Августа, а следовательно, двоюродный брат Цезарей, обладал легкомысленным нравом [1], и юношеская незрелость в нём сочеталась с природной ветреностью. Сенатор Фирмий Кат, с которым он был тесно связан, склонил его к честолюбивым замыслам, выходившим далеко за рамки возможного при тогдашних обстоятельствах и совершенно не соответствовавшим его способностям. Фирмий неустанно превозносил знатность его рода, показывал ему портреты великих предков и родственников, украшавшие залы его дома, и легко убедил его, что нет ничего столь блистательного, чего он не мог бы достичь. Он подтолкнул его к обращению за предсказаниями к магам и астрологам, чтобы узнать свою высокую судьбу и найти способ её осуществить. В ожидании неминуемого, как ему казалось, успеха он втянул его в роскошь и безумные траты, сопровождал во всех кутежах, сам влез в долги и оказался в таких же затруднениях, как Либо, чтобы ещё больше заслужить его доверие. А когда собрал против него доказательства и свидетелей, предатель сменил роль и стал доносчиком на того, кого не только вовлёк в преступление, но и сам развратил. Он попросил аудиенции у императора и через римского всадника Флакка Вескулария, имевшего доступ во дворец, донёс ему о преступлении и преступнике.

    Тиберий благосклонно принял донос, но не пожелал видеть Фирмия лично, приказав ему продолжать действовать через того же Вескулария. Его целью было скрыть свои намерения и не дать Либо ни малейшего повода для подозрений. Чтобы лучше этого добиться, он предоставил ему должность претора, часто приглашал к своему столу, не проявляя ни малейших изменений в обращении или выражении лица, не проронив ни слова, выдающего гнев. И хотя он мог пресечь козни Либо, предпочитал выжидать. Эта скрытность длилась, должно быть, более года: Светоний связывает заговор Либо с мятежами в Паннонии и Германии как вторую угрозу, усилившую тревогу Тиберия.

    Всё это время коварный принцепс ограничивался тайными мерами для своей безопасности. Так, когда ему предстояло совершить жертвоприношение вместе с Либо, который был жрецом, вместо стального ножа, которым обычно закалывали жертву, ему подали свинцовый. А когда Либо попросил у него частной беседы, он настоял на присутствии своего сына Друза в качестве третьего лица и, пока длился разговор, держал Либо за правую руку, будто нуждался в опоре.

    Наконец дело было передано в сенат, но не по прямому указанию или приказу императора. Некто Юний, к которому Либо обращался с просьбой вызвать адских духов, сообщил об этом Фульцинию Триону. Тот был профессиональным обвинителем и, по словам Тацита, жаждал дурной славы. Тотчас он возбудил дело: явился к консулам и потребовал, чтобы сенат рассмотрел его; консулы издали указ о созыве чрезвычайного заседания, указав, что речь идёт о деле чрезвычайной важности.

    Тем временем Либо, в траурной одежде, в сопровождении знатных римлянок – своих родственниц, ходил из дома в дом, умоляя близких и друзей вступиться за него и поддержать его защиту в сенате. Все отказали, ссылаясь на разные предлоги, но движимые одним страхом.

    В день заседания Либо, сломленный страхом и мучительной тревогой или, как утверждают некоторые, притворяясь больным, велел нести себя в носилках до входа в сенат; войдя в зал, опираясь на брата [2], он простёр руки к Тиберию, умоляя его с величайшим смирением. Тиберий слушал его холодно, без малейшего волнения. В ответ он велел зачитать подписанные обвинителями документы, стараясь сохранить видимость беспристрастия – не смягчая обвинений, но и не усугубляя их.

    У Либо было четверо обвинителей: ибо всегда находятся желающие пнуть лежачего. Помимо Фульциния и Ката (первый выступил открыто, второй долго поставлял Тиберию тайные донесения), к делу присоединились Фонтей Агриппа и Г. Вибий. Они спорили между собой, кому выступать первым и вести обвинение. Поскольку у Либо не было защитника, Вибий предложил кратко изложить суть дела, и потому его выбрали. Он представил документы, из которых следовало, что Либо дошёл до такого безумия, что спрашивал у магов, будет ли он настолько богат, чтобы замостить серебром всю Аппиеву дорогу от Рима до Брундизия. Там обнаружились и другие подобные записи, полные алчности и нелепости, скорее достойные жалости, чем наказания, если бы их не стали толковать со всей строгостью.

    Но главным доказательством вины обвиняемого был список имён Цезарей и некоторых сенаторов, под которыми стояли зашифрованные пометки. Обвинитель утверждал, что они написаны рукой Либо и являются магическими знаками, начертанными с дурными намерениями. Либо отрицал это, но надеялись выяснить правду через допрос его рабов под пыткой. Было решено применить к ним дыбу. Хотя такой порядок противоречил древнему сенатскому постановлению, путь к нему открыл, как мы уже говорили, Август, придумавший лазейку для обхода закона.

    Либо́н, видя свои дела в таком плачевном состоянии, просил лишь об одной милости – отсрочке на один день. Вернувшись домой, он предпринял последнюю попытку смягчить Тиберия через посредничество своего союзника П. Квириния. Однако ответ был таков: он должен обратиться к сенату.

    Тем временем отряд солдат окружил его дом. Они ворвались даже в переднюю, так что можно было слышать производимый ими шум и видеть их самих. Либо́н совещался с оставшимися у него друзьями: ждать ли суда или предупредить его добровольной смертью. Его тётка Скрибония советовала ему не спешить. «Зачем вмешиваться в то, что стало делом других? – говорила она. – Решение твоей судьбы больше не зависит от тебя». Эта женщина, чью рассудительность хвалил Сенека, не одобряла поспешного отчаяния и справедливо полагала, что для её племянника нет худшей участи, чем смерть. Но в те времена самоубийство считалось героическим поступком, и Либо́н решился на него.

    Однако, будучи человеком изнеженным, он пожелал перед смертью ещё раз насладиться удовольствиями роскошного пира и велел приготовить обильное угощение, что лишь усилило его сожаления и мучения. По окончании трапезы он умолял своих рабов помочь ему уйти из жизни. Но когда те отказались от этого жестокого дела, он хватал их за руки, вкладывая в них обнажённый меч. Все разбежались в ужасе, опрокинув в спешке светильники на столе. Оставшись один, Либо́н во мраке исполнил свой роковой замысел, нанеся себе два удара мечом в живот. Услышав его стоны при падении, прибежали вольноотпущенники, а солдаты, видя его смертельно раненным, удалились. Тем не менее суд над ним был завершён, как если бы он был жив, и Тиберий торжественно заявил под присягой, что, каким бы преступником ни был Либо́н, он сам ходатайствовал бы перед сенатом о сохранении ему жизни – пустая демонстрация милосердия после того, как он вынудил его умереть. Имущество Либо́на было конфисковано в пользу его обвинителей, а те из них, кто принадлежал к сенаторскому сословию, были дополнительно вознаграждены преторскими должностями.

    Затем сенат опозорил память Либо́на особым постановлением, статьи которого становились всё суровее. Было решено, что его изображение не будет участвовать в погребальных процессиях его рода; что ни один из Скрибониев не сможет носить прозвище Друз; что следует вознести торжественные благодарения богам и принести дары Юпитеру, Марсу и Согласию; наконец, что день сентябрьских ид, в который Либо́н покончил с собой, будет отмечаться как праздник. Все эти пункты были предложены первыми лицами сената, наперебой старавшимися обрушить на несчастного самые жестокие и позорные обвинения, дабы доказать принцепсу своё рвение. Однако Тиберий был слишком проницателен, чтобы не понять, чем на самом деле были вызваны эти показные заявления.

    Дело Либо́на, в котором оказались замешаны несколько гадателей и астрологов, послужило поводом для возобновления старых указов против этих общественных зол. Двое были казнены, остальные изгнаны из Италии. Однако Тиберий, сам веривший в астрологию и широко её использовавший, не слишком строго следил за исполнением этого постановления. Те, кто обещал отказаться от своего искусства, получили разрешение остаться в Риме.

    По этому поводу Дион отметил любопытную деталь, показывающую, в какой степени Тиберий оставлял сенату свободу в некоторых решениях, а магистратам – право действовать в рамках их полномочий. При обсуждении вопроса об астрологах мнения разделились: Тиберий и его сын Друз поддержали одну сторону, а большинство сенаторов – другую. Постановление вот-вот должно было быть принято в соответствии с мнением большинства, но один трибун наложил вето, и решение не состоялось. Таким образом, сенат одержал верх над Тиберием, а трибун – над сенатом.

    К безумным замыслам Либо́на я добавлю, вслед за Светонием, дерзкую выходку одного раба Агриппы Постума. Задумав спасти своего господина, но не успев опередить посланного убить его офицера, он решил выдать себя за принцепса, с которым его сходство в возрасте, росте и чертах лица было довольно велико. Сначала он похитил его прах, затем отправился на этрусский мыс Коза, где скрывался некоторое время в неизвестном месте, отращивая бороду и волосы.

    Между тем сообщники самозванца исподтишка распространяли слухи, будто Агриппа жив. Сначала это был лишь шёпот, передаваемый на ухо, как обычно бывает с тем, что может не понравиться властям. Но вскоре молва разрослась – то ли из-за доверчивости невежественной толпы, то ли из-за злого умысла тех, кто искал повода для смуты. Тогда лже-Агриппа начал показываться, но с осторожностью, входя в города лишь с наступлением темноты. Зная, что истина утверждается в спокойном и обстоятельном обсуждении, тогда как ложь требует спешки и неопределённых намёков, он появлялся лишь мельком, приходил неожиданно и исчезал прежде, чем иллюзия могла рассеяться. Вся Италия наполнилась радостной вестью, что Агриппа жив и спасён особым покровительством богов. В Риме этому верили, и обманщик, ободрённый успехом, прибыл в Остию, где открыто показывался в окружении многочисленной свиты, затем вошёл в столицу, где устраивал тайные ночные сборища.

    Тиберий был смущен тем, как ему поступить в подобных обстоятельствах. Применить военную силу против своего раба – значило почти что выставить себя на посмешище; позволить грубой лжи разрушиться самой собой – казалось ему решением небезопасным. Метаясь между стыдом и страхом, то он говорил себе, что ничем нельзя пренебрегать, то склонялся к мысли, что не следует всего бояться. Наконец, он приказал Саллюстию испытать пути хитрости и обмана.

    Этот министр выбрал двух своих клиентов (по другим сведениям – двух солдат), поручив им втереться в доверие к лже-Агриппе, предложив ему деньги, выказав готовность служить ему и делить с ним все опасности. Они ловко выполнили поручение и, выбрав ночь, когда самозванец был не настороже, взяли с собой подкрепление, схватили его, заковали в цепи и доставили во дворец с кляпом во рту.

    Император лично допросил его и, спросив, как он стал Агриппой, получил дерзкий ответ: «Так же, как ты стал Цезарем». Узнать имена его сообщников не удалось. Тиберий не осмелился казнить его публично. Его убили в укромном месте дворца, а тело тайно вынесли. Дело не имело последствий. Тиберий мудро решил его замять, и хотя считалось достоверным, что некоторые придворные чины, всадники и сенаторы помогали обманщику деньгами и советами, расследования не проводилось.

    Дион дает нам повод добавить здесь еще один штрих к умеренности Тиберия, но в гораздо менее серьезном деле. Вибий Руф, тщеславный человек, чрезмерно гордился тем, что владел курульным креслом, на котором сидел диктатор Цезарь и на котором он был убит, а также тем, что был мужем Теренции, некогда супруги Цицерона. Эта дама, должно быть, была тогда уже крайне стара, так как со смерти Цицерона прошло пятьдесят восемь лет. Однако это не невозможно, ибо мы знаем от Плиния и Валерия Максима, что она перешагнула обычные пределы человеческой жизни и дожила до ста трех лет. Вибий Руф считал себя вторым Цезарем, потому что сидел на его кресле, и вторым Цицероном, потому что женился на его вдове. Столь тщеславные фантазии показались Тиберию достойными лишь смеха, и, далекий от того, чтобы бояться нового Цезаря или считать его преступником, он сделал его консулом. Имя Вибия не встречается среди ординарных консулов, так что, видимо, он был в числе заместителей.

    Сенаторы по-прежнему имели право предлагать то, что считали полезным для государства. Когда наступала их очередь говорить, они могли, как во времена республики, не ограничиваться мнением по обсуждаемым вопросам, но выдвигать свои замечания и идеи – как для полезных установлений, так и для исправления злоупотреблений. Квинт Гатерий, консулярий, и Октавий Фронтон, бывший претор, воспользовавшись этим правом, обрушились с критикой на царившую в городе роскошь, и по их требованию был издан указ, запрещающий золотую посуду и предписывающий мужчинам не позорить себя и не изнеживаться (выражение Тацита) шелковыми одеждами.

    Фронтон пошел дальше и потребовал регулирования касательно серебряной утвари, мебели и количества рабов. Но Азиний Галл воспротивился этому и выступил апологетом роскоши. Он заявил, что по мере роста империи увеличивались и частные богатства, и так было с древнейших времен. У Фабрициев было одно состояние, у Сципионов – другое. Положение республики определяло состояние частных лиц: когда она была стеснена, они жили скромно, а когда расширялась – богатели. В расходах на серебряную посуду, мебель и рабов не было ничего чрезмерного или скромного – все соответствовало положению владельца. Между сенаторами, всадниками и простым народом было установлено различие в богатстве и достатке не потому, что природа сделала их разными, а потому, что те, кто превосходит других рангом, должностями и достоинством своего сословия, должны также в изобилии пользоваться средствами, полезными для отдыха духа или здоровья тела. Неужели первые граждане республики должны быть обременены большими заботами, подвергаться большим опасностям и при этом лишаться облегчений, помогающих им нести бремя величия?

    Эти доводы, похожие на те, что ежедневно приводятся у нас в защиту того же самого, не заслужили одобрения Тацита. «Оратор порока, – говорит этот строгий историк, – был выслушан с одобрением слушателями, которые находили в его речах оправдание своим нравам». Сам Тиберий, хотя и склонный к строгости, заявил, что сейчас не время для цензуры, и если какие-то исправления окажутся нужны, он возьмет их на себя. Действительно, он не поощрял роскошь своим примером, как мы еще заметим в другом месте.

    В том же заседании сената, где происходило только что описанное, Луций Пизон, знатный сенатор, человек горячего и порывистого нрава, устроил необычную сцену. После страстной речи против интриг среди кандидатов, против продажности судей и жестокой наглости ораторов, грозивших обвинениями даже самым достойным людям, он заключил, что больше не может жить в городе, полном несправедливостей, и удалится в далекое поместье, где не будет больше слышать о человеческом роде. И тут же он собрался покинуть сенат. Тиберий был взволнован и, не довольствуясь тем, чтобы самому успокоить гнев Пизона, поручил его родным удержать его уговорами или мольбами.

    Тот же Пизон вскоре вновь доказал свою бесстрашную свободу, привлекая к суду Ургуланию, любимицу Ливии, считавшую себя выше закона. Она так нагло злоупотребляла своим влиянием, что, будучи вызвана свидетельницей по делу, рассматриваемому в сенате, пренебрегла явкой. К ней отправили претора для принятия показаний, тогда как даже весталки, пользовавшиеся величайшими привилегиями, обязаны были, если им приходилось свидетельствовать в суде, являться на форум перед судьями. Ургулания презрела вызов Пизона и вместо ответа отправилась прямо во дворец императора. Пизон, будучи прав, не уступил в гордости и, хотя Ливия жаловалась на неуважение к себе, продолжал настаивать на своем с прежней твердостью.

    Тиберий, разрываясь между угождением матери и необходимостью соблюдать установленные правила, решил, что удовлетворит всем требованиям, если явится в преторский суд и своим присутствием поддержит Ургуланию. Итак, он покинул дворец, приказав страже следовать за ним на почтительном расстоянии, и с важным видом, беседуя с сопровождавшими его, шел сквозь толпу народа, устремившего на него взоры. Тем временем все родственники Пизона уговаривали его отказаться от иска, но тщетно. Ливии пришлось уплатить ему требуемую сумму. Так закончилось это дело, принесшее честь Пизону и еще большую – императору.

    Слишком поспешно стали восхвалять Тиберия. Впоследствии выяснилось, что он затаил глубокую обиду на Пизона, выжидая лишь случая, чтобы дать ей выход.

    Тацит рассказывает здесь о споре, возникшем между Гнеем Пизоном (которого не следует путать с упомянутым ранее Пизоном) и Азинием Галлом. Речь шла о том, следует ли сенату объявлять перерыв в заседаниях, несмотря на то что Тиберий объявил о своем отсутствии на некоторое время. Пизон, напротив, утверждал, что это повод для более активной работы и что республике подобает, чтобы сенаторы и магистраты исполняли свои обязанности одинаково усердно как в присутствии, так и в отсутствие императора. Это мнение, проникнутое духом свободы, могло понравиться многим. Поскольку Пизон уже присвоил себе заслугу такого рода, Галлу оставалось лишь снискать расположение угодливостью – что он и сделал. Он доказывал, что заседания сената обретают свое главное достоинство лишь в присутствии принцепса и что следует оставить за ним право рассматривать дела, привлекающие в Рим и Италию, а также из провинций, – будь то судебные разбирательства или обсуждения в сенате. Спор разгорелся жаркий, страсти накалились с обеих сторон, но Тиберий не проявлял к этому ни малейшего интереса и не проронил ни слова. В итоге возобладало мнение о необходимости перерыва.

    Однако Тиберий не сохранил того же молчания в отношении предложения Азиния Галла, которое показалось ему направленным на ослабление императорской власти. Это предложение состояло из двух основных пунктов: во-первых, Галл предлагал назначать магистратов не на один год, как было принято, а сразу на пять лет, как это делал диктатор Цезарь, а после него – триумвиры; во-вторых, он настаивал на предоставлении претуры командирам легионов, еще не занимавшим эту должность.

    Нетрудно понять, почему второй пункт задел Тиберия. Все, что касалось военных, относилось к ведению императора, и хотя Тиберий в одном случае проявил столь почтительное отношение к сенату, что даже заставил высокопоставленного офицера отвечать перед этим собранием по обвинению в грабежах и насилиях, он, безусловно, не одобрял, когда первые лица сената присваивали себе право раздавать милости тем, кто состоял на службе. В ответе, который Тацит вкладывает в его уста, об этом втором пункте не сказано ни слова. Тиберий не любил раскрывать государственные тайны. Что касается первого пункта, он притворился, будто видит в этом чрезмерное усиление власти, оскорбительное для его скромности:

    «Как можно возлагать на меня столь многочисленные назначения, которые повлекут за собой еще большее число отказов? Едва ли возможно ежегодно избегать недовольных, хотя бы близкая надежда на удачу в следующем году и служила утешением для тех, кто потерпел неудачу. Но как утешатся соискатели, отвергнутые на целых пять лет, и какое негодование их охватит? К тому же кто может предвидеть перемены, которые за столь долгий срок произойдут в настроениях, семейных обстоятельствах, имущественном положении подданных? Гордость овладевает теми, кто получает назначение всего за несколько месяцев до вступления в должность, – что же будет, если они в течение пяти лет будут как бы обладать магистратурой? Это значит – впятеро умножить число магистратов и ниспровергнуть законы, мудро установившие сроки, подходящие для соискания и отправления должностей».

    Этой искусной речью, казалось бы направленной лишь на общее благо, он отклонил нововведение, которое могло повредить его власти, усиливая дерзость честолюбцев, обостряя жалобы недовольных и лишая его самого на пять лет средств вознаграждать тех, кто оказал ему услуги. Он знал, что надежда на будущую милость действует на людей гораздо сильнее, чем благодарность за уже полученное благодеяние.

    Тогда же Тиберий раздал денежные пособия нескольким неимущим сенаторам, и это, без сомнения, побудило Марка Гортала, внука оратора Гортензия, просить у него помощи для облегчения своей нужды. Гортал мало заслуживал милости принцепса своим поведением, если он тот самый, кого Валерий Максим приводит среди примеров недостойных наследников великого имени, которое они позорят. Впрочем, его случай был весьма благоприятен. Его отец, человек дурного нрава, убитый по приказу Антония после битвы при Филиппах, разорил его. Август, считавший за честь не дать погибнуть древним родам республики, подарил ему миллион сестерциев, побуждая его жениться. Гортал повиновался, и от этого брака у него было четверо детей, еще совсем маленьких, которых он привел в преддверие сената. Когда настала его очередь высказаться, он произнес следующее:

    «Отцы сенаторы! Эти дети, чей возраст и число вы видите, – плод брака, который я заключил лишь в повиновении принцепсу. Мои предки, конечно, заслужили, чтобы у них были потомки. Но поскольку обстоятельства времени мне не благоприятствовали и я не мог ни унаследовать, ни собственными трудами добыть обычные источники благосостояния знати – богатство, народную любовь, даже красноречие, которое как бы является patrimonium нашего дома, – я довольствовался скромной жизнью, не позоря своего имени и не обременя никого. По велению императора я женился. Перед вами – потомство стольких консулов, стольких диктаторов. Оно не в таком положении, чтобы вызывать зависть, и я напоминаю здесь о славе их предков лишь для того, чтобы пробудить в вас сострадание к этим детям. Под вашим покровительством, Цезарь, они достигнут тех почестей, которых вы сочтете их достойными. А пока не дайте впасть в нищету правнуков Гортензия и питомцев божественного Августа».

    Тиберий отказал. Он принадлежал к числу тех, кого просьбы раздражают и кто, творя щедроты, желает, чтобы за ними признавали инициативу. Более того, готовность сената поддержать Гортала, по словам Тацита, лишь укрепила его в решимости проявить суровость. И потому он ответил с величайшей жесткостью:

    «Если все бедняки станут приходить сюда просить денег для своих детей, республика истощится, не удовлетворив алчности частных лиц. И конечно, когда сенаторам дозволялось иногда отклоняться от обсуждаемого вопроса и высказывать то, что они считают полезным для государства, это делалось не для того, чтобы они пользовались этой свободой, дабы говорить о своих личных делах и умножать свое состояние, ставя сенат и принцепса перед необходимостью навлечь на себя ненависть – независимо от того, удовлетворят они просьбу или откажут. Это не просьбы, а неуместная назойливость – являться, когда сенат занят совсем другими делами, выставлять напоказ возраст и число своих детей, утомлять собрание, оказывать на него давление и чуть ли не опустошать государственную казну, которую нельзя истощать необдуманными подачками, если не пополнять ее тираническими способами. Гортал, божественный Август сделал тебе подарок, но не по твоей просьбе, и его намерением не было обязывать нас постоянно тебя одаривать. Если раз пойти по этому пути, если никто не будет больше ничего бояться или надеяться на себя и свое поведение, исчезнет соревнование, его место займет лень, и все, погрузившись в праздность, будут искать средства к существованию у других, оставаясь бесполезными для самих себя и обременительными для республики».

    Этот речь одобрили лишь те, кто, по словам Тацита, привык хвалить всё, что исходит из уст принцепса, будь то хорошее или дурное, справедливое или несправедливое. Молчание или даже сдержанный ропот большей части сената дали Тиберию понять, что присутствующие недовольны. Тогда он снова взял слово и сказал, что уже ответил Горталу, но если сенат того пожелает, он выделит по двести тысяч сестерциев каждому из сыновей этого сенатора. Остальные выразили благодарность; Гортал же промолчал – то ли из страха, то ли потому, что даже в бедности сохранял некую гордость, унаследованную от знатного рода. Тиберий не смягчился по отношению к нему и равнодушно наблюдал, как дом Гортенсия скатывается к нищете.

    Мы завершим описание событий этого года рассказом о внимании, которое Тиберий уделил древним государственным архивам. Многие из них были утрачены, а в других тексты настолько выцвели от времени, что их едва можно было прочесть. Он назначил трёх сенаторов, чтобы те организовали перепись сохранившихся документов и разыскали недостающие.

    Г. Целий Руф – Л. Помпоний Флакк. 768 год от основания Рима (17 г. н. э.)

    26 мая года, когда консулами были Целий и Помпоний, Германик праздновал триумф над херусками, хаттами, ангривариями и другими племенами, жившими между Рейном и Эльбой. Перед колесницей триумфатора шли знатные пленники: Сегимонд, сын Сегеста, его дочь Туснельда, жена Арминия, ведшая за руку или нёсшая на руках трёхлетнего сына; Сеситак, племянник того же Сегеста, и многие другие, чьи имена можно найти у Страбона. Примечательно, что в то время как вся семья Сегеста шла в триумфе как пленники, сам он участвовал в нём с почётом и отличием, как старый и верный союзник римского народа. В процессии несли также трофеи, захваченные у германцев, изображения гор и рек, картины сражений. И хотя война ещё не была завершена, триумф Германика не считали менее заслуженным или менее славным, ибо он сделал всё, чтобы добиться полной победы.

    Народ с восхищением взирал на героическую стать этого принца, его приветливый облик и пятерых детей, окружавших его в колеснице. Но тайная тревога омрачала эту радость, когда люди вспоминали о его отце Друзе и дяде Марцелле, оба они были преждевременно унесены смертью, оставив римский народ в скорби и лишив его надежд. Казалось, судьба нации – терять слишком рано тех, кто был её отрадой.

    Тиберий раздал народу по триста сестерциев от имени Германика и пожелал стать его коллегой по консулату, который обещал ему на следующий год. Но эти внешние проявления благосклонности никого не обманывали. Все знали, что он не любит своего племянника, и вскоре он подтвердил это, искусно создав повод удалить его из Рима или воспользовавшись представившимся случаем. Парфия, Армения, Каппадокия, даже провинции Сирия и Иудея – весь Восток был охвачен или угрожал волнениями, что послужило Тиберию предлогом, о чём стоит здесь рассказать читателю. Начнём с событий в Парфии.

    Известно, что старый Фраат, хотя и одержал значительные победы над римлянами под командованием Антония, тем не менее выказывал всяческое почтение Августу, вернув знамёна, некогда захваченные у Красса, и отправив к нему четырёх своих сыновей почти как заложников. Эти принцы оставались в Риме во время правления их брата Фраатака, а затем Орода, который, будучи из рода Аршакидов, но другой ветви, сменил Фраатака, изгнанного подданными. Когда заговор аналогичным образом сверг и даже погубил Орода, парфяне, оставшись без царя, разделённые и уставшие от междоусобиц, вспомнили о сыновьях Фраата, уже много лет находившихся у римлян. Они отправили в Рим посольство из знатнейших людей с просьбой отпустить к ним старшего в роду Фраата – принца Вонона, которого желали возвести на престол предков. Август, ещё живший тогда, счёл это событие весьма славным для себя и отпустил Вонона, осыпав его дарами.

    Варвары с радостью встретили нового царя. Но вскоре они стали стыдиться того, чего так страстно желали. Они говорили друг другу, что парфяне выродились, раз ищут царя в чуждом мире, заражённом искусствами и нравами их врагов; что трон Аршакидов теперь приравняли к римским провинциям, раз его отдают по воле римлян, кому им угодно. «Что останется, – добавляли они, – от нашей славы, добытой убийством Красса и изгнанием Антония, если раб Цезаря, столько лет носивший ярмо рабства, будет повелевать парфянским народом?»

    Сам Вонос своими манерами, столь отличными от предков, лишь усиливал презрение гордых подданных. Их раздражало, что он редко охотился, мало заботился о лошадях, передвигался в городах в носилках, презирал простую и обычную для парфян пищу. Его любовь к обществу греческих учёных и привычка, как в Риме, запирать под замок даже самые заурядные и дешёвые вещи, становились поводом для насмешек. Даже его добродетели, неизвестные парфянам, казались им пороками. Ничто так не противоречило обычаям Аршакидов, как доступность царя и предупредительная вежливость; и парфяне, приверженные своим традициям, ненавидели в нём как достойное похвалы, так и порицания.

    Вскоре всеобщий ропот перерос в мятеж. Артабан, князь из дома Аршакидов и царь Мидии, был призван и возглавил недовольных. Произошло два сражения: в первом победил Вонос, но во втором потерпел полное поражение и был вынужден бежать в Армению, которая, казалось, ждала его.

    Там трон был вакантен. Ариобарзан, назначенный царём армянам Гаем Цезарем, внуком Августа, умер через несколько лет, и его потомки не смогли удержать власть. Армяне попробовали править под властью женщины по имени Эрато, но вскоре, устав от этого, изгнали её, так что теперь у них не было ни свободы, ни господина. В этой ситуации прибытие Воноса было встречено с радостью, и его провозгласили царём. Однако Артабан преследовал соперника и грозил войной. Армения же не могла собственными силами противостоять парфянам, а осторожная и недоверчивая политика Тиберия, взявшего тогда бразды правления Римской империей, не позволяла начать против них войну. Проконсул Сирии Силан Кретик пригласил Вонона к себе и, заполучив его в свои руки, окружил стражами, оставив ему лишь титул и внешние атрибуты царского достоинства. Артабан посадил на армянский трон своего сына Орода. Эти события в Парфии и Армении Тацит относит к предыдущему году.

    В этот период Каппадокия также пережила переворот, инициатором которого стал Тиберий. Архелай, потомок древнего Архелая, полководца Митридата, правил там уже пятьдесят лет. Он получил это царство благодаря щедрости Антония и оставался верным своему благодетелю даже после битвы при Акции. Подтверждённый Августом во владении своими землями, он вёл себя так, чтобы не вызывать подозрений у римлян. Однако он оскорбил Тиберия, не оказав ему никаких знаков внимания во время его пребывания на Родосе. Это было сделано из политических соображений, а не из высокомерия: друзья при дворе Августа предупредили его, что внук императора, Гай Цезарь, обладает там огромным влиянием, и в таких обстоятельствах опасно демонстрировать связь с Тиберием.

    Тиберий был тем более задет равнодушием и холодностью Архелая, что этот правитель был ему обязан. Когда против Архелая выдвинули обвинение перед Августом, Тиберий выступал в его защиту.

    Достигнув верховной власти, он не счёл ниже своего достоинства отомстить за обиды, нанесённые пасынку Августа. Он даже прибег к хитрости против столь слабого врага, и его мать Ливия участвовала в этом заговоре. Она написала царю Каппадокии, приглашая его в Рим просить милости у её сына, не скрывая его недовольства, но обнадёживая надеждой на прощение.

    Архелай либо не разгадал обман, либо испугался насилия, если бы проявил недоверие. Он прибыл в Рим, где столкнулся с непреклонностью императора и обвинением в мятежных замыслах, выдвинутым против него в сенате. Ему нетрудно было бы опровергнуть надуманные обвинения, но царям тяжело переносить равенство, не говоря уже о том, чтобы смириться с унизительным положением обвиняемого и просителя. Архелай впал в уныние; к тому же он был уже очень стар, и эти два обстоятельства привели его к смерти – или заставили покончить с собой без особых сожалений.

    Тиберий добился сенатского указа о присоединении Каппадокии к Римской империи. Чтобы прикрыть свою несправедливость по отношению к Архелаю благовидным предлогом общественного блага, он заявил, что доходы от новой провинции позволят сократить вдвое налог в один процент, на который народ безуспешно жаловался двумя годами ранее.

    Два других небольших царства в тех же краях – Коммагена и Киликия – лишились своих царей, Антиоха и Филопатора, примерно в то же время. Между знатью и народом начались раздоры: аристократия желала римского владычества, надеясь, вероятно, на большее продвижение и богатство, а простой народ предпочитал привычное правление своих царей.

    Кроме того, провинции Сирия и Иудея, обременённые налогами, требовали облегчения.

    Все эти восточные дела дали Тиберию предлог, который он искал, чтобы удалить Германика от рейнских легионов, преданных ему, и отправить в далёкие земли, где тысячи случайностей могли погубить его, а покушения на его жизнь легче было скрыть.

    В сенате он изложил всё вышеописанное и добавил, что только мудрость Германика способна уладить эти зарождающиеся беспорядки. Что же касается его самого, то возраст уже не позволял ему легко отправляться в столь отдалённые страны, а его сын Друз был ещё слишком молод и неопытен. Германику было поручено командование всеми заморскими провинциями с властью, превышающей полномочия проконсулов и пропреторов, управлявших отдельными регионами от имени сената или принцепса.

    Это назначение было почётным – подобные должности занимали в своё время Помпей, а затем Брут и Кассий. Но Тиберий подготовил Германику противника в лице Гнея Пизона, которого назначил наместником Сирии. Он отозвал Кретика Силана, который вот-вот должен был породниться с Германиком через брак своей дочери с Нероном, старшим сыном принца. Пизон, сменивший его, был человеком надменным, властным, необузданным и не признававшим чужого авторитета. Эти качества он унаследовал от отца, о котором уже упоминалось, а его гордыня ещё более усилилась благодаря браку с Планциной, чьё высокое происхождение (она была потомком знаменитого Планка) подкреплялось огромным богатством.

    Пизон считал, что даже Тиберию он едва ли обязан уступать, а уж сыновья императора и вовсе были, по его мнению, ниже его. Он знал, что поставлен на эту должность, чтобы противостоять Германику и обуздать его стремительное возвышение, казавшееся Тиберию слишком амбициозным. Некоторые полагали, что Пизон получил на этот счёт тайные указания; Тацит утверждает как несомненный факт, что Ливия наставляла Планцину дразнить Агриппину, держаться с ней на равных и не упускать случая унизить её.

    Таковы были интриги при дворе, расколотом между сторонниками Германика и Друза. Тиберий, естественно, поддерживал сына. Но Германик, и сам по себе весьма симпатичный, вызывал ещё большее расположение у большинства римлян из-за неприязни к нему дяди. Кроме того, он превосходил Друза знатностью материнской крови, будучи по матери внуком Антония и правнуком Августа, тогда как Друз происходил от простого римского всадника Аттика, чьё имя казалось недостойным рядом с именем Клавдиев. Наконец, Агриппина легко затмевала Ливиллу, жену Друза, славой своей плодовитости и безупречной добродетельностью.

    Но что особенно примечательно и делает честь обоим молодым принцам, так это то, что, несмотря на бурлящие вокруг них интриги, они сохраняли спокойствие, жили в полном согласии и не участвовали в распрях и заговорах окружающих.

    Их единодушие проявилось в одном деле, которое не имело бы большого значения, если бы не комментарии Тацита. После смерти претора Випсания Галла Гетерий Агриппа выдвинул свою кандидатуру на освободившееся место. За него ходатайствовали Германик, с которым он состоял в родстве, и Друз. Однако закон был против него, предписывая отдавать предпочтение кандидату с наибольшим числом детей. Возник спор, и Тиберий с удовольствием наблюдал, как сенат разрывается между его сыновьями и законом. Закон в конце концов был нарушен, но не без борьбы, и влияние возобладало с минимальным перевесом – как бывало в те времена, когда законы ещё что-то значили.

    Германик отправился на Восток лишь в конце года – в путешествие, которое стало для него роковым. Чтобы не прерывать повествование, я здесь изложу все события, совпадающие по времени с этим печальным путешествием, но не связанные с ним.

    В Малой Азии произошло ужаснейшее землетрясение, какое только сохранилось в памяти человечества. В одну ночь двенадцать знаменитых городов были разрушены, причем невозможно было предвидеть столь страшного бедствия. Множество жителей, несомненно, оказались погребенными под развалинами, перейдя без промежутка от сна к смерти, а те, кто избежал этой участи, лишились обычного в таких случаях спасения – бегства в открытое поле, ибо земля разверзалась у них под ногами и поглощала их. Высокие горы опускались, долины поднимались и становились горами, и среди этого всеобщего смятения огонь, вырывавшийся из бездны, еще более увеличивал ужас и опасность.

    Несчастные азиаты нашли облегчение своих страданий в щедрости принцепса. Сарды пострадали сильнее других. Тиберий пообещал дать сардийцам десять миллионов сестерциев и освободил их от всех податей на пять лет. Остальные города получили такую же льготу и денежные пособия, соразмерные их потерям. Для обеспечения справедливого распределения помощи и отдачи всех необходимых распоряжений в столь бедственном положении на место был послан сенатский комиссар, причем его выбрали из числа бывших преторов, а не консуляров, так как Азией управлял консулярий, и опасались, что соперничество и зависть, так легко возникающие между людьми одного ранга, могут повредить делу помощи народу. Эта щедрость доставила Тиберию великую славу, и города Азии, желая увековечить память о ней, отчеканили по этому случаю медали, некоторые из которых сохранились до наших дней.

    Этот принцепс отлично знал путь к славе и в то же время совершил несколько других щедрых поступков, которые, хотя и не были столь блистательны, поскольку касались частных лиц, тем не менее принесли ему немало чести. Богатая женщина по имени Эмилия Муза, умершая, не оставив определенного наследника и не составив завещания, имела в лице прокураторов фиска, всегда алчных людей, претендентов на свое имущество, как на выморочное. Тиберий прекратил их притязания и передал наследство Эмилию Лепиду, к роду которого, по-видимому, принадлежала эта женщина. Некто Патулей, богатый римский всадник, назначил Тиберия наследником половины своего состояния, но принцепс, узнав, что по более раннему завещанию Патулей оставил все свое имущество Марку Сервилию, велел исполнить первое завещание. Лепид и Сервилий были людьми знатного происхождения, но небогатыми, и Тиберий заявил, что рад помочь им поддержать свою знатность. Вообще он принимал завещанные ему имущества только от тех, с кем его связывала дружба. Что же касается незнакомцев, которые из ненависти к своим близким и с целью лишить их наследства завещали свое имущество принцепсу, то он с негодованием отвергал такие завещания.

    В то время как он считал своим долгом помогать выдающимся людям, впавшим в нужду не по своей вине, он сурово обращался с моттами, разорившимися из-за своих пороков: Тацит называет пятерых сенаторов, которых он разжаловал или побудил добровольно выйти в отставку.

    Тогда же он освятил несколько храмов, восстановление которых было начато Августом и завершено им самим. Это было еще одним средством угодить римлянам, весьма чувствительным к украшению своей столицы.

    Можно приписать всеобщему удовлетворению, вызванному этими похвальными действиями Тиберия, желание сената назвать ноябрь месяцем его имени, так как он родился в этом месяце, подобно тому как два других месяца года уже носили имена Юлия Цезаря и Августа. Тиберий, презиравший лесть, отшутился по поводу этого предложения, сказав метко и остроумно: «Что вы будете делать, сенаторы, если у вас окажется тринадцать Цезарей?»

    Среди столь многих поводов для радости возобновился ужас перед обвинениями в оскорблении величества. Апулея Варилла, внучатая племянница Августа, была предана сенату как виновная в этом преступлении за оскорбительные речи против Августа, Тиберия и Ливии, а также за то, что, будучи родственницей Цезарей, она опозорила их дом своим поведением, совершив прелюбодеяние.

    Тиберию было достаточно начать такого рода процесс. Впрочем, поначалу он старался выказать большую умеренность. Поэтому он мягко обошелся с делом Вариллы. Он заявил, что если она была настолько нечестива, чтобы нарушить уважение к памяти Августа, то ее следует осудить, но что он не хочет, чтобы принимали во внимание то, что касалось его лично. Когда претор спросил его, как следует поступить относительно Ливии, он ничего не ответил сразу и дождался следующего заседания, на котором от имени своей матери просил сенат не считать преступлением чьи-либо нападки на нее, выраженные в простых словах. Таким образом, Варилла была освобождена от обвинения в оскорблении величества. Что же касается прелюбодеяния, то он потребовал смягчить для нее строгость законов. Ее передали родственникам, которые удалили ее на двести миль от Рима. Манлий, ее соблазнитель, был изгнан из Италии и Африки.

    В этом году литература потеряла двух знаменитых писателей – Тита Ливия и Овидия. Историк, столь же серьезный и рассудительный, сколь и красноречивый, умер спокойно и почитаемый в своем родном городе Падуе; распутный поэт погиб в изгнании в Скифии, после того как в течение почти восьми лет истощил все, что ум и чувство могли подсказать ему в виде смиренных и настойчивых просьб, жалобных стенаний, но так и не смог добиться отзыва ни от Августа, ни от Тиберия.

    Друз получил такое же поручение, как и Германик, – отправиться командовать в Иллирию. Тиберий желал, чтобы его сын научился военному делу, снискал любовь солдат и, вместо городских удовольствий, которые его развращали, привык к тяготам военной службы, способным укрепить его тело и дух. С этой целью он воспользовался случаем, который представили ему раздоры среди германцев. Свевы, подвластные Марободу, отправили в Рим просить помощи против херусков, и Друзу было приказано отправиться к иллирийским легионам – не для того, чтобы вмешиваться в войны между германскими племенами, но чтобы разжигать их раздоры и тем самым обеспечить спокойствие провинций империи.

    Внутренние раздоры начались, как и предвидел Тиберий, с того момента, когда германцы перестали тревожиться римлянами. Неспособные оставаться в покое, жаждущие движения и войны, они, движимые соперничеством за славу, – и вожди, и народы, – обратили оружие друг против друга. Маробод и Арминий видели в себе соперников и ожесточенно стремились уничтожить один другого. Но имя царя делало первого ненавистным; Арминий же, сражаясь за свободу, пользовался всеобщей симпатией. Поэтому не только его соплеменники-херуски и их союзники последовали за ним в этой войне, но к нему перешли также семноны и лангобарды, народы, подвластные его врагу. Это усиление склонило бы чашу весов на его сторону, если бы Ингвиомер не восстановил равновесия, покинув его и присоединившись со всеми своими вассалами и клиентами к Марободу. Единственной причиной этого позорного дезертирства была досада и зависть: дядя, уже в летах, не мог смириться с тем, чтобы принимать приказы от племянника, еще цветущего юностью.

    Войска выстроились для битвы, и каждый из полководцев перед схваткой воодушевлял своих воинов красноречивыми речами. Арминий восхвалял свои подвиги – разгром Вара и истребление трех легионов, изгнание римлян, защиту свободы Германии против угнетателей вселенной. В то же время он унижал Маробода, изображая его трусом, который никогда не осмеливался сразиться с римлянами и который своим союзом с ними сам объявил себя предателем общего отечества.

    Маробод не уступал противнику ни в дерзости, ни в оскорбительных упреках. Он называл Арминия безумным юнцом, который нагло превозносил единственную победу, достигнутую благодаря внезапности, ставшую источником бедствий для Германии и позора для него самого, ведь его жена и сын теперь томятся в плену в Италии. Всю славу великих деяний херусков против римлян он приписывал Ингвиомеру, своему новому союзнику. Затем, переходя к своим собственным подвигам, он превозносил величайшими похвалами честь, которую стяжал, противостоя двенадцати легионам под командованием Тиберия, так и не сумевшим сломить его. И далеко не стыдясь соглашения с римлянами, он гордился им как актом мудрой политики, оставлявшей ему полную свободу вести с ними войну или мир по своему усмотрению.

    Сражение шло не только с мужеством, но и в полном порядке. Германцы, воюя против римлян, научились исправлять беспорядочные порывы варварской храбрости и хаос, царивший прежде в их битвах. Теперь они умели следовать за знаменами, вовремя вводить резервы и повиноваться командирам. После долгого и упорного боя победа осталась нерешенной: у каждой армии одно крыло было разбито, а другое одержало верх. Однако Маробод отступил на возвышенность, и этим робким шагом он как бы признал себя побежденным. Его войска истолковали это именно так: дезертирство стало частым, и царь свевов, опасаясь полного развала, ушел в центр своих владений – в Богемию. Оттуда он отправил просьбу о помощи к Тиберию. Император ответил, что Маробод не вправе призывать римлян против херусков, ведь он ничем не помог им в войне против этих самых народов. Тем не менее, как я уже говорил, он отправил Друза в Иллирию, поручив ему поддерживать мир в этой провинции и не допускать проникновения туда войны.

    Молодой принц полностью понял замыслы отца. Он взялся разжигать раздоры среди германцев и действовал так искусно в течение двух лет, что в конце концов добился окончательного падения Маробода, уже ослабленного прежними неудачами. Для этого он использовал молодого вельможу из племени готонов по имени Катуальда, изгнанного из своей страны насилием Маробода и теперь, видя его в беде, стремившегося отомстить. Воодушевленный Друзом, Катуальда собрал войско, вторгся с оружием в землю маркоманов и, привлекши на свою сторону знатнейших людей племени, штурмом взял царский город Маробода и соседнюю крепость, служившую ему цитаделью. Добыча была велика, так как там хранились все богатства, награбленные свевами у соседних народов. Тацит замечает, что там оказалось также немало маркитантов и купцов из провинций Римской империи, которых надежда на прибыль завела в варварские земли и которые привыкли считать своей родиной место, где хорошо торговали.

    Марбод, лишенный трона, без войск, без владений, не имел иного выхода, кроме милости римского императора. Он поставил между собой и своими врагами Дунай и из провинции Норик написал Тиберию – не как беглец или проситель, но тоном, напоминавшим о его прежнем величии. Он заявил, что, хотя многие народы приглашали его, спеша предложить убежище некогда могущественному и славному царю, он предпочел дружбу римлян. В ответ ему было сказано, что он найдет безопасное и почетное убежище в Италии, с правом покинуть его, если того потребуют его дела.

    Тиберий был в восторге, что уничтожил великого царя, не обнажив меча. Он похвалялся этим в сенате как славным подвигом, превознося могущество Марбода, обширность земель, ему подвластных, и опасность, которой он так долго угрожал Италии, с самодовольством подчеркивая мудрость средств, использованных для его низвержения. Он предоставил этому князю для проживания город Равенну, где его показывали свевам как пугало на случай, если те возгордятся и задумают восстание. Но за восемнадцать лет, которые Марбод еще прожил, он так и не покинул Италию. Он состарился в покое, утратив большую часть своей славы из-за привязанности к жизни, что у древних считалось малодушием.

    Катуальда, виновник или орудие его падения, вскоре испытал ту же участь. Изгнанный гермундурами, он также обратился к римлянам и был отправлен в Фрежюс.

    Оба они привели с собой множество соплеменников, которых сочли неудобным оставить при них. Опасаясь беспорядков в пределах империи от этих скоплений неукротимых и беспокойных варваров, их переселили за Дунай, между реками Марус и Кусус, поставив над ними царем Ванния из племени квадов.

    Арминий в это время достиг вершины славы. Он противостоял всей мощи римлян. Он победил и изгнал Марбода – единственного соперника, которого ему приходилось опасаться в Германии. Триумфатор и кумир, он мог лишь наслаждаться добровольными почестями, которые привлекали к нему восхищение и благодарность. Но ослепленный блеском своего величия, он допустил в сердце несправедливые притязания: после многих лет защиты свободы соплеменников он захотел стать их угнетателем и подчинить их своей власти. Эта перемена поведения изменила отношение к нему германцев. Они взялись за оружие, и между защитниками свободы и сторонниками Арминия произошло несколько сражений. Однако сила была не самым страшным его врагом. К делу примешалась измена: Адгандестрий, князь хаттов, написал в Рим, предлагая умертвить Арминия, если ему пришлют яд. Его письмо было зачитано в сенате, но Тиберий отверг предложение, заявив, что римский народ не прибегает к гнусным методам обмана и отравлений, а побеждает врагов мечом и в честном бою.

    Эта великодушная (или показная) позиция Тиберия не спасла Арминия: вскоре он пал жертвой заговора своих близких. «Он, несомненно, заслужил титул освободителя Германии, – пишет Тацит, – и его подвиги выделяются даже на фоне самых знаменитых врагов Рима, ведь он осмелился напасть на римский народ в зените его могущества. Иногда побежденный, иногда побеждающий в отдельных битвах, он так и не был покорен. Он прожил всего тридцать семь лет, двенадцать из которых провел в славе, возглавляя германский союз. Варвары и поныне воспевают его в своих песнях. Греки, чтящие лишь свою нацию, его почти не знают. Даже мы, римляне, не воздали ему должного, ибо восхищаемся лишь древними подвигами, а к недавним остаемся равнодушны».

    Смерть Арминия окончательно успокоила Тиберия в отношении Германии: лишившись своего героя, та долгое время не предпринимала ничего, довольствуясь свободой и миром, которые ей оставили римляне. Это вполне устраивало Тиберия, стремившегося прежде всего предотвращать волнения и сохранять установившееся спокойствие. Руководствуясь этим принципом, он тщательно подавлял любые ростки раздоров и войн в союзном Фракийском царстве, прибегая к излюбленным методам – хитрости и коварству.

    После смерти Реметалка, царя Фракии и друга Рима, Август разделил его владения между его братом Рескупоридом и сыном Котисом. Характеры этих князей были совершенно противоположны: Рескупорид, вспыльчивый, надменный и жестокий, во всем проявлял варварские наклонности, тогда как Котис, кроткий и умеренный, был даже образован в литературе – настолько, что сочинял латинские стихи, которые Овидий хвалит в письме к нему из ссылки.

    Наделы, доставшиеся им при разделе наследства Реметалка, соответствовали их вкусам: плодородные земли, города и области, граничащие с Грецией, отошли к Котису, тогда как его дядя получил дикие, необработанные земли, соседствующие с свирепыми племенами и постоянно страдающие от их набегов.

    Рескупорис, жадно и несправедливо, пожирал своими желаниями богатые и приятные владения своего племянника. Однако, пока Август был жив, страх перед этим императором, который разделил их владения, удерживал его в узде или, по крайней мере, мешал ему заходить слишком далеко в своих несправедливостях. Как только он узнал о его смерти, вообразив, что его преемник не проявит такого же интереса к делу, он сбросил маску, вышел за пределы, обозначенные для него, и попытался захватить некоторые территории, переданные Котису. А когда тот оказал сопротивление, Рескупорис прибег к насилию: отправил отряды разбойников опустошать земли Котиса, захватил и разграбил несколько крепостей, и в конце концов ему удалось развязать войну.

    При первых же слухах об этих событиях Тиберий встревожился и поспешно отправил центуриона к обоим царям с приказом сложить оружие и уладить разногласия мирным путем. Котис подчинился и распустил войска, которые уже собрал. Рескупорис, притворяясь, что разделяет намерения императора, предложил племяннику встретиться для мирного урегулирования спора. Место и время встречи были быстро согласованы, а затем и условия примирения, поскольку оба князя ни в чем не отказывали друг другу – один из-за своей уступчивости, другой из-за коварства.

    Когда договор был заключен, Рескупорис заявил, что хочет скрепить примирение совместной трапезой. И пока вино, угощение и веселье пира внушали молодому князю роковую беспечность, предатель схватил его. Несчастный Котис напрасно взывал к священным правам царского величия, к богам, карающим за нарушение родственных уз и гостеприимства – его заковали в цепи и увезли. Рескупорис написал Тиберию, что, узнав о заговоре племянника против него, был вынужден опередить его. А тем временем, под предлогом войны против скифов и бастарнов, он усилил свои войска новыми наборами пехоты и конницы.

    Тиберий не обманулся пустыми оправданиями этого варвара, но войны он не хотел. Поэтому вместо того, чтобы карать Рескупориса силой оружия, он ответил, что если тот не виновен в обмане, его невиновность будет ему защитой. Но невозможно судить, кто прав, а кто виноват, пока дело не рассмотрено; поэтому пусть он освободит Котиса и явится в Рим для оправдания. Это письмо император отправил пропретору Мезии Латиннию Панду, который переслал его во Фракию с солдатами, поручив им забрать Котиса у его дяди и доставить обратно.

    Рескупорис некоторое время колебался между страхом и злобой. Наконец, он принял решение: раз уж ему предстояло отвечать за обвинение, он предпочел завершить преступление, чем оставить его незавершенным. Он приказал убить Котиса и распустил слух, что молодой князь покончил с собой.

    Любой другой на месте Тиберия взорвался бы. Но он остался холоден и продолжал свою линию хитрости и притворства. А поскольку Латинний, которого Рескупорис считал своим врагом, к тому времени умер, Тиберий передал управление Мезией Помпонию Флакку, старому воину, который был тем более удобен для обмана фракийского царя, что состоял с ним в тесной дружбе. Эта дружба, без сомнения, зародилась во время кампаний, где Рескупорис служил в римских войсках как союзник, а вино стало ее скрепой. Флакк, известный любитель выпить, в этом отношении идеально подходил фракийцу.

    Новый правитель Мезии явился к Рескупорису и, осыпая его самыми лестными обещаниями, убедил его, несмотря на угрызения совести из-за своих преступлений, войти в римский лагерь. Едва фракийский царь ступил туда, как его окружили – якобы для почестей – отрядом отборных солдат. Офицеры, уговаривая и подталкивая его, заставили его продвигаться все дальше, пока, видя, что он полностью оторван от своих, не объявили его пленником и не повезли в Рим.

    Там он предстал перед сенатом, обвиненный вдовой Котиса, и был осужден. Его лишили власти и изгнали из его царства, но владения сохранили за его сыном Реметалком, невиновным в преступлениях отца. Дети Котиса, оставшиеся малолетними, получили назад отцовские земли, а пока они не могли править самостоятельно, их опекуном и регентом царства был назначен бывший претор Требеллиен Руф – подобно тому, как когда-то Марк Лепид выполнял ту же роль для Птолемея Эпифана, царя Египта.

    Рескупориса отправили в Александрию, где его казнили по обвинению – истинному или ложному – в попытке бегства.

    В том же 770 году (17 г. н.э.) распущенность нравов, достигшая в Риме крайних пределов, привлекла внимание принцепса и сената и вызвала постановления, которые показывали масштаб бедствия по суровости мер. Страсть к зрелищам среди молодежи была так сильна, что сыновья всадников и сенаторов, чтобы получить право выступать на сцене или сражаться как гладиаторы на арене, добровольно добивались позорного приговора судьи, который, клеймя их, освобождал от приличий, требуемых их положением. Женщины придумали похожую уловку для еще более постыдной цели.

    Было древним обычаем, что куртизанки, чтобы безнаказанно заниматься своим грязным ремеслом, записывались в списки, которые вели эдилы. Считалось, что позор публичного признания удержит хотя бы тех, кто не принадлежал к низшим слоям. Но разврат сломал эту преграду. Знатные дамы сочли, что не слишком дорого платят за свободу бесчинств, подчинившись позору официального заявления перед магистратами. Тацит особо упоминает Вистилию, среди предков которой были преторы и чей муж, по-видимому, был сенатором.

    Такие крайности нельзя было терпеть. Тиберий добился сенатского постановления, запрещавшего позорное ремесло куртизанки всем женщинам, чьи дед, отец или муж были римскими всадниками. Вистилия и другие подобные ей были сосланы и заточены на островах, как и те безумные юноши, которым страсть к зрелищам заставила искать позорного клейма.

    Титидий Лабеон, муж Вистилии, был допрошен о своем бездействии в отношении непристойного поведения жены, и ему задали вопрос, почему он не воспользовался против нее властью, которую давал ему закон. Он ответил, что шестьдесят дней, предоставленных мужу для размышления и подачи иска, еще не истекли. Этого оправдания сочли достаточным. Но чтобы предотвратить безнаказанность разврата среди женщин, было решено, что если не найдется обвинителя, который преследовал бы в суде виновных в прелюбодеянии, то собрание родственников, по древнему обычаю, будет судить их и назначать заслуженные наказания.

    Среди причин, питавших это ужасающее разложение нравов, следует упомянуть и суеверия, занесённые из чужих земель. Историк Иосиф Флавий приводит доказательство в деле римского всадника Мунда, который, не сумев соблазнить ни подарками, ни обещаниями добродетельную Паулину, знатную римскую матрону, добился своих преступных целей через жрецов Исиды. Те убедили Паулину, что их бог Анубис воспылал к ней любовью. Этот скандальный случай вызвал большой резонанс, и по этому поводу были возобновлены старые указы против египетских религиозных обрядов, запрещённых в Риме. Виновные жрецы были распяты, храм Исиды разрушен, а её статую бросили в Тибр.

    Евреи, жившие в Риме, навлекли на себя подобную немилость из-за преступления иного рода. Четверо негодяев из этого народа, притворно выказывавшие рвение в распространении своей веры, обратили в неё знатную женщину по имени Фульвия. Их «рвение» было направлено лишь на её богатства. Они уговорили её отдать им золото и пурпурные одежды – якобы для отправки в Иерусалимский храм. Но добыча пошла в их карманы. Муж Фульвии, узнав об обмане, пожаловался императору, и тот сенатским указом запретил исповедовать иудейскую религию в Риме, изгнав из города всех, кто не откажется от неё. Четыре тысячи евреев были зачислены в войска и отправлены на Сардинию для борьбы с разбойниками, опустошавшими остров грабежами и набегами. Воздух там был вреден для здоровья, что было известно заранее, и если бы эти евреи погибли, их потеря не вызвала бы особых сожалений.

    В то же время решался вопрос о выборе новой весталки на место Окции, которая исполняла жреческие обязанности в течение пятидесяти семи лет, стяжав славу своей добродетелью. Мы уже отмечали, что Август порой затруднялся найти кандидаток для коллегии весталок. Тиберий же столкнулся лишь с проблемой выбора между двумя. Фонтей Агриппа и Домиций Поллион наперебой предлагали своих дочерей. Император поблагодарил их за рвение в служении религии и республике. Дочь Поллиона была выбрана лишь потому, что он не разводился с женой, тогда как Фонтей расстался со своей. Однако отвергнутая девушка не осталась без награды: Тиберий назначил ей приданое в миллион сестерциев.

    Плиний упоминает о новом острове, появившемся 8 июля этого года в Архипелаге. Подобные явления время от времени случаются в этих водах, где под морской поверхностью скрываются вулканы, чьи мощные извержения порождают скалы, а иногда и поглощают их.

    Теперь я возвращаюсь к Германику, чтобы сразу перейти к рассказу о его путешествии на Восток и смерти.

    Примечания:

    [1] СЕНЕКА, «Письма», 70.

    [2] Тацит не уточняет, кем был этот брат обвиняемого. Липсий полагает, что это был Луций Скрибоний Либон, ординарный консул этого года; но учёный Рийкиус придерживается иного мнения.

    [3] Поскольку у Сенеки эта дама названа лишь как тётка Либона, маловероятно, что она – та самая Скрибония, жена Августа и мать Юлии.

    [4] СЕНЕКА, «Письма», 70.

    [5] Ныне Монте-Арджентарио, близ Порто-Эрколе в Тоскане.

    [6] ПЛИНИЙ, VII, 48. ВАЛЕРИЙ МАКСИМ, VIII, 13.

    [7] ВАЛЕРИЙ МАКСИМ, III, 5.

    [8] Сто двадцать пять тысяч ливров.

    [9] В «Фастах» упоминаются лишь два консула и один диктатор из рода Гортензиев. Диктатор, назначенный в 466 году от основания Рима, вернул народ с Яникула, куда тот удалился. Из двух консулов один, избранный в 644 году, умер до вступления в должность; другой – знаменитый оратор. Но Гортал, говоря так, вероятно, учитывал родственные связи своего дома.

    [10] Двадцать пять тысяч ливров.

    [11] Этот возраст не подходит сыну Арминия, который родился в Италии во время пленения его матери. Следует предположить, что либо у Арминия было два сына, взятых римлянами в плен, либо Страбон ошибочно указал возраст того, кого провели в триумфе.

    [12] Марцелл был братом Антонии, матери Германика.

    [13] Тридцать семь ливров десять су.

    [14] В тексте Тацита здесь стоит имя Цезаря, которое могло относиться как к Тиберию, так и к Августу. Однако неясность устраняется отрывком из XII книги «Анналов» (гл. II), где Клавдий прямо говорит, что Август дал парфянам царя. Этим царём мог быть только Вонон.

    [15] См. том I, «Август», книга I, 729 год от основания Рима.

    [16] ТАЦИТ, «Анналы», II, 51.

    [17] «Величайшее из землетрясений в памяти человеческой». ПЛИНИЙ, II, 83. С тех пор, как Плиний писал это, не известно, было ли землетрясение, которое заставило бы уточнить его слова.

    [18] 1 250 000 ливров (по нашей монете) = 2 045 800 франков согласно расчётам г-на Летронна.

    [19] Как уже говорилось ранее (книги II и III), Маробод переселил в Богемию маркоманов, своих соплеменников, и некоторые другие племена свевов.

    [20] Эти народы жили недалеко от Балтийского моря, к западу от Вислы.

    [21] Племена, обитавшие между Дунаем и Заале.

    [22] То есть, по Целларию, в Верхней Венгрии, между рекой Марх (граничащей с Моравией) и Вагом.

    [23] ТАЦИТ, «Анналы», II, 65.

    [24] ОВИДИЙ, «Понтийские послания», II, 9.

  

  
    § II. Германик отправляется на Восток

    Германик покинул Рим и Италию в консульство Целия Руфа и Помпония Флакка. Он отправился через Адриатическое море и, проплывая вдоль побережья Далмации, встретился с Друзом, который, как я уже упоминал, был направлен туда в связи с войной между Арминием и Марободом. Затем, следуя вдоль Иллирии, он прибыл в Никополь в Эпире, близ Акция, где вступил во второе консульство, в котором его коллегой был Тиберий.

    Тиберий Цезарь Август (III) – Германик Цезарь (II). Год от основания Рима 769. От Р. Х. 18.

    Плавание Германика было трудным и опасным, что вынудило его задержаться в Никополе на некоторое время, пока его флот, сильно пострадавший, ремонтировали. В этот промежуток он воспользовался возможностью осмотреть места, прославленные победой, которая сделала Августа властелином Римской империи. Он осмотрел мыс и залив Акция, памятники, воздвигнутые победителем, лагерь побеждённого – всё это напоминало ему о его предках. Ведь он был внуком Антония и правнуком Августа, так что во всём, что он видел, находил поводы и для радости, и для скорби.

    Затем он снова отплыл и, прибыв в Афины, выразил уважение к этому древнему и славному городу, войдя в него без пышности, в сопровождении лишь одного ликтора. Афиняне же старались оказать ему самые изысканные почести, приукрашивая свои льстивые речи воспоминаниями о славе предков.

    Из Афин он отправился в Эвбею, а оттуда – на Лесбос, где Агриппина родила дочь, названную Юлией, последним из их детей. Германик продолжил путь через Геллеспонт, посетил города Перинф и Византий во Фракии, прошёл Босфорский пролив и достиг входа в Понт Эвксинский, удовлетворяя своё любопытство и похвальное желание увидеть воочию то, что он знал лишь понаслышке. Эти путешествия благородного принца приносили пользу народам: везде, где он проезжал, он восстанавливал порядок и спокойствие в провинциях, измученных внутренними раздорами или несправедливостью магистратов.

    На обратном пути он намеревался посетить остров Самофракию, знаменитый на весь мир своими мистериями, но северные ветры помешали ему, и он вновь направился вдоль побережья Азии, осмотрел руины Илиона и истоки римского имени, после чего прибыл в Колофон, чтобы обратиться к оракулу Аполлона Кларосского.

    Тацит в связи с этим рассказывает об особенном ритуале этого оракула, где, в отличие от Дельф, пророчествовал не женщина, а жрец, избираемый из определённых местных семей, обычно милетского происхождения. Жрецу сообщали лишь число и имена вопрошающих, после чего он спускался в пещеру, пил воду из таинственного источника и, вдохновлённый ею, – хотя сам был неучёным и не знал поэзии – давал ответы в стихах на темы, волновавшие каждого. Разумеется, такая процедура требовала участия храмовых служителей, и можно догадаться, что они не оставались в стороне. После смерти Германика утверждали, будто оракул предрёк её, но до события никто об этом не подозревал.

    Тем временем Гней Пизон, которому было поручено всячески противодействовать и досаждать Германику, начал свою гнусную миссию в Афинах. Он вступил в город с таким шумом, что посеял смятение и страх, и обратился к народу с речью, полной оскорбительных намёков, косвенно обвиняя Германика в том, что он уронил славу римского имени, оказывая благосклонность и уважение не афинянам (которых уже несколько веков как не существовало), а сброду из разных народов, союзникам Митридата против Суллы и Антония против Августа. Он даже вернулся к прежним временам, чтобы упрекнуть их в слабых успехах в войнах с Македонией и несправедливости по отношению к самым знаменитым из своих сограждан. Помимо мотива уязвить Германика, желчь Пизона разгорелась из-за личной неприязни к афинянам, которые по его просьбе отказались восстановить в правах некоего Теофила, осужденного за подлог по приговору Ареопага.

    После этого внезапного вторжения он уехал и, пересекая Киклады, добрался до Германика на Родосе. Этот принц знал, как Пизон вел себя в Афинах. Но он был настолько мягок, что, видя, что тот готов погибнуть во время бури, выбросившей его на рифы, вместо того, чтобы радоваться несчастью своего врага, который был избавлен случайно, без его вмешательства, он послал триремы ему на помощь и освободил его. Такое великодушие не произвело на Пизона никакого впечатления. Он пробыл у принца всего один день и покинул его, торопясь раньше него добраться до Сирии.

    Как только он увидел себя во главе легионов, не было средства, которое он не использовал бы для их развращения: раздача денег, низкие и непристойные ласки, объявленное пристрастие к плохим подданным против хороших. Он сместил старых центурионов, трибунов, строго следивших за дисциплиной, и заменил их своими клиентами или теми, кто добился расположения толпы самыми нестандартными способами. Он разрешил солдатам безделье в лагере, разврат в городах, беготню и жадность к грабежам в сельской местности: словом, стараясь льстить всем наклонностям этого сброда, он добился своей цели – заставил их полюбить его; и теперь его называли не иначе как отцом легионов.

    Планцина отлично помогала ему; забывая приличия, подобающие её полу, она присутствовала на военных учениях, появлялась во главе эскадронов и когорт, произносила оскорбительные речи против Германика и Агриппины; и среди солдат даже некоторые из тех, кто дорожил долгом, потворствовали желаниям Пизона и Планцины, потому что ходил глухой слух, что они действуют не без одобрения императора.

    Какую бы сильную досаду ни вызывали у Германика эти недостойные махинации и как бы ни стремился он положить им конец, он поставил выше службу принцепсу и республике и направил свои стопы в сторону Армении. Ород, поставленный царём этой страны своим отцом Артабаном после бегства Вонона, либо уже удалился, либо не оказал никакого сопротивления; и когда армянская корона вновь оказалась вакантной, Германик, следуя воле народа, отдал её Зенону, сыну Полемона, который под защитой римлян правил в части Понта и Киликии. Зенон с самого детства проявлял сильную склонность перенимать нравы и обычаи армян. Его явная любовь к охоте, вину и лошадям снискала ему сердца знати и простого народа. Так что с одобрения всей нации Германик возложил на него диадему в городе Арташате. Его новые подданные, воздавая ему почести, дали ему имя Артаксий, которое уже носили многие их цари.

    Известие об этом акте верховной власти, осуществлённом Германиком в Армении от имени императора, достигло Рима примерно в то же время, что и весть об умиротворении волнений в Германии стараниями Друза. Обоим юным принцам было присуждено почётное овация, и по обеим сторонам храма Марса Мстителя воздвигли триумфальные арки с их статуями. Тиберий же находил больше славы в том, что укрепил мир мудростью своего правления, чем если бы одержал победы в открытых сражениях.

    Германик также урегулировал дела Каппадокии и Коммагены, превратив обе, согласно постановлениям сената, в римские провинции, облегчив народам часть податей, которые они платили своим царям, чтобы сделать их новое положение более приятным и приемлемым. Двое его друзей, Вераний и Сервей, были назначены наместниками – один в Каппадокию, другой в Коммагену.

    Лёгкость, с которой Германик добивался успеха во всём, что входило в его миссию, нисколько не утешала его из-за дурного поведения Пизона, который ещё недавно, получив от него приказ привести или отправить под командованием своего сына часть легионов в Армению, не счёл нужным подчиниться. Эти вполне справедливые недовольства принца ещё больше раздражались речами его друзей, которые, по обычаю всех дворов, преувеличивали правду, добавляли ложь и не упускали ни одного случая, чтобы выставить Пизона, Планцину и их сына ненавистными.

    Германик был от природы мягок; политика же требовала от него скрывать свои чувства. Поэтому при первой встрече с Пизоном в сирийском городе Кире, где зимовал десятый легион, он держался так, чтобы не принять ни угрожающего вида, ни тона. Но сквозь осторожность его речей легко было разглядеть гнев; Пизон отвечал просьбами, в которых сквозила гордыня. Они расстались с взаимной ненавистью, хотя и не дошли до открытого разрыва. Пизон, который должен был присутствовать рядом с Германиком на суде, который тот проводил, появлялся там редко; а если уж и удостаивал своим присутствием, то вёл себя с вызывающей надменностью, давая понять, что будет противоречить во всём.

    Он выказывал своё дурное расположение при каждом удобном случае. Когда царь набатеев на пиру, устроенном в честь Германика, поднёс ему и Агриппине золотые венки значительного веса, а Пизону и остальным гостям – лёгкие, тот обиделся на столь естественное и уместное отличие. Не осмеливаясь, однако, открыто проявить истинную причину своего недовольства, он придрался к роскоши пышного пира, который, по его словам, был приготовлен скорее для сына парфянского царя, чем для сына главы Римской республики. Он швырнул на пол свой венок и устроил ещё несколько выходок, которые Германик, тем не менее, терпеливо перенёс.

    Между тем прибыли послы Артабана, царя парфян, чтобы возобновить союз с римлянами. Он выражал желание встретиться с Германиком и, желая почтить сына римского императора, заявлял о готовности приблизиться к берегам Евфрата. Истинный мотив всех этих проявлений дружбы и учтивости раскрывался в его последующей просьбе удалить Вонона из Сирии, откуда он мог поддерживать связи с парфянской знатью и нарушать покой в царстве.

    Ответ Германика относительно союза между римлянами и парфянами был благороден и величествен, приправленный достоинством и скромностью в том, что касалось его лично. Он согласился на просьбу относительно Вонона и распорядился перевести его в Помпейополь в Киликии, не столько для того, чтобы удовлетворить Артабана, сколько чтобы унизить Пизона, чье расположение этот низложенный князь искал, оказывая внимание Планцине и осыпая её богатыми дарами.

    Вонос погиб на следующий год, и здесь я расскажу о его смерти, чтобы завершить его историю. Устав от заточения, он подкупил стражу и попытался бежать в Армению. Его план состоял в том, чтобы добраться до Албании, а затем искать убежища и защиты у царя скифов, с которым его связывали кровные узы. Под предлогом охоты он углубился в горы и леса, а когда оказался вдали от преследователей, пришпорил коня и, благодаря резвости скакуна, быстро оторвался. Однако его остановила река Пирам: мосты через неё были разрушены при первых известиях о побеге, а вброд переправиться было невозможно. Там его настиг начальник конницы Вибий Фронтон, а вскоре разгневанный Ремний, которому было поручено его охранять, заколол его мечом. Это окончательно убедило всех в том, что между ними был сговор, и Ремний, опасаясь разоблачения своей связи с узником, решил убить его.

    Нет сведений о том, чтобы смерть столь знатного князя была отомщена. Римляне всегда презирали царей, и те, кому не посчастливилось попасть к ним в плен, могли ожидать лишь самых унизительных обращений.

    Консулы: М. Юний Силан и Л. Норбан Бальб Флакк. Год 770 от основания Рима (19 г. н. э.)

    В консульство Юния и Норбана, чьи имена носит известный закон в римском праве, Германик отправился в Египет, чтобы изучить древности этой богатой чудесами страны, хотя официальным предлогом были нужды провинции. Действительно, по прибытии он снизил цены на хлеб, приказав открыть зернохранилища. Он также вёл себя крайне просто: ходил без охраны, носил греческую обувь и одежду, подражая Сципиону Африканскому, который так же вёл себя в Сиракузах во время Второй Пунической войны. Сципиона за это осуждали некоторые, а Германика публично осудил в сенате Тиберий, хотя и не стал настаивать на этом. Гораздо серьёзнее император отреагировал на то, что Германик отправился в Египет без его разрешения, нарушив прямой запрет Августа, касавшийся всех сенаторов и даже знатных всадников.

    Нельзя отрицать, что Германик был виноват, особенно учитывая подозрительный характер принцепса, при котором он жил. Но прямота и чистота его намерений заставляли его действовать без опаски, и, не подозревая, что его путешествие вызовет неодобрение, он спокойно завершил его, поднявшись по Нилу от Канопа до Элефантины и Сиены под тропиком Рака. Я не буду повторять вслед за Тацитом описание достопримечательностей, поразивших Германика в Египте – они хорошо известны, и я мог бы лишь повторить то, что уже сказал г-н Роллен в начале своей Древней истории.

    По возвращении из Египта в Антиохию Германик обнаружил, что все его гражданские и военные распоряжения были отменены, аннулированы или изменены противоположными указами. Он горько упрекнул в этом Пизона, который, в свою очередь, перестал сдерживаться. Дальнейшее совместное пребывание стало невозможным, и Пизон решил покинуть Сирию. Но когда он уже собирался уехать, Германик заболел, и это заставило его врага не спешить. Более того, Пизон позволил себе новые бесчинства. Когда состояние принца, казалось, улучшилось, и жители Антиохии готовились исполнить обеты, данные во время его болезни, Пизон явился с ликторами, разрушил жертвенный алтарь, унёс приготовленных для заклания животных, разогнал толпу, собравшуюся в праздничных одеждах, и после этого удалился в соседний Селевкию.

    Однако Германик не выздоровел, и временное улучшение сменилось рецидивом. Болезнь, и сама по себе тяжёлая, усугублялась убеждённостью больного, что Пизон его отравил. Находили и свидетельства колдовства: обугленные человеческие кости, закопанные и залитые густой чёрной кровью, магические заклятия, обращённые к богам преисподней, имя Германика, выгравированное на свинцовых пластинах. Даже тех, кого Пизон присылал справляться о здоровье принца, считали шпионами, следящими за развитием болезни.

    Особенно эта последняя деталь вызывала у Германика одновременно гнев и страх. «Неужели, – говорил он, – мои враги будут осаждать мой дом и смотреть, как я испущу дух? Что будет с моей несчастной женой? Что станет с моими малолетними детьми? Яда им показалось мало – они спешат захватить провинцию и легионы. Но Германик ещё не настолько слаб, и убийца не обогатится за мой счёт!» Он тут же написал Пизону письмо, разрывая с ним всякую дружбу, и, вероятно, приказал ему покинуть провинцию. Пизон больше не медлил и отплыл, но намеренно двигался медленно, чтобы при первой же вести о смерти Германика вернуться в Сирию.

    Удаление Пизона стало для Германика небольшим утешением, которое принесло ему некоторое облегчение и немного оживило его надежды. Но вскоре, сраженный болезнью и чувствуя, как силы покидают его, он велел приблизиться друзьям и в крайней муке, дыша лишь местью и не щадя даже богов, обратился к ним с такими словами:

    «Если бы я умер естественной смертью, я имел бы право обвинить самих богов в несправедливости, ибо они преждевременно отнимают меня в юности у моих родителей, детей и отечества. Но я – невинная жертва ярости Пизона и Плантины, и потому заклинаю вас последними мольбами, которые вверяю вашим сердцам: поведайте моему отцу и брату о всех унижениях, которые я претерпел, и о гнусных кознях, приведших меня к гибели. Те, кого связывали со мной родство или мое положение, даже те, кто, быть может, завидовал мне, – все они содрогнутся от моего жребия и с горечью увидят, что в цветущем возрасте, после стольких войн, я пал жертвой женского коварства. Вам будет дозволено обратиться с жалобой в сенат и взывать к закону. Главный долг друзей – не бесплодно оплакивать умершего, но помнить его волю и исполнить последний наказ. Даже те, кто не знал Германика, прольют слезы; вы же отомстите за него, если дорожили мной, а не моим счастьем. Покажите римскому народу внучку Августа, мою супругу; пред глазами граждан явьте мое многочисленное семейство – шестерых детей. Обвинители встретят всеобщее сочувствие, а если обвиняемые осмелятся ссылаться на преступные приказы, им либо не поверят, либо не простят.»

    Произнеся это, Германик протянул руку друзьям, и те, сжав ее, поклялись скорее умереть, чем отказаться от справедливого возмездия.

    Затем умирающий князь обратился к Агриппине, умоляя ее ради памяти столь любимого супруга, ради их детей – залогов взаимной любви – смягчить свою гордость, покориться ударам враждебной судьбы и, вернувшись в Рим, остерегаться разжигать вражду могущественных особ неразумным соперничеством. Он говорил это вслух, а после – наедине, и все поняли, что он опасался за свою семью перед ненавистью Тиберия. И для этого у него были все основания.

    Вскоре он скончался, оставив в скорби и слезах не только провинцию, но и соседние земли, даже царей и чужеземные народы. В Антиохии горе вылилось в безумные крайности: в день смерти Германика храмы закидали камнями, алтари богов были повержены, некоторые выбросили домашних богов на улицу, а иные даже отказались от детей, рожденных в этот скорбный день. Рассказывают, что варварские племена, воевавшие между собой или с римлянами, прекратили военные действия, словно в дни общенародного бедствия; многие восточные правители сбрили бороды, а их жёны остригли волосы – знак величайшего траура; а парфянский царь, по той же причине, отказался от охоты и не пировал публично с вельможами.

    Германик заслужил эту всеобщую любовь добротой к союзникам, милосердием даже к врагам. Очаровательный для тех, кто его видел, уважаемый и любимый теми, кто лишь слышал о нём, он сохранял достоинство своего положения без тени высокомерия.

    Его скромные похороны не умалились от горя и похвал его добродетелям. Его сравнивали с Александром, чьё имя, по роковой традиции, звучит в панегириках всем героям, – находили сходство в телесном совершенстве, возрасте, роде смерти и даже в близости мест, где оба трагически завершили свой блистательный путь. Замечали, что оба, обладая знатностью и личным обаянием, погибли на чужбине от коварства приближённых, едва переступив тридцатилетний рубеж; но римлянин был мягок с друзьями, умерен в удовольствиях, жил в честном браке, оставив бесспорное потомство, и не уступал в воинской славе, хотя не кидался в безрассудную храбрость. Будь он полновластным правителем – возможно, превзошел бы Александра в славе, а уж в милосердии, воздержности и прочих добродетелях – несомненно.

    Как бы ни судить это сравнение (несомненно, раздутое скорбью и любовью), бесспорно одно: Германик был совершеннейшим князем своего века, единственным достойным в доме Цезарей после Августа, и обладал редким даром – быть любимым.

    Перед сожжением его тело обнажили на антиохийском форуме. Были ли на нём следы яда – Тацит не решается утверждать, ибо свидетельства разнятся: каждый судил по пристрастию – к Германику или Пизону. Плиний и Светоний пишут, что сердце не сгорело и осталось целым среди костей. Этот факт признавали даже обвинители и защитники Пизона, споря лишь о причине – яд или болезнь сообщили сердцу такую стойкость. А может, всё проще: случайное положение уберегло его от пламени.

    Сентий, узнав о действиях Пизона, принял все необходимые меры, чтобы предотвратить их последствия. Он сорвал попытки Домиция Целера, прибывшего в сирийскую Лаодикию, подкупить верность легионов. Затем он двинулся с сухопутными и морскими силами навстречу Пизону, и тот вынужден был укрыться в крепости Киликии под названием Целендерис. Между ними произошло сражение, в котором Сентий одержал полную победу.

    Но упорство Пизона было неукротимо, пока у него оставалась хоть тень надежды. Он попытался захватить вражеский флот врасплох, явился перед легионами и, обращаясь к ним со стены, пытался склонить их на свою сторону. Действительно, знаменосец шестого легиона перешёл со своим знаменем к Пизону. Однако Сентий приказал трубить в трубы, чтобы речи подстрекателя нельзя было расслышать, и уже готовился штурмовать крепость, когда Пизон, осознав свою слабость, предложил переговоры. Он соглашался сложить оружие при условии, что ему позволят оставаться в Целендерисе до тех пор, пока император не объявит своей воли относительно управления Сирией. Его предложения были отвергнуты, и ему предоставили лишь корабли и свободу вернуться в Италию. Ему пришлось подчиниться этим условиям. Таков был исход безумного предприятия, которое, добавив к уже совершённым или предполагаемым преступлениям Пизона ещё и государственную измену, сделало его осуждение и гибель неизбежными.

    В Риме ужас был неописуем, когда стало известно о болезни Германика. Со всех сторон раздавались вопли скорби, негодования и самых горьких жалоб. «Так вот для чего, – говорили люди, – его удалили на край империи! Вот зачем Пизона назначили правителем Сирии! Вот к чему клонились тайные беседы Ливии с Планциной! Ах, конечно, наши предки были правы во всём, что говорили о Друзе! Владыки мира не терпят в своих сыновьях народолюбивого нрава. И не нужно искать иной причины гибели тех добрых принцев, которых мы до сих пор оплакиваем, кроме их намерения вернуть римскому народу свободу и восстановить республиканское равенство!»

    Пока граждане предавались этим печальным размышлениям, пришла весть о смерти Германика, довершив всеобщее отчаяние. Не дожидаясь никаких распоряжений сената или магистратов, в Риме прекратились все дела: площади опустели, дома и лавки закрылись; по всему городу царило мрачное молчание, прерываемое лишь стонами и вздохами – и в этом не было ни капли притворства. Если внешние признаки скорби и были соблюдены, внутренняя боль превосходила всё, что они могли выразить.

    Случайно купцы, покинувшие Сирию ещё при жизни Германика, своими рассказами возродили надежду. Их словам тотчас поверили и тотчас же разнесли. Радостная весть перелетала из уст в уста, обрастая всё новыми подробностями. Людей охватила радость: они бежали к храмам, требуя открыть двери. Была ночь, и это ещё больше способствовало смелости утверждающих и лёгкости веры. Тиберий был разбужен ликующими криками народа, который хором пел: «Рим спасён, отечество спасено, Германик жив!» Он не стал опровергать ложный слух, зная, что он скоро рассеется сам. И скорбь вспыхнула с новой силой, когда люди поняли, что потеряли Германика во второй раз. Они долго оставались безутешными, и даже дни Сатурналий, издревле предназначенные для веселья и забав, прошли в трауре и слезах.

    Сенат постановил воздать памяти принца всевозможные почести: венки, статуи, триумфальные арки в Риме, на берегах Рейна и на сирийской горе Аманус – с надписями, повествующими о его подвигах и гласящими, что он пал на службе республике. Поскольку он любил литературу и даже преуспел в судебном красноречии и поэзии, было решено поместить его бюст среди изображений знаменитых писателей, украшавших зал заседаний сената. Некоторые предлагали сделать его бюст больше и пышнее остальных, но Тиберий воспротивился, заявив, что величие положения не определяет степень литературных заслуг и что для Германика и так достаточно чести быть причисленным к авторам, достойным подражания. Всадники также почтили память усопшего принца, избрав его изображение своим знаменем в торжественной процессии, ежегодно проводившейся 15 июля.

    Пока смерть Германика погружала Рим в горький траур, его сестра Ливилла, жена Друза, родила одновременно двух мальчиков. Это стало великой радостью для Тиберия, который, извлекая выгоду из всего, похвалялся перед сенатом этим редким счастьем, утверждая, что у римлян его ранга подобного примера не сыщешь. Но народ, в своём нынешнем состоянии, был опечален этим приростом семьи Друза, который, как ему казалось, подавлял род Германика, единственно им любимого.

    М. Валерий Мессала – М. Аврелий Котта. 771 год от основания Рима (20 г. н. э.)

    Агриппина, немедленно отплывшая из Сирии, несмотря на тяготы и опасности плавания в самое суровое время года, наконец высадилась на острове Коркира. Там она позволила себе несколько дней, чтобы немного успокоиться и привести в порядок свою внешность, на которой слишком явно читались сила её чувств и нетерпение скорби.

    При первом же известии о ее прибытии в Бриндизи, где она должна была сойти на берег, со всех сторон устремились толпы друзей их дома, особенно военных, служивших под началом Германика; множество незнакомых людей из соседних городов, движимых тщеславной надеждой снискать милость императора или просто любопытством. Флот не заставил себя долго ждать; и как только его заметили на горизонте, не только гавань и берега, но и городские стены, крыши, все места, откуда можно было увидеть море, заполнились бесчисленными зрителями, которые в глубокой печали спрашивали друг друга, как им встретить принцессу при высадке – хранить молчание или приветствовать ее возгласами. Они еще не решили, что уместнее в этих обстоятельствах, когда флот постепенно приблизился – не с быстрым гребком, возвещающим радость, не с ликующими криками гребцов, как обычно бывает в подобных случаях, но медленно, в полном унынии.

    Принцесса появилась и сошла на берег, держа погребальную урну, в сопровождении двоих своих детей, с опущенными и неподвижными глазами. Тогда раздался всеобщий стон; нельзя было отличить родных от чужих, мужские рыдания от женских. Единственное различие заключалось в том, что встречавшие принцессу, впервые видя это скорбное зрелище, казались более потрясенными, чем свита Агриппины, у которой долгое время уже притупило первые порывы горя.

    Тиберий послал две преторианские когорты и приказал магистратам Калабрии, Апулии и Кампании торжественно воздать последние почести памяти его сына. Таким образом, от Бриндизи до Рима траурная процессия продолжалась без перерыва. Урну несли на носилках, которые поддерживали на плечах трибуны и центурионы. Впереди шли отряды солдат с печально опущенными знаменами и ликторы Германика, державшие фасции, обращенные к земле. В колониях, лежавших на пути, простой народ в траурных одеждах, всадники в парадных тогах сжигали ткани, благовония и другие драгоценные предметы, употреблявшиеся при погребениях. Даже жители городов, находившихся в стороне от дороги, выходили навстречу процессии, воздвигали алтари богам теней, приносили жертвы и выражали свою скорбь рыданиями и слезами.

    Друз отправился в Террачину вместе с оставшимися в Риме детьми Германика и своим братом Клавдием. Консулы Валерий Мессала и Аврелий Котта, сенат и большая часть народа заполнили дороги беспорядочной толпой, не думая ни о чем, кроме слез. Ибо горе их не было притворным или льстивым. Все хорошо знали, что Тиберий был рад смерти Германика и, несмотря на всю свою скрытность, не мог полностью скрыть свою радость. Тиберий и Ливия не показались на публике – вероятно, потому, что ожидали пристального внимания и боялись, что их притворная скорбь будет разоблачена. Антония, мать Германика, также оставалась в уединении. Но Тацит с большой долей вероятности предполагает, что это было сделано по приказу. Дядя и бабка хотели оправдаться примером матери и дать понять, что одинаковая скорбь вдохновила всех троих на одинаковое поведение.

    В день, когда прах Германика был перенесен в мавзолей Августа, город то погружался в гробовое молчание, словно превратившись в пустыню, то оглашался рыданиями и воплями. Со всех сторон бежали на Марсово поле, освещенное бесчисленными факелами. Там воины в доспехах, магистраты без знаков отличия, народ, разделенный по трибам, – все сливались в одних и тех же жалобах и кричали, что республика погибла, что у нее больше нет надежды, выражая свои чувства с такой откровенностью, словно правящий дом для них ничего не значил. Но ничто не ранило сердце Тиберия глубже, чем проявления народной любви к Агриппине. Ее называли честью отечества, единственной истинной кровью Августа, последним образцом древних добродетелей. Затем обращались к небу и богам, моля их сохранить ее семью и дать ей пережить своих завистников.

    Похороны, по-видимому, прошли без особой торжественности. Не несли изображений предков покойного принца, не было ни парадного ложа, ни надгробной речи. Все эти упущения были замечены. Вспоминали, что сделал Август для Друза, какие доказательства скорби и любви он явил, какие почести воздал памяти своего пасынка – и сравнивали это горячее усердие с холодностью и равнодушием Тиберия к принцу, который был ему племянником по крови и сыном по усыновлению. «Если у него нет истинной печали, – говорили, – то неужели он настолько пренебрегает приличиями, чтобы не сделать хотя бы вида?»

    Тиберий узнал об этих толках и, чтобы положить им конец, велел обнародовать обращение к народу, в котором говорил, что многие знаменитые мужи погибли на службе республике, но никого не оплакивали так горько. Что эти скорбные чувства делают честь ему и всем гражданам – если только знать в них меру. Что поведение скромных семейств и малозначительных государств – одно, а великих принцев и народа, владыки вселенной – другое. Что было уместно скорбеть, когда утрата была еще свежа, и облегчать горе слезами, но теперь пришло время проявить твердость. Что так поступил Цезарь после смерти единственной дочери, Август – после кончины внуков, не дав печали сломить себя. Что и римский народ в былые времена показывал стойкость перед лицом общих бедствий, после кровавых поражений, унесших великих полководцев и надежды знатнейших домов Рима. Что принцы смертны, но республика должна быть вечной. Поэтому он призывал их вернуться к обычным занятиям и, поскольку приближались игры в честь Великой Матери богов, даже к развлечениям и удовольствиям.

    Обстоятельство игр в честь матери богов, которые праздновались четвертого апреля, указывает нам, что мрачная церемония, которую я только что описал, происходила в начале этого месяца или в последних днях марта: подобно тому как Сатурналии, праздники декабря, которые, согласно Светонию, последовали вскоре после известия о смерти Германика, достигшего Рима, дают нам приблизительную дату этой смерти и позволяют предположить, что она произошла в конце ноября предыдущего года.

    После того как Германику были отданы последние почести, все мысли обратились к отмщению за его смерть. Народ уже роптал, что Пизон, вместо того чтобы явиться в Рим для ответа на ожидавшие его обвинения, разъезжал по прекрасным областям Азии и Ахайи и этим промедлением, столь же высокомерным, сколь и коварным, уничтожал доказательства своего преступления.

    Ибо распространился слух, что знаменитая отравительница Мартина, которая, как мы видели, была отправлена Сентием в Италию, внезапно умерла в Брундизии; и так как на ее теле не обнаружили никаких следов насильственной смерти, возникло подозрение, что она сама приняла яд, спрятанный в узле её волос.

    Между тем Пизон приближался. Войдя в Адриатическое море, он отправил своего сына в Рим с поручением смягчить Тиберия и склонить его в свою пользу. Сам же он направился к Друзу, который после похорон Германика вернулся в Иллирию, и предстал перед ним с уверенностью, рассчитывая, что тот менее огорчён смертью брата, чем тайно доволен избавлением от соперника.

    Тиберий, желая показаться справедливым и беспристрастным, ласково принял молодого Пизона и пожаловал ему денежное пособие, полагавшееся в таких случаях юношам знатного происхождения. Друз ответил Пизону, что если слухи справедливы, то ему надлежит подавать другим пример скорби и негодования; но он желает, чтобы эти слухи оказались ложными и чтобы смерть Германика не стала роковой для кого-либо. Он произнёс это в присутствии свидетелей, избегая частных бесед, и никто не сомневался, что столь осторожное и политичное поведение юного принца, по возрасту и характеру склонного к простоте и прямодушию, было следствием указаний, полученных им от Тиберия.

    Пизон, переплыв Адриатическое море, высадился в Анконе, где оставил корабли, на которых прибыл. Оттуда, пройдя через Пицен, он присоединился к легиону, шедшему из Паннонии в Рим и затем направлявшемуся в Африку для войны против Такфарината, о котором я до сих пор умышленно не упоминал.

    В человеке ненавистном всё подмечают, всему придают дурной смысл. Говорили, будто он нарочно показывался перед солдатами этого легиона, как бы желая испытать их верность и привлечь на свою сторону, чтобы иметь в них опору. Вряд ли он об этом помышлял. Достигнув Нарнии, он – то ли чтобы избежать этого подозрения, о котором его предупредили друзья в Риме, то ли потому, что ум, охваченный страхом, легко меняет решения, – сел на судно и спустился по реке Нар, а затем по Тибру до Рима.

    Толпу возмутило, что он причалил напротив мавзолея Цезарей; все осудили, что он сошёл на берег средь бела дня, в многолюдном месте, в сопровождении многочисленных клиентов, а Планцина – в окружении толпы женщин, причём оба сохраняли на лицах выражение уверенности и безмятежности.

    Дом Пизона выходил на форум, поэтому всё, что там происходило, не могло остаться незамеченным. С негодованием наблюдали за пиром, которым Пизон отпраздновал своё благополучное возвращение в кругу друзей, за украшениями из венков и огнями, которыми были убраны окна.

    На следующий день Фульциний Трион явился к консулам и потребовал права выступить обвинителем против Пизона. Вителлий, Вераний и другие друзья покойного принца воспротивились, утверждая, что Фульциний не имеет оснований вмешиваться в это дело, а они сами будут не столько обвинителями, сколько свидетелями и исполнителями воли Германика.

    Фульциний, не желая полностью отказываться от роли, которая ему очень нравилась, потребовал и получил право обвинять Пизона за его прошлые действия до назначения его наместником Сирии.

    Обвинители умоляли императора взять на себя расследование и суд по этому важному делу. Обвиняемый также не возражал, опасаясь настроений сената и народа против него. В то же время он знал о твердости Тиберия, который не обращал внимания на слухи неразумной толпы, а также о том, что принцепс был осведомлен о заговорах и тайных приказах своей матери. Кроме того, он считал, что один судья лучше различает истину от наветов, навеянных злобными толкованиями, тогда как собрание легко поддается влиянию ненависти и предубеждения.

    Тиберий осознавал всю сложность и тяжесть роли судьи в таком деликатном деле. Он знал о ходивших слухах насчет себя. Поэтому, твердо решив не брать на себя ответственность, он лишь выслушал – в присутствии нескольких друзей – угрозы обвинителей и мольбы обвиняемого, но, не вдаваясь в обсуждение, передал дело на рассмотрение сената. Тем временем Друз вернулся из Иллирии, и хотя ему, как я уже говорил, было предоставлено право на овацию, он отложил церемонию и въехал в город.

    Пифон, вынужденный защищаться перед сенатом, с трудом нашел адвокатов. Тацит называет пятерых самых знаменитых ораторов того времени, которые все отказались под разными предлогами. В конце концов Марк Лепид, Луций Пизон и Ливиней Регул согласились взяться за дело. Весь город следил за друзьями Германика, обвиняемым и Тиберием. Никогда еще дело не вызывало такого живого интереса. Особенно внимательно наблюдали, сумеет ли Тиберий настолько владеть собой, чтобы скрыть свои чувства. Если же он их не проявит, их заранее угадывали и позволяли себе судить о них совершенно свободно, но вполголоса и с большой осторожностью.

    Тиберий открыл заседание сената заранее подготовленной речью, в которой старался сохранить полную беспристрастность. Он сказал, что Пизон был легатом и другом его отца Августа, а он сам, по совету сената, назначил его помощником Германика в управлении делами Востока. Теперь же предстояло с полной беспристрастностью рассмотреть, вызывал ли он своим высокомерием и дурным обращением раздражение у юного принца, радовался ли его смерти или даже отравил его.

    «Ибо, – добавил он, – если он забыл обязанности легата перед своим командующим, если отказал ему в повиновении, если смерть Германика и моя личная утрата стали для Пифона поводом для радости и торжества, то я буду ненавидеть его как личного врага, запрещу ему вход в мой дом и буду действовать как оскорбленный частный человек, не прибегая к власти главы государства. Но если будет доказано преступление, караемое законом даже в случае смерти последнего из людей, тогда я и моя мать объединимся с детьми Германика, чтобы потребовать от вас справедливости.

    Вам также предстоит рассмотреть поведение обвиняемого по очень важному пункту: нужно проверить, вел ли он себя по отношению к солдатам подстрекательски и мятежно, добивался ли их расположения способами, противоречащими дисциплине, пытался ли силой оружия вернуть себе управление Сирией, или же все эти обвинения ложны и преувеличены. Ведь у меня есть основания жаловаться и на обвинителей, осуждая их чрезмерное рвение.

    Зачем нужно было выставлять обнаженное тело на площади Антиохии, привлекать взоры толпы к его осмотру, распространять слухи об отравлении среди иностранных народов, если факт еще не установлен и подлежит расследованию? Я оплакиваю сына и буду оплакивать его всегда, но я не мешаю обвиняемому использовать все средства для доказательства своей невиновности или даже для обличения Германика в несправедливости, если таковая имела место.

    И я прошу вас, господа, как бы ни был я лично задет этим делом, не действовать так, будто выдвинутое обвинение уже доказано. Вы, кто связан родством или дружбой с обвиняемым и выступаете в его защиту, употребите все свое красноречие и усердие, чтобы вывести его из опасности. Я призываю обвинителей к такой же активности и стойкости.

    Единственная привилегия, которую мы предоставим памяти Германика сверх предписанного законами, – это то, что расследование его смерти будет вестись в сенате, а не в обычном суде. В остальном же должны быть полностью соблюдены правила. Пусть никто не принимает во внимание ни слезы Друза, ни мою скорбь, ни злобные речи, которые могут распространяться против нас».

    Затем было определено время для выступлений: два дня – обвинителям, а после шестидневного перерыва – три дня обвиняемому. Тогда выступил Фульциний, чья речь была совершенно неуместна: он вспоминал старые дела, утверждая, что Пизон, будучи легатом Августа в Испании, плохо исполнял свои обязанности перед принцепсом и народом, подозревался в действиях, вредных для службы, и грабил население.

    Но это были пустые обвинения, которые обвинителю не нужно было доказывать, а обвиняемому – опровергать, поскольку решение дела зависело от совершенно иных обстоятельств.

    Настоящими противниками Пизона были Сервеус, Вераний и Вителлий, особенно последний, который, не уступая другим в усердии, превосходил их красноречием. Они доказали, что Пизон, движимый ненавистью к Германику и честолюбивыми замыслами, развратил войско, предоставив ему полную свободу и позволив безнаказанно притеснять жителей провинции, а взамен добился от самых порочных солдат присвоения себе титула Отца легионов; напротив, он намеренно преследовал лучших воинов, особенно друзей Германика и всех, кто был ему предан. Они добавили, что Пизон погубил этого принца колдовством и ядом, и привели в пример магические жертвоприношения, совершённые им и Планциной. Наконец, они обвинили его в развязывании гражданской войны, так что для привлечения его к суду пришлось сначала разбить его в открытом сражении.

    Обвиняемый слабо защищался по большинству пунктов: лишь в отравлении он, казалось, смог оправдаться. То, что утверждали обвинители, было маловероятно. Они говорили, будто Пизон, возлежа за одним столом с Германиком, собственноручно подложил яд в его пищу. Но можно ли поверить, что он осмелился бы совершить такое в чужом доме, под пристальными и подозрительными взглядами, на глазах самого Германика? Пизон, уверенный в своей невиновности, предлагал подвергнуть пыткам своих рабов и требовал того же для слуг, прислуживавших принцу во время трапезы.

    Но судьи были непреклонны по разным причинам: император – из-за войны, которую Пизон развязал в провинции, а сенат – потому что все были убеждены, что в смерти Германика кроется преступление. У дверей зала раздавались крики толпы, грозившей, что если виновный избежит сенатского приговора, народ сам свершит правосудие. Уже стаскивали статуи Пизона к Гемониевой лестнице, чтобы разбить их, если бы Тиберий не послал солдат защитить и вернуть их на место. Пизона, выйдя из сената, посадили в носилки и под охраной трибуна преторианской когорты доставили домой; многие считали, что тому был дан приказ умертвить его. Однако, как выяснилось, офицер был приставлен для защиты от ярости толпы.

    Планцина была так же ненавистна народу, как и её муж, но пользовалась большим влиянием. Ливия взяла её под защиту, и сомневались, что даже император сможет преодолеть это препятствие. Пока у Пизона оставалась надежда, Планцина клялась, что разделит его судьбу и готова пойти с ним даже на смерть. Но когда дело приняло дурной оборот, она изменила своё решение: тайно заручившись поддержкой Ливии и уверенная в помиловании, она стала постепенно отделять свои интересы от интересов мужа и готовить собственную защиту, как будто её дело было иным.

    Обвиняемый понял, что это – печать его гибели, и усомнился, стоит ли ему пытаться защищаться дальше. По мольбам и уговорам сыновей он собрался с духом и вновь явился в сенат. Терпеливо сносил он всё, что только можно вообразить: обвинения, звучавшие с новой силой, угрозы разгневанных сенаторов. Но более всего его ужаснуло холодное, непроницаемое лицо Тиберия, не выражавшее ни сострадания, ни гнева, словно закрытое для любых чувств.

    Вернувшись домой, он принялся писать, будто готовя речь для следующей защиты, запечатал написанное и отдал вольноотпущеннику. Затем принял ванну и лёг ужинать. Когда ночь уже близилась к рассвету, а жена вышла из его комнаты, он велел запереть дверь. Утром его нашли с перерезанным горлом, а рядом на полу лежал меч.

    Тацит упоминает, что слышал от стариков, современников этих событий, будто у Пизона не раз видели некий документ, который он так и не обнародовал. По словам его друзей, там содержались приказы Тиберия против Германика, и Пизон был готов предъявить их сенату, обвинив императора в лицо, если бы Сеян не удержал его пустыми обещаниями. Те же старики утверждали, что Пизон не покончил с собой добровольно, а был убит в своём доме одним из слуг принца. Светоний подтверждает, что Тиберий давал Пизону указания и что тот собирался использовать их для оправдания.

    Не знаю, насколько можно доверять этим слухам, которые, кажется, предполагают факт отравления, хотя доказать его на суде так и не удалось. Чтобы не строить догадок, я ограничусь тем, что было явно для всех.

    Тиберий принял в сенате скорбный вид, жалуясь, что кровавая смерть Пизона может отвратить от него умы сенаторов. В этот момент появился вольноотпущенник с письмом, составленным Пизоном незадолго до смерти. Тиберій стал подробно расспрашивать его о всех обстоятельствах последних часов жизни его господина, после чего громко зачитал письмо, в котором Пизон излагал следующее:

    «Угнетенный кознями врагов и клеветой, призываю в свидетели бессмертных богов, что я, Цезарь, никогда не отступал от верности, которую обязан был тебе хранить, равно как и от глубочайшего почтения к твоей матери. И умоляю вас обоих проявить милосердие к моим сыновьям. Старший, Гней Пизон, не имеет ничего общего с моим положением, ибо все время моего отсутствия провел в Риме. Марк Пизон не одобрял моего намерения вернуться в Сирию – и если бы я последовал совету юного сына, а не он моему старческому авторитету! Это заставляет меня умолять вас с особой настойчивостью не допустить, чтобы он понес наказание за мою дерзость, в которой не виновен. Во имя сорока пяти лет службы, во имя чести быть твоим коллегой по консульству, дарованием несчастному сыну жизни по мольбе отца, который был уважаем Августом, был твоим другом и более не попросит у тебя никаких милостей».

    Пизон не упомянул в письме Планцину.

    Тиберий внял его мольбам о младшем сыне. Он постарался оправдать Марка Пизона, ссылаясь на отцовские приказы, которым сын не мог ослушаться. Он также принял во внимание знатность их рода и даже печальный конец обвиняемого, к которому, каковы бы ни были его прегрешения, нельзя было не испытывать жалости.

    Затем он, с видом смущенным и неловким, вступился за Планцину, ссылаясь на просьбы своей матери, против которой лучшие люди втайне роптали с величайшим негодованием. «Что же, – говорили они, – убийца внука будет спасена бабкой, которая сочтет за удовольствие видеть ее и беседовать с ней! То, что законы предоставляют всем гражданам, не может быть даровано Германику! Какое противоречие! Вераній и Вителлий требуют отмщения за сына императора, а Тиберий и Ливия защищают Планцину и мешают сенату свершить правосудие. Пусть же она теперь обратит свои яды и козни, столь успешные против Германика, против Агриппины и ее детей, и пусть насытит кровью этого несчастного семейства бабку и дядю, столь верно хранящих природные чувства!»

    Тиберий не хотел сам даровать Планцине прощение, но желал, чтобы ее оправдал сенат. Таким образом, два дня были потрачены на разбор ее дела – или, вернее, на видимость разбора. Император настоятельно побуждал сыновей Пизона защищать мать; обвинители выступали против нее; свидетели изобличали ее. Но поскольку никто не отвечал на обвинения, ее положение скорее вызывало сострадание, чем ненависть. Наконец, перешли к голосованию.

    Консул Аврелій Котта, высказываясь первым, предложил:

    вычеркнуть имя Пизона из фаст;

    конфисковать половину его имущества, а другую оставить старшему сыну, Гнею Пизону, с обязательством сменить преномен;

    лишить Марка Пизона сенаторского достоинства и сослать на десять лет, выделив ему из конфискованного имущества отца пять миллионов сестерциев;

    сохранить жизнь и имущество Планцине в уважение к просьбам Ливии.

    Тиберий смягчил многие пункты этого предложения. Он не позволил вычеркнуть имя Пизона из фаст, говоря, что там остались имена Марка Антония, воевавшего против отечества, и Юла Антония, опозорившего дом Августа прелюбодеянием. Он освободил Марка Пизона от бесчестья и оставил ему отцовское наследство, ибо конфискации, впоследствии столь частые у алчных правителей, мало занимали Тиберия: корысть не владела им. В данном же случае стыд за оправдание Планцины склонял его к милосердию.

    Под влиянием того же чувства, когда Валерий Мессалин и Цецина Север предложили – один воздвигнуть в храме Мстителя-Марса золотую статую этого бога, а другой – алтарь Мщению, Тиберий воспротивился, сказав, что подобные памятники уместны для побед над внешними врагами, а домашние бедствия лучше предавать забвению.

    Мессалин добавил, что следует возблагодарить за отмщение за смерть Германика Тиберия, Ливию, Антонию, Агриппину и Друза, но не упомянул Клавдия. Хотя он и был братом Германика, слабоумный Клавдий, тогда простой римский всадник, столь мало значил в государстве, что никто о нем не думал. Однако Аспрена обратил внимание на это упущение, и имя Клавдия было внесено в сенатское постановление.

    По этому поводу Тацит замечает:

    «Чем больше я размышляю о событиях древних и новых, тем больше убеждаюсь, что дела смертных – игрушка в руках высшей силы. Ибо общее мнение, планы и чаяния, народное почитание скорее указывали на любого другого, чем на того, кого судьба втайне готовила к власти, без малейшего подозрения со стороны людей. Если вместо слепой и капризной Фортуны предположить Провидение, которое играет человеческими расчетами и незримыми, но неотвратимыми путями исполняет свои всегда мудрые замыслы, – то ничто не будет справедливее этого замечания Тацита».

    Затем Тиберий предложил сенату предоставить жреческие должности Вителлию, Веранию и Сервею в награду за их усердие. Фульцинию он пообещал свою поддержку на пути к почестям, но предупредил его, чтобы тот умеренно пользовался своими способностями и остерегался, стремясь к быстрому продвижению, обрывистых мест на своем пути. Впоследствии окажется, что Фульциний мало воспользовался этим советом.

    Так закончилось дело, связанное с местью за смерть Германика. В то время об этой смерти говорили разное, и истина так и не была выяснена: «Так много остается неясного, – говорит Тацит, – даже в самых знаменитых и важных событиях, потому что одни принимают за достоверное первые услышанные ими слухи, другие искажают и извращают известную им правду, и каждое из этих противоречащих преданий укореняется в потомстве». Поэтому неизвестно, был ли Германик отравлен. Но что совершенно достоверно и ясно, так это то, что Пизон, ставший орудием злой воли Тиберия – по крайней мере в том, что досаждал Германику и старался всеми способами унижать и раздражать его, – был наказан самим принцепсом, чьей страсти он служил. Это памятный пример Божественного правосудия и неосмотрительной дерзости царедворцев.

    Примечания:

    [1] Это древний город Солы. В «Истории Римской Республики» можно узнать, откуда произошло его новое название.

    [2] Река в Киликии.

    [3] Закон Юния Норбана устанавливал промежуточное состояние между полной свободой и рабством для тех рабов, которые не были освобождены со всеми формальностями.

    [4] См. «Историю Римской Республики».

    [5] Причины этого запрета изложены в «Римской истории» после завоевания Египта Августом.

    [6] Эта Селевкия имела прозвище Пиерия и находилась у моря, в устье Оронта.

    [7] Те, кто говорит об отравлении Александра, считают это событие истинным, хотя оно не более достоверно, чем в случае с македонским царём или Германиком.

    [8] ПЛИНИЙ, IX, 71; СВЕТОНИЙ, «Калигула».

    [9] Следует отметить, что Тацит, которого я здесь перевожу, говорит не от своего имени: он передаёт мнение толпы. Поэтому было бы ошибочно искать в этих словах мысли историка и делать вывод, что он считал Августа виновным в смерти Марцелла и Друза.

    [10] СВЕТОНИЙ, «Калигула», 6.

    [11] Может показаться странным, что Тиберий считал многих римлян своего ранга. Nulli ante Romanorum ejusdem fastigii viro germinam stirpem editam. Его выражение нельзя ограничить только Цезарем и Августом: очевидно, оно включает знаменитых людей времён Республики. Дело в том, что он не считал себя монархом: он полагал, что прежняя форма правления в основе сохранилась, лишь видоизменившись, а не была уничтожена преобразованиями Августа.

    [12] Речь идёт не о той Калабрии, которую мы знаем сегодня. Древняя Калабрия была частью того, что сейчас называется Апулией.

    [13] СВЕТОНИЙ, «Калигула», 6.

    [14] Современная река Нера.

    [15] Один из пяти, Марцелл Эзернин, по-видимому, является тем самым внуком Поллиона, о котором говорилось в конце второй книги.

    [16] Это место, куда сбрасывали тела казнённых преступников.

    [17] СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 52.

    [18] ТАЦИТ, «Анналы», III, 16.

    [19] Пизон был коллегой Тиберия по второму консульству в 745 году от основания Рима.

    [20] Шестьсот двадцать пять тысяч ливров = 1 022 900 франков по расчёту г-на Летронна.

  

  
    § III. Овация Друза

    Как я уже говорил, Друз отложил честь овации, которая была ему дарована, не желая отвлекать внимание от важного дела, занимавшего весь город. В те времена ещё так религиозно соблюдали древние формальности, что, поскольку при въезде в Рим он утрачивал право командования, необходимое ему для проведения церемонии, он выехал за городские стены, вновь принял ауспиции и затем вернулся с пышностью малого триумфа.

    Спустя несколько дней скончалась его мать Випсания – единственная из всех детей Агриппы, кому выпало спокойно завершить свой жизненный путь. Остальные же умерли либо трагически, либо, по крайней мере, преждевременно. Два юных Цезаря, Гай и Луций, были унесены смертью в расцвете лет, и ходили подозрения, обоснованные или нет, что их дни сократил яд. Тиберий приказал умертвить Агриппу Постума. В дальнейшем ходе этой истории мы увидим, как Юлия погибнет в печальном изгнании, а Агриппина умрёт от голода. Если бы Агриппа не возвысился над скромным положением своих предков, если бы не стал зятем Августа, его семья избежала бы столь несчастливой участи.

    Обвинение и осуждение знатной дамы

    Одна знатная дама, обвинённая и осуждённая, хоть и была виновна, вызвала сострадание народа. Её звали Лепида; по отцу она происходила из Эмилиев, а среди её предков были Помпей и Сулла. Август некогда предназначал её в жёны младшему из своих приёмных сыновей, Луцию Цезарю, но смерть принца помешала этому союзу. Она выходила замуж не раз, и в последний раз – за Сульпиция Квириния, о котором мы уже упоминали в предыдущее царствование. Человек незнатного происхождения, он благодаря своим талантам и заслугам достиг высших должностей в государстве. Лепида, ведшая беспорядочную жизнь, быстро наскучила старому мужу. Он развёлся с ней, но, сохранив после развода жгучую обиду, обвинил её в подмене ребёнка и отравлении. Кроме того, ей вменили прелюбодеяние и, что важнее, оскорбление величества. Утверждали, будто она вопрошала астрологов о судьбе дома Цезарей.

    Тиберий, как обычно, вёл себя двусмысленно: он так искусно смешивал признаки милосердия с проявлениями гнева, что невозможно было понять его истинные намерения. Он заявил, что не желает, чтобы в процессе фигурировало обвинение в оскорблении величества, и действительно не допустил пыток рабов Лепиды для дачи показаний по этому пункту. Однако в то же время он призвал нескольких свидетелей высказаться именно о тех фактах, которые якобы хотел скрыть. Он не позволил Друзу, как консулу, избранному на следующий год, первым высказать своё мнение, и эта сдержанность имела двоякий смысл. С одной стороны, можно было подумать, что он хотел сохранить свободу голосования, которая была бы скована, если бы сразу стало известно мнение сына императора. С другой – если бы он благоволил Лепиде, вряд ли он позволил бы другим взять на себя роль её оправдателей.

    Во время суда, когда в театре Помпея давались игры, Лепида явилась туда в сопровождении знатнейших матрон и, рыдая, взывала к именам своих предков, особенно Помпея, чью память напоминал сам театр. Она так растрогала народ, что все вскочили со своих мест, проливая слёзы, осыпали Квириния проклятиями и поносили его. Ему ставили в вину низкое происхождение, огромное влияние, основанное на том, что он был стар, богат и бездетен, и то, что он так недостойно злоупотреблял им, гнетя женщину знатного рода, которую сам Август счёл достойной стать его невесткой.

    Тем не менее, на суде были доказаны беспорядочность и преступления Лепиды, и большинство сенаторов поддержало мнение Рубеллия Бланда, приговорившего её к изгнанию. Примечательно, что Друз присоединился к этому мнению, хотя некоторые сенаторы предлагали более мягкое наказание. Изгнание влекло за собой конфискацию имущества, но по просьбе Скавра, у которого была дочь от брака с Лепидой, эта часть приговора не была исполнена. Когда всё завершилось, Тиберий заявил, что из показаний рабов Квириния следует, что Лепида пыталась отравить их господина.

    Судьба Квириния

    Квириний был дорог Тиберию, поскольку доказал свою преданность и уважение в критический момент – во время его пребывания на Родосе. Мы видели, как Лоллий, наставник Гая Цезаря, приёмного сына Августа, настраивал молодого принца против Тиберия. Квириний, сменивший Лоллия, вёл себя совершенно иначе. Тиберий всегда помнил об этом, и можно предположить, что именно это придало вес обвинениям Квириния против Лепиды. Таким образом, он добился мести, но недолго ею наслаждался: на следующий год он умер, не слишком оплакиваемый народом, который не простил ему дело Лепиды и презирал его как старого скрягу, чьё влияние было ему в тягость. Тиберий же, напротив, изложив сенату причины своей привязанности к Квиринию, добился для него, несмотря на низкое происхождение, почётных государственных похорон.

    Но вернёмся к ходу событий.

    Две знатнейшие семьи Рима одновременно постигло горе: Кальпурнии скорбели о смерти Пизона, Эмилии – об изгнании Лепиды. В этих обстоятельствах утешением для знати стало возвращение Д. Силана в дом Юниев. Он был одним из соблазнителей Юлии, внучки Августа. Хотя разгневанный принцепс ограничился разрывом дружбы с ним, следуя древней римской простоте нравов, Децим счел благоразумным добровольно удалиться в изгнание. Он оставался там, пока жил Август. Когда же императором стал Тиберий, он осмелился просить через сенат и принцепса о возвращении, пользуясь влиянием своего брата Марка Силана, которого красноречие и знатное имя ставили в высокое положение. Разрешение было дано: Децим вернулся в Рим. Когда Марк принес Тиберию в сенате благодарность, тот ответил, что рад возвращению брата из долгого путешествия, ибо ничто не должно было препятствовать этому, так как против него не было ни сенатского постановления, ни судебного приговора. Однако он добавил, что не примиряется с Децимом, помня справедливый гнев своего отца, и что возвращение виновного не должно считаться отменой воли Августа. С тех пор Д. Силан жил в Риме, но не удостаивался почестей.

    Затем встал вопрос о смягчении закона Папия-Поппея, изданного Августом против безбрачия. Сам по себе закон был мудр: зло, которое он преследовал, столь же вредное для нравов, сколь и для умножения граждан, упорно держалось, что доказывало необходимость мер. Ибо, несмотря на строгость наказаний, безбрачие оставалось в моде. Помимо соблазна свободы (или, вернее, распутства), когда люди грубо стремились к удовольствиям, избегая хлопот семейной жизни и воспитания детей, в Риме не было положения слаще, чем у богача без наследников. Все искали его милости, а надежда быть выгодно упомянутым в завещании приносила ему друзей, влияние и власть.

    Август поступил мудро, обуздав этот вредный и глубоко укоренившийся беспорядок. Но, как и все в жизни, закон Папия-Поппея имел свои недостатки: он открывал дорогу бесчисленным злоупотреблениям. Как и большинство римских законов против преступлений, он поощрял доносчиков наградой, что привлекало толпы алчных людей. Они злонамеренно расширяли толкование закона, применяя его к случаям, о которых законодатель и не думал, затевая тяжбы против граждан в Риме, Италии и всей империи, разоряя семьи и наводя страх даже на тех, кого еще не трогали. Поэтому Тиберий счел нужным учредить комиссию из пяти консуляров, пяти бывших преторов и пяти сенаторов низшего ранга, которые внесли в закон ограничения и поправки, сделав его бремя менее тяжким.

    Нерон, старший сын Германика, вступил тогда в отроческий возраст. Тиберий, представив его сенату, просил освободить юношу от прохождения вигинтивирата (первой ступени почестей) и разрешить ему добиваться квестуры на пять лет раньше положенного срока. Он подкрепил просьбу доводами и примерами, указав, что сам он и его брат получили такие же милости по рекомендации Августа. Тацит утверждает, что сенаторы втихомолку смеялись над этой показной скромностью Тиберия, и даже предполагает, что подобные просьбы из уст Августа звучали не менее лицемерно. Ведь эти принцепсы не боялись отказа и могли просто приказать вместо того, чтобы просить сенат. Однако это был знак уважения к древнему праву республики, как бы подтверждавший, что оно не упразднено.

    Тогда же Нерон получил сан понтифика, а в день его совершеннолетия император-дед раздал народу щедрые подаяния. Народ радовался, видя, как семья Германика выходит из детского возраста и начинает появляться на публике. Радость умножилась браком Нерона с Юлией, дочерью Друза. Напротив, все осудили помолвку малолетнего сына Клавдия с дочерью Сеяна, справедливо считая этот союз недостойным императорского дома. Брак не состоялся: юный принц вскоре погиб при странном случае – играя, он подбросил грушу и поймал ее ртом, но она застряла так глубоко, что задушила его.

    Под конец года умер Саллюстий, преемник и соперник Мецената, под чьим началом он служил. Он был внуком сестры историка Саллюстия, который его усыновил. Как и Меценат, он оставался во всадническом сословии, не стремясь к почестям, хотя превосходил властью многих консуляров. Подобно ему, он был человеком удовольствий, соединяя изнеженность нравов с силой ума. Долгое время он пользовался наибольшим доверием Августа, а затем и Тиберия, который поручил ему устранить Агриппу Постума. И, чтобы сходство с Меценатом было полным, он, как и тот, утратил влияние еще до смерти.

    Тиберий стал консулом в следующем году вместе со своим сыном Друзом.

    ТИБЕРИЙ ЦЕЗАРЬ АВГУСТ IV – ДРУЗ ЦЕЗАРЬ II. 772 г. от основания Рима. 21 г. от Р.Х.

    Это совместное консульство отца и сына – примечательная особенность. Три года назад уже видели Тиберия и Германика коллегами в той же должности. Но кровная связь между ними была не столь тесной, да и сердечной привязанности не существовало.

    Еще более любопытное наблюдение: казалось, что консульство, разделенное с Тиберием, приносит несчастье. Он был консулом пять раз, и все пятеро его коллег погибли насильственной смертью. Вар, его коллега по первому консульству, был вынужден покончить с собой из-за поражения от германцев. Мы уже рассказали о печальной участи Пизона и Германика, его коллег во втором и третьем консульствах. Друз, с которым он разделял четвертое, вскоре погибнет от яда. В пятом консульстве Тиберия его коллегой был Сеян, чья ужасная катастрофа хорошо известна.

    В начале года, когда Тиберий в четвертый раз стал консулом, он покинул Рим и отправился в Кампанию, якобы для восстановления здоровья. С тех пор как он стал императором, он почти не покидал Рима. В первые два года он не переступал городских ворот. Позже он совершал небольшие поездки, но очень краткие и не дальше Анциума. Нынешний его отъезд был более продолжительным и дальним от столицы. Возможно, он уже тогда задумывал план вечного удаления, который осуществил несколькими годами позже, и хотел постепенно приучить к этому умы. Кроме того, он был рад оставить своего сына единственным исполняющим консульские обязанности.

    Этот молодой князь отличился в деле, которое, незначительное вначале, переросло в спор, разделивший весь сенат. Корбулон, впоследствии прославившийся во главе армий, подал жалобу в сенат на Луция Силу, молодого человека знатного рода, который во время зрелища отказался уступить ему почетное место. Корбулон ссылался на права старшинства, древний обычай и поддержку всех старейшин. Сила, со своей стороны, был защищен Мамерком Скавром, Луцием Аррунтием и другими родственниками. Дебаты были горячими с обеих сторон, приводились примеры предков, которые суровыми указами обуздывали дерзость молодежи, забывающей уважение к старшим. Друз примирил все стороны, выступив мудро и умеренно. В конце концов Мамерк, бывший одновременно дядей Силы и мужем его матери, принес Корбулону удовлетворение от имени племянника и пасынка.

    Тот же Корбулон, человек деятельный и пылкий, указал сенату на плохое состояние дорог, запущенных из-за мошенничества подрядчиков и нерадивости магистратов, и добровольно взял на себя исправление этих злоупотреблений. Дороги – предмет общественного блага, весьма достойный внимания и усердия такого человека, как Корбулон. Но его обвиняли в излишней строгости. Он возбудил дела против множества людей, разорив их состояние и запятнав репутацию. Позже мы увидим, как он возобновит это дело при Калигуле и использует его, чтобы удовлетворить алчность принцепса и самому достичь консульства. Это пятно на его жизни.

    Цецина Север выдвинул другой проект реформы. Он предложил, чтобы сенат постановил, согласно древнему обычаю, запретить военачальникам и наместникам провинций брать с собой жен в места службы. Весь сенат воспротивился этому предложению, особенно резко выступил против Валерий Мессалин, сын оратора Мессалы, унаследовавший в некоторой степени его красноречие. У Тацита можно найти аргументы за и против. Мне достаточно отметить, что Друз поддержал общее мнение. Он заявил, что в поездках, которые ему, возможно, придется совершать по службе отцу и на благо империи, он будет огорчен разлукой с Ливиллой, с которой живет в полном согласии и которая подарила ему троих детей.

    Ливилла своей последующей поведенностью плохо ответила на эти свидетельства нежности и уважения, которые Друз публично высказал ей в сенате.

    Казалось, отсутствие Тиберия придавало сенаторам смелости говорить и действовать свободнее. Все возмущались, но никто не решался выступить против чудовищного злоупотребления, которое укоренилось под прикрытием уважения к особе принцепса. Люди с дурной репутацией, негодяи, держа в руках изображение императора, безнаказанно осыпали самых достойных граждан оскорблениями и гнусной клеветой; даже вольноотпущенники и рабы, вооружившись тем же способом, оскорбляли своих патронов и господ, угрожали им жестами и не только не боялись наказания за свою наглость, но, напротив, внушали страх.

    Гай Цестий стал выразителем всеобщего негодования. В сенате он заявил, что принцепсы на земле занимают место богов, но даже боги внемлют лишь справедливым молитвам, и никто не может укрыться в Капитолии или других храмах города, чтобы под защитой религии творить преступления. Он добавил, что законы больше не имеют силы, раз женщина, осуждённая им за мошенничество по решению суда, осмелилась оскорблять и угрожать ему на форуме у дверей сената, а он не мог привлечь её к суду, потому что она прикрывалась изображением императора.

    Как только нашелся сенатор, осмелившийся сказать то, что все думали, многие присоединились к нему, приводя подобные или даже более вопиющие примеры, и все просили Друза восстановить порядок. Тот удовлетворил столь справедливое требование: Анния Руфилла (так звали женщину, на которую жаловался Цестий) была вызвана, изобличена и заключена в тюрьму. В то же время два римских всадника, ложно обвинившие претора в оскорблении величества, были наказаны по решению сената с согласия и одобрения императора.

    Эти акты правосудия были встречены публикой с одобрением. Заслугу приписывали Друзу, который, находясь в Риме и слыша толки, смягчал суровость, внушённую его отцу мрачным уединением. Поскольку порок раздражает людей лишь тогда, когда вредит им, никто не осуждал молодого принца за склонность к удовольствиям. «Пусть лучше предаётся развлечениям, – говорили, – проводит дни в театрах, а ночи за пирами, чем, затворившись в одиночестве, предаётся мрачным мыслям и злодейским замыслам».

    Между тем Тиберий и доносчики не унимались. Обвинение в оскорблении величества стало завершающим штрихом любого другого обвинения. По словам Тацита, даже в делах о вымогательстве или прелюбодеянии добавляли этот пункт, чтобы окончательно погубить обвиняемого.

    Тирания постепенно достигла невероятных масштабов. Мало того, что ловили на неосторожных словах, сказанных в пьяном виде, или на безобидных шутках – дошло до того, что каралось смертью наказание раба возле статуи Августа, переодевание вблизи его изображения или ношение монеты с его портретом в отхожее место.

    Я бы не решился привести анекдот, сохранённый Сенекой, если бы его пример не оправдывал меня и если бы не было полезно знать, на что способна низость доносчиков, когда их поддерживают власть имущие. Бывший претор Павел, присутствуя на пиру, носил кольцо с изображением Тиберия. «Я выглядел бы смешно, – пишет Сенека, – если бы стал искать околичности, чтобы сказать, что ему понадобился ночной горшок». Он не подумал снять кольцо, и это подметил доносчик Марон, бывший среди гостей. К счастью, верный раб заметил то же самое, но с иными намерениями, и незаметно снял кольцо с руки хозяина. Уже Марон строчил донос и собирал показания свидетелей, когда раб предъявил кольцо.

    Так Тиберий подтвердил худшие ожидания, сложившиеся о нём с самого начала правления. Узнав о злословии и сатирических стихах в свой адрес, он приписывал это дурному нраву и стремлению к независимости, почти гордился этим и, перефразируя знаменитые слова Атрея, говорил: «Пусть ненавидят, лишь бы уважали». Но если суровая добродетель может вызывать одновременно восхищение и ненависть, то жестокость и тирания заслуживают лишь отвращения. Именно такое чувство вызовет у читателя рассказ о казни Лутория Приска.

    Этот римский всадник, рожденный с поэтическим даром, сочинил по случаю смерти Германика элегию в стихах, которая имела успех и была вознаграждена императором денежной наградой. Когда заболел Друз, Луторий написал подобное произведение, чтобы обнародовать его в случае смерти принца, льстя себя надеждой на еще большее вознаграждение, чем прежде. Однако принц не умер, и поэт, по легкомыслию и тщеславию, прочел свои стихи в большом кругу дам.

    Доносчик по профессии узнал об этом и немедленно донес об этом новом виде преступления в сенат. Свидетели были вызваны и подтвердили обвинение, за исключением одной дамы по имени Вителлия, которая заявила, что ничего не слышала. Когда факт был установлен, перешли к голосованию.

    Гатерий Агриппа, как консул-десигнат, высказался первым и предложил смертную казнь. Признаюсь, я не могу понять, на каком принципе юриспруденции или по какому закону основывалась такая жестокость. Трусость сенаторов должна была быть крайней, раз даже Манлий Лепид, пытаясь смягчить участь обвиняемого, не осмелился оспорить приговор консула-десигната, а лишь предложил менее суровую меру. Он высказался следующим образом:

    «Отцы сенаторы! Если мы будем рассматривать лишь нечестивое использование Луторием Приском своего таланта и безрассудство, с которым он стремился распространить заразу своего порочного сочинения, то ни тюрьма, ни петля, ни даже пытки, предназначенные для рабов, не покажутся достаточным наказанием за его дерзость.

    Но если, даже в самых тяжких преступлениях, умеренность принца, примеры ваших предков и ваши собственные решения учат вас смягчать строгость кары; если справедливо проводить различие между легкомыслием и злодеянием, между словами и действиями – то мы можем принять решение, которое не оставит вину безнаказанной, но и не навлечет на нас упреков в излишней снисходительности или жестокости.

    Я часто слышал, как император сожалел, когда кто-либо лишал его возможности проявить милосердие, ускоряя свою смерть. Луторий жив, и его жизнь не угрожает республике, равно как его смерть не послужит примером. Его литературные труды столь же тщеславны, сколь и безумны. Не бойтесь серьезного и обдуманного заговора со стороны человека, который сам выдает свои секреты и, в некотором роде, становится своим же доносчиком, выпрашивая у женщин аплодисменты своим стихам.

    Тем не менее, я не утверждаю, что он невиновен. Я предлагаю приговорить его к изгнанию и конфискации имущества, как если бы он подпадал под закон об оскорблении величества».

    Рубеллий Бланд был единственным из консуляров, поддержавшим мнение Лепида; все остальные согласились с Гетерием Агриппой. Луторий был отведён в тюрьму и немедленно казнён.

    Тиберий в письме выразил недовольство этим решением, но, как обычно, облёк свои слова в двусмысленность. Он благодарил сенаторов за рвение в отмщении даже малейших оскорблений величия принцепса, однако просил, чтобы пустые слова не наказывались столь быстро и сурово. Он хвалил Лепида, но не осуждал Агриппу.

    Если верить Диону, Тиберий был недоволен не самим приговором и казнью Лутория, а тем, что сенат действовал, не дожидаясь его распоряжений. Именно поэтому он ввёл известное постановление, согласно которому сенатские декреты не сразу передавались в казну (то есть, как мы бы сказали, в канцелярию), а значит, не могли быть исполнены раньше, чем через десять дней. Таким образом, осуждённые получали отсрочку.

    Этот закон казался проявлением умеренности и мудрости. Однако Тиберий, находившийся тогда в Кампании и уже задумывавшийся о том, чтобы остаться там надолго, ввёл эту отсрочку лишь для того, чтобы успеть узнать о решениях сената и скрепить их своей печатью. Поэтому закон не принёс реальной пользы: сенат не мог изменить свои приговоры, а задержка никак не смягчала суровый и неумолимый нрав Тиберия.

    Несомненно, однако, что впоследствии добрые правители воплотили в жизнь то, что для первого законодателя было лишь пустой видимостью, и рассматривали этот закон как сдержку для поспешного гнева и инструмент милосердия. Срок отсрочки был даже увеличен до тридцати дней, а император Феодосий, по настоянию святого Амвросия, распространил это правило и на приговоры, исходившие от самого императора, тогда как ранее оно касалось лишь решений сената.

    В том же году произошли волнения во Фракии, которая, как мы видели, была разделена между Реметалком и сыновьями Котиса. Их усмирил некий Веллей, которого с большой долей вероятности можно отождествить с тем самым историком, чьё краткое сочинение дошло до нас и не было бы лишено ценности, если бы не было пропитано лестью.

    Более серьёзные волнения, которые заслуживают нашего особого внимания, произошли в Галлии. Их причиной стало непомерное бремя долгов, тяготившее города и народы. Чтобы платить подати и налоги, они брали деньги в долг под большие проценты у богатейших римлян, получая временное облегчение, которое вскоре оборачивалось новым грузом, под которым они и гибли.

    Два знатных галла – один из области треверов, другой из округи Отёна, Юлий Флор и Юлий Сакровир, – подняли своих соотечественников на восстание. Их отцы получили римское гражданство за заслуги перед Римом, но сами они, будучи более преданы истинной родине, чем той, к которой их хотели привязать, задумали освободить свой народ от рабства. Для этого один должен был поднять белгов, другой – галльские племена, ближайшие к Италии.

    Сначала они тайно привлекли на свою сторону самых гордых и храбрых сограждан, а также тех, кого нищета или страх заслуженного наказания за преступления толкали на отчаянные поступки. Затем, выступая на собраниях разных племён, они с негодованием говорили о непосильных и бесконечных податях, огромных процентах, которые приходилось платить, о высокомерии и жестокости римских магистратов. Они указывали на то, что рейнские легионы охвачены раздорами и мятежным духом после известия о гибели Германика, и что сейчас – лучший момент для обретения свободы, если сравнить их собственное процветающее состояние со слабостью Италии, изнеженностью римской черни, давно отвыкшей держать меч, так что сила римских армий зиждется лишь на иноземных солдатах.

    Почти не было в Галлии племени, куда бы не проникли эти мятежные идеи и не возымели действия. Однако общее восстание не было должным образом организовано: волнения вспыхивали по частям и подавлялись по мере возникновения, не успев перерасти в единый союз.

    Первыми поднялись жители Анжу и Турени. Один отряд, стоявший гарнизоном в Лионе, оказался достаточным, чтобы усмирить анжуйцев. Туренцы были разбиты отрядом, посланным Виселлием Варроном, командующим армией Нижнего Рейна. Генерал-лейтенант Ацилий Авиола получил почести за эти две победы. Но самое примечательное было то, что несколько знатных галлов, участвовавших в заговоре, сражались тогда за римлян, чтобы скрыть свою связь с мятежниками и дождаться благоприятного момента. В частности, Сакровир в битве против туренцев появился без шлема: он говорил, что делает это, чтобы показать свою храбрость; но пленные разоблачили его, заявив, что он хотел, чтобы его узнали и потому пощадили. Это донесение передали Тиберию, но он не придал ему значения, и эта беспечность позволила восстанию набрать силу.

    Между тем Флор продолжал осуществлять свой замысел; он попытался переманить на свою сторону значительный отряд кавалерии, набранный треверами и обученный по римским военным стандартам. Он хотел убедить их начать войну с резни римских торговцев, обосновавшихся в этой стране. Лишь немногие вняли его уговорам; большинство осталось верным. К тем, кого ему удалось склонить на свою сторону, Флор присоединил своих клиентов и толпу негодяев, которых долги заставляли желать перемен; с этим отрядом он намеревался укрыться в Арденнах. Но ему помешали легионы, выставленные против него с разных сторон Виселлием Варроном и Г. Силием, командующими римскими армиями на Рейне. Юлий Инд, другой галл из земли треверов, личный враг Флора и потому ревностно служивший римлянам, во главе отряда отборных войск легко рассеял еще неорганизованную толпу. Флор скрылся от победителей в неизвестных убежищах, часто меняя их. Но в конце концов он был обнаружен и, увидев солдат, блокировавших все выходы, покончил с собой. Так закончилось движение среди треверов.

    Эдуи, гораздо более могущественные и удаленные от основных римских сил, имели время и возможности доставить больше хлопот своим господам. Сакровир, вооружив несколько когорт, захватил город Отён, а также молодую галльскую знать, обучавшуюся там изящным искусствам; он удерживал их как залог верности и привязанности первых семейств страны. Тайно изготовленное оружие он раздал сорока тысячам своих сторонников. Пятая часть этого войска была вооружена как легионеры; остальные имели лишь копья и охотничьи ножи. К ним присоединились рабы, обученные гладиаторскому делу и закованные в доспехи, которые делали их неуязвимыми, но малоподвижными. Эти силы пополнялись добровольцами из соседних областей, хотя города официально не присоединялись к восстанию. Наконец, Сакровир использовал и время, которое ему подарил спор между двумя римскими командующими, каждый из которых жаждал возглавить эту войну; пока старый и немощный Виселлий не уступил место Силию, находившемуся в расцвете сил.

    В Риме молва, как обычно, преувеличивала масштабы восстания. Говорили не только о мятеже эдуев и треверов: будто бы все шестьдесят четыре галльских племени взялись за оружие, призвали германцев, а Испания колеблется. Это вызывало тревогу у добропорядочных граждан, дороживших интересами республики; но большинство, уставшее от жестокой тирании и жаждавшее перемен, радовалось собственной опасности. Возмущались, что Тиберий в такой ситуации занимается доносами обвинителей. «Неужели Юлий Сакровир предстанет перед сенатом по обвинению в оскорблении величества?» – говорили они. Наконец нашлись смелые люди, ответившие мечом на кровавые приказы. Война – это лучше, чем позорное рабство. Чем больше волнения и страха видел Тиберий, тем больше он демонстрировал спокойствия. Он не изменил ни места, ни выражения лица; вел себя так, будто ничего не случилось – то ли из душевной твердости, то ли зная, что восстание незначительно и сильно преувеличено молвой.

    Силий выступил с двумя легионами, послав вперед кавалерийский отряд, который опустошил земли секванов, союзников эдуев. Легионы быстро двинулись к Отёну. Даже простые солдаты горели нетерпением. «Вперед! – кричали они. – Если мы увидим их, а они нас – победа обеспечена!»

    Враг встретил их на равнине в четырех милях от Отёна. Сакровир поставил впереди закованных в железо гладиаторов, на флангах – хорошо вооруженные когорты, во второй линии – неорганизованную толпу. Объезжая ряды на боевом коне, он напоминал о прошлых победах галлов над римлянами. Он сулил своим свободу в случае победы и рабство хуже прежнего – в случае поражения.

    Напрасно галльский военачальник старался внушить доверие своим войскам. Как могли горожане, никогда не видевшие войны, устоять против римских легионов? Конница Силия охватила их с флангов, и внезапно они дрогнули, обратив в бегство когорты, составлявшие два крыла. Центр эдуйской армии было не так легко прорвать, поскольку железные доспехи, в которые были облачены воины, защищали их от дротиков и мечей. Но римляне, вооружившись топорами, словно собираясь пробивать брешь в стене, разрубали на куски и тела, и оружие; некоторые длинными шестами опрокидывали эти неподвижные массы, и как только несчастные галлы падали на землю, они оставались лежать, как мертвые, не имея сил подняться. Сакровир сначала бежал в Отен, но, опасаясь выдачи, укрылся с самыми преданными ему людьми в загородном доме неподалеку от города. Там он покончил с собой; остальные же сражались сообща и пронзали друг друга. После их смерти здание подожгли, и все они сгорели.

    Только тогда Тиберий написал сенату, чтобы одновременно сообщить о начале и конце войны. Он излагал события так, как они были, ничего не преувеличивая и не умаляя, разделяя честь победы между доблестью своих легатов и приказами, которыми он направлял их действия. Затем он объяснил причины, по которым не мог ни сам отправиться в Галлию, ни послать туда своего сына, подчеркивая величие императорской власти, которой не подобало, при первых слухах о незначительных волнениях в провинции, немедленно пускаться в путь и покидать Рим – центр всего и место, откуда принцепс должен был наблюдать за всеми частями империи. Он добавил, что, учитывая нынешнее положение дел, когда уже нельзя было заподозрить, что его действия продиктованы страхом, он отправится на место, чтобы иметь возможность принять все необходимые меры для обеспечения спокойствия в стране.

    Сенат постановил вознести молитвы за возвращение императора и выразить другие знаки почтения и преданности своему правителю. Лишь один сенатор, носивший знаменитое имя – Корнелий Долабелла, – сделал себя посмешищем, предложив устроить овацию в честь его въезда в Рим по возвращении из Кампании. Его низкопоклонство было вознаграждено по заслугам: вскоре пришло письмо от Тиберия, в котором говорилось, что он не настолько лишен славы, чтобы после покорения самых воинственных народов, после стольких триумфов, полученных или даже отвергнутых в молодости, теперь, в преклонных годах, искать суетной и легкомысленной чести за поездку, на которую его вынудило здоровье.

    Впрочем, его великое путешествие в Галлию оказалось не более реальным, чем все предыдущие, которые он планировал. Почти каждый год он объявлял о подобных поездках и готовился к ним. Задерживались повозки, в городах по маршруту собирались припасы, возносились молитвы за его путешествие и возвращение, но в итоге он так и не покидал Рима или его окрестностей. В связи с этим к нему применили греческую поговорку о некоем Каллиппиде, который вечно двигался, но не преодолевал и локтя пути.

    Между тем Африка уже несколько лет была охвачена войной, более досадной, чем опасной, развязанной неким Такфаринатом – человеком низкого происхождения, но храбрым и решительным. Тацит относит начало этой войны к 768 году от основания Рима и сообщает следующее.

    Такфаринат, нумидиец по происхождению, некогда служивший в римских войсках, а затем дезертировавший, сначала собрал вокруг себя шайку разбойников, с которыми совершал набеги, грабя и разоряя все на своем пути. Когда его отряд разросся, он разделил его по военному образцу на когорты и эскадроны. Наконец, набрав еще больше сил, он перестал быть просто предводителем сброда и был признан вождем народа мусуланов, который, будучи тогда могущественным и обитая близ африканских пустынь, взялся за оружие по его наущению и вскоре объединился с маврами под командованием Мазиппы. Два вождя действовали в полном согласии. Они разделили армию: Такфаринат взял себе лучших воинов, которых обязался обучать дисциплине и вооружить на римский манер, разместив их в лагере. Мазиппа же во главе легких отрядов нёс огонь и меч по всем окрестным землям. Их успехи привлекли на их сторону и кинетийцев, народ, живший у Малого Сирта.

    В то время проконсулом Африки был Фурий Камилл, под началом которого находился лишь один легион. Он присоединил к нему вспомогательные войска и выступил против врага. Это была ничтожная сила по сравнению с полчищами мавров и нумидийцев. Но Камилл больше всего боялся показаться варварам настолько грозным, чтобы те решили избегать сражения. Оставив им надежду на победу, он сумел их разгромить. Такфаринат был разбит в открытом бою, и Камилл вернул своей семье военную славу, которая пребывала в забвении если не со времен знаменитого победителя галлов и его сына, как пишет Тацит, то по крайней мере более двухсот лет. Фурий Камилл, о котором идет речь, до этого не считался воином, и потому Тиберий тем охотнее превознес его заслуги перед республикой. Сенат удостоил его триумфальных отличий, и эта честь не стала для него роковой, поскольку скромность его характера и поведения смягчала её блеск. Поскольку победа не положила конец войне, Тиберий счел необходимым усилить Африку, перебросив туда один из паннонских легионов.

    У Тацита нет упоминаний о Такфаринате в течение трех лет – то ли нумидиец бездействовал все это время (что маловероятно), то ли историк включил в свое повествование события нескольких лет без указания на это. Как бы то ни было, в 771 году от основания Рима Такфаринат вновь появляется на сцене, опустошая земли, сжигая селения, уводя богатую добычу. Наконец, он осмелился даже осадить римскую когорту в укреплении неподалеку от реки Пагида. Комендант крепости, по имени Децирий, был храбрым офицером, опытным в военном деле, и считал позором позволить варварам осаждать себя. Он убеждал своих солдат выйти в поле и дать бой, но его доблесть не нашла отклика. При первой же атаке когорта дрогнула. Децирий, бросаясь под градом стрел, останавливал бегущих, яростно упрекал знаменосцев и напоминал всем, как позорно римским солдатам бежать перед недисциплинированными бандами дезертиров. Истекая кровью от множества ран, лишившись глаза от стрелы, он продолжал сражаться лицом к врагу, пока, покинутый своими, не пал на поле боя.

    Л. Апроний, который прежде был легатом Германика и удостоился триумфальных отличий, сменил Камилла в качестве проконсула Африки. В этой должности он проявил суровость, примеры которой стали редкостью в последние годы. Он подверг децимации виновную когорту, и тех, на кого пал жребий, казнили палками. Эта строгость возымела действие. Вскоре после этого отряд ветеранов численностью всего в пятьсот человек обратил в бегство те же самые войска Такфарината и вынудил его снять осаду с города Тала.

    В этом последнем сражении простой солдат по имени Гельвий Руф заслужил честь спасти жизнь гражданина. Апроний наградил его браслетами, ожерельем и копьем; что же касается гражданского венка, он не осмелился пожаловать его сам и предоставил решение императору. Тот его даровал, впрочем, не без упрека в адрес проконсула за излишнюю почтительность, хотя и не был всерьез разгневан.

    Такфаринат, видя своих нумидийцев деморализованными и не желающих больше осад, вернулся к обычной тактике своего народа: совершал набеги, отступал при сильном натиске, а затем внезапно возвращался и атаковал с тыла тех, перед кем только что бежал. Пока он придерживался этой тактики, все усилия римлян оказывались тщетными. Однако жажда добычи завлекла его к приморским областям, где он решил разбить лагерь. Тогда сын Апрония внезапно напал на него с римской конницей, вспомогательными когортами и самыми проворными солдатами из двух легионов. Нумидиец был разбит и вынужден отступить в пустыню.

    Преемником Апрония стал Юний Блез, дядя Сеяна. Африка была сенатской провинцией, и, следовательно, назначение проконсула принадлежало сенату. Однако военные обстоятельства побудили сенаторов предоставить выбор императору. Тиберий, с притворной скромностью, на которую он так старался, пожаловался, что сенат перекладывает на него все дела, и предложил двух кандидатов: Мания Лепида и Блеза. Лепид отказался, ссылаясь на здоровье, возраст своих детей и необходимость выдать замуж дочь; все понимали и невысказанную причину – Блез был дядей Сеяна, а потому обладал огромным влиянием. Блез тоже попытался отказаться, но менее решительно, и был прерван криками льстецов, которые поняли его истинные намерения и поддержали его в соответствии с его тайными желаниями.

    Хотя Блез получил должность по протекции, он был достойным человеком и хорошо справлялся со своими обязанностями. Такфаринат, несмотря на неоднократные поражения, не падал духом и восполнял потери за счет новых подкреплений из глубин Африки. Он дошел до такой дерзости, что отправил посольство к императору, требуя земель для поселения со своими сторонниками и угрожая в случае отказа беспощадной войной. Тиберий был глубоко оскорблен этим вызовом, брошенным ему и римскому имени. Он заметил, что даже Спартак, разгромивший множество консульских армий и безнаказанно опустошавший Италию, не смог добиться переговоров, хотя республика в то время вела войны с Серторием и Митридатом. Тем более теперь, в эпоху наивысшего могущества и славы римского народа, нельзя унижаться до того, чтобы покупать дружбу дезертира и разбойника, даровав ему мир и земли. Он приказал Блезу обещать безнаказанность всем, кто покинет Такфарината и сложит оружие, но самого предводителя захватить любой ценой.

    Римские обещания откололи от Такфарината многих его сторонников. Однако он оставался грозным противником, и для его окончательного разгрома Блез перенял его тактику. Поскольку нумидиец не мог противостоять римской армии в открытом бою, он преуспел в партизанской войне, рассредоточивая свои силы на мелкие отряды, которые устраивали засады. Римский полководец также разделил армию на три части. Одна, под командованием Корнелия Сципиона, двинулась влево, к Лептису. Блез-младший во главе другого отряда направился вправо, чтобы прикрыть поселения вокруг Цирты, столицы Нумидии. Сам проконсул, продвигаясь в центре, возводил укрепления в ключевых точках, сжимая варваров в тиски: куда бы они ни повернули, везде натыкались на римских солдат – спереди, с флангов, а иногда и с тыла. Произошло несколько стычек, в которых враги понесли большие потери.

    Убедившись в успехе этой тактики, Блез разделил каждую из трех частей своей армии на еще меньшие отряды, поставив во главе их опытных центурионов. Когда закончилось лето, он, вопреки обычаю, не отвел войска на зимние квартиры, а остался во вражеской стране, построив множество укреплений. Отправляя самые мобильные части, знакомые с путями в этих пустынях, он теснил Такфарината от одного убежища к другому. Наконец, захватив в плен брата предводителя разбойников, Блез поспешно вернулся, хотя это не соответствовало интересам провинции, поскольку корень зла оставался неистребленным.

    Тем не менее, он приписал себе славу окончания Африканской войны, и Тиберий сделал вид, что верит ему. Он не только удостоил его триумфальных отличий, но и позволил солдатам провозгласить его императором – почетный титул, который обычно сохранялся за самими цезарями. Блез стал последним частным лицом, удостоенным этой чести.

    Награждая Блеза, Тиберий слабоумно заявил, что делает это ради своего племянника Сеяна, к которому питал слепое пристрастие, в то время как к самым достойным людям относился с подозрением.

    Примечания:

    [1] Полагаю, что Квириний был последним мужем Лепиды, поскольку вижу, что он обвиняет её в подмене ребёнка, что скорее указывает на недавний развод. Светоний же утверждает, что он обвинил её лишь двадцать лет спустя после развода – обстоятельство, которое Тацит не преминул бы упомянуть, будь оно правдой.

    [2] ТАЦИТ, «Анналы», III, 23.

    [3] Я говорю о безбрачии в том виде, в каком его практиковали римляне. Закон Папия-Поппея отнюдь не был направлен против целомудрия. Эта добродетель была почти неизвестна среди язычников, и если бы Август боролся с ней, он сражался бы с химерой.

    [4] Вигинтивират включал в себя различные должности и, как следует из названия, представлял собой коллегию из двадцати магистратов, а именно: троих, ведавших казнями преступников (triumviri capitales); троих, отвечавших за чеканку монеты (triumviri monetales); четверых, на которых лежала обязанность следить за улицами Рима (quatuorviri curandarum viarum); и десятерых, участвовавших в разбирательстве центумвиральных дел (decemviri litibus judicandis). (ДИОН, кн. 54.)

    [5] Как уже упоминалось ранее, старший сын Германика должен был жениться на дочери Кретика Силана. История не сообщает, что именно разрушило этот брак.

    [6] ДИОН КАССИЙ, I, 59.

    [7] ТАЦИТ, «Анналы», III, 36.

    [8] СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 58.

    [9] СЕНЕКА, «О благодеяниях», 26.

    [10] СЕНЕКА, «О благодеяниях», 26.

    [11] Тит Ливий говорит о солдатах Камилла: severitate imperii victi, eamdem virtutem et oderant et mirabantur («Побеждённые строгостью начальника, они одновременно и ненавидели, и восхищались его доблестью»). (Liv. V, 26.)

    [12] ДИОН КАССИЙ, I, 57.

    [13] ТАЦИТ, «Анналы», III, 38.

    [14] Последний из Фуриев, кто праздновал триумф, – это Л. Фурий Пурпуреон, который, будучи претором, разбил цизальпийских галлов и отпраздновал триумф в 552 году от основания Рима. См. «История Римской республики», т. VI, с. 526.

  

  
    § IV. Жалобы эдилов на роскошь пиршеств

    Г. Сульпиций Гальба. – Д. Гатерий Агриппа.

    Тиберий провёл в Кампании тот год, на который был назначен консулом вместе со своим сыном, и оставался там в начале следующего года, когда консулами стали Д. Гатерий Агриппа и Г. Сульпиций Гальба, брат будущего императора Гальбы. Там он получил постановление сената, перепоручавшее ему заботу об ограничении роскоши пиршеств, на которую эдилы принесли жалобу в сенат.

    Роскошь достигла невероятных пределов во всех видах безумных трат. Однако во многих случаях люди старались избежать порицания, скрывая истинную стоимость вещей. Но расходы на пиры так легко утаить было нельзя, и они стали предметом всеобщих пересудов. То была эпоха Апиция, самого знаменитого из трёх гурманов, носивших это имя. Поскольку у него было множество подражателей и учеников среди самых знатных граждан Рима, а сам он содержал школу чревоугодия, рассказы Сенеки о нём дают представление о вкусах, царивших в то время.

    Тиберию преподнесли рыбу, высоко ценившуюся у римлян, – полагают, что это был султанка. Этот экземпляр был настоящим чудовищем своего рода: он весил четыре с половиной либры (около 1,5 кг). Тиберий, видимо желая разыграть небольшую сценку, велел продать её на рынке и сказал окружающим: «Я сильно ошибусь, если её не купит либо Апиций, либо П. Октавий». Его предсказание превзошло все ожидания: Апиций и Октавий стали перебивать ставки друг друга, и рыба досталась последнему за сумму в пять тысяч сестерциев (около 650 ливров по тогдашнему курсу). Для Октавия это стало настоящим триумфом – подать на стол рыбу, проданную самим императором, которую не смог заполучить даже Апиций.

    Удивительно, что Апиций уступил в этом благородном состязании. Возможно, его тонкое знание гастрономии позволило ему разглядеть в рыбе какой-то изъян. А может, его дела уже пошатнулись, и кредиторы начали теснить его. Ибо он разорился из-за своих излишеств: родившись с огромным состоянием, он промотал сто миллионов сестерциев (12,5 миллионов ливров). Замученный бесконечными судебными исками, он решил подсчитать свои оставшиеся средства и обнаружил, что после уплаты долгов у него останется лишь десять миллионов сестерциев (1,25 миллиона ливров). Он счёл, что это верная голодная смерть, и предпочёл принять яд.

    Подобное безумное мотовство, освящённое примером первых сенаторов – Валериев, Азиниев, которые, по словам Плиния, платили за повара столько, сколько прежде тратили на триумф, а за рыбу – столько же, сколько за повара, и ставили никого выше раба, искусного в разорении своего господина, – такое мотовство вполне заслуживало вмешательства магистратов. Поскольку эдилы отвечали за порядок и потому лучше других знали о происходящем на рынках и о баснословных ценах, взвинченных роскошью, их обязанностью было доложить об этом сенату. Бибул поднял этот вопрос, и остальные эдилы присоединились к нему, требуя быстрых и действенных мер против этого зла, ибо презирались не только древние законы против роскоши, но и недавние постановления Августа.

    Сенат не осмелился сам решить столь важное дело, чреватое последствиями, и предоставил решение на усмотрение императора. Поскольку Тиберий не ответил сразу, город охватила тревога: все боялись суровости принцепса, строгого по характеру и к тому же подававшего пример воздержания. На официальных пирах он приказывал подавать вчерашние блюда, к которым уже прикасались, и в то время как на столах частных лиц красовались целые кабаны, для императорского стола хватало половины, и он любил повторять, что половина содержит те же части, что и целое.

    Наконец, долго взвешивая все «за» и «против», Тиберий направил сенату следующий ответ:

    «Господа, в большинстве дел, возможно, было бы полезно, если бы я присутствовал при ваших обсуждениях и высказывал своё мнение о том, что считаю благом для республики. Но в данном случае уместно, чтобы вопрос обсуждался без меня, дабы страх и бледность, разлившиеся по лицам виновных, не выдали их мне и не заставили меня, так сказать, застать их на месте преступления. И, право, если бы эдилы, чьи добрые намерения я одобряю, спросили моего совета прежде чем действовать, не знаю, не посоветовал ли бы я им оставить в покое пороки, пустившие слишком глубокие корни, дабы не обнаружить при всех, в награду за своё рвение, лишь нашу слабость и неспособность противостоять скандальным злоупотреблениям, которые диктуют нам свои законы.

    Не то чтобы я порицаю этих магистратов: они исполнили свой долг, как я желаю, чтобы все исполняли обязанности своих должностей. Но для меня самого молчать – не почётно, а говорить – нелегко, ибо я не исполняю роли ни эдила, ни претора, ни консула: от принцепса ждут большего. И пока каждый приписывает себе заслуги благих и мудрых решений, всякий проступок в республике вызывает ненависть, падающую на одного меня».

    «С чего начать мне реформу, и что должно стать первым предметом моей цензуры?

    Будет ли это бескрайняя роскошь парков или несметное число рабов, образующих почти целые армии в каждом доме и разделяющихся по народам? Или же бесчисленные золотые и серебряные сосуды? Или страсть к коринфской бронзе и шедеврам живописи? Или драгоценные ткани, превращающие мужчин в женщин? Или, наконец, эта прихоть самого тщеславного пола, из-за которой наше серебро перетекает к чужеземцам и даже врагам империи в обмен на камни?

    Я знаю, что за пиршествами и в беседах все жалуются на эти злоупотребления и требуют их обуздания. Но те же самые люди, столь ревностные в словах, если бы увидели закон, предписывающий наказания, возопили бы, что город перевернут с ног на голову, что замышляется гибель знатнейших граждан и что никто не будет защищен от подобных обвинений.

    Между тем, даже телесные недуги, когда они усиливаются со временем, могут быть излечены лишь суровыми и решительными средствами. Что же сказать о человеческом сердце, одновременно развращенном и развращающем себя самого, чьи болезни – это неистовый огонь, пожирающий его? Разве можно сомневаться, что против страстей нужно применять лекарства не менее сильные?

    Столько мудрых законов, установленных нашими предками или позднее Августом, были отменены – одни забвением, другие (что хуже) – презрением, что сделали роскошь лишь наглее и бесстыднее. Ибо если желают вещей, еще не запрещенных, то боятся запрета. Но если запрет уже презирают, то ни страх, ни стыд уже не удерживают.

    Почему же в прежние времена ценились умеренность и воздержанность? Потому что каждый обуздывал свои желания. Потому что мы были гражданами одного города, а не смешением всех народов мира. Роскошь не имела таких соблазнов, когда наша власть ограничивалась Италией. Победы над чужеземцами научили нас расточать их богатства, а гражданские войны – пожирать свои собственные.

    Разве предмет, который эдилы предлагают реформировать, – самый важный? Насколько же он покажется ничтожным в сравнении с другими, куда более значительными! Никто, например, не замечает, что Италия зависит от чужих ресурсов, что жизнь и пропитание римского народа, доставляемые с огромными затратами из-за моря, ежедневно подвержены воле волн и бурь. Если бы провинции не поставляли нам хлеб, чем бы питались и господа, и рабы – парками и роскошными виллами? Вот о чем должен заботиться принцепс; вот что нельзя упускать, не подвергая республику гибели.

    Что же до прочих злоупотреблений – пусть каждый сам себя судит. Мы, стоящие во главе граждан, да будем исправляться из чести и желания подавать пример; пусть нужда учит бедных, а пресыщение ведет богатых к простоте. И если среди магистратов найдется кто-то, готовый с жаром и твердостью применить должные меры, я похвалю его и признаю, что он облегчает мои труды. Но если они лишь осыпают пороки упреками, а потом перекладывают на меня бремя недовольства, знайте, отцы-сенаторы: я не более других жажду наживать врагов. Я и без того часто подвергаюсь ненависти ради блага республики, но бесполезной вражды, не приносящей пользы ни вам, ни мне, я вправе избегать.»

    После оглашения ответа императора сенат освободил эдилов от столь тяжкой и неблагодарной задачи. Лишь, как отмечает Светоний, чтобы не казалось, будто вопрос вовсе проигнорирован, их призвали строже следить за трактирами, рынками и прочими местами, где простонародье предавалось излишествам, не трогая, однако, знатных.

    Так роскошь пиров, расцветшая после Акциума, продолжала расти целый век, пока не наступило правление Гальбы. Тогда она пошла на убыль, а ко временам Тацита (при Траяне) и вовсе исчезла. Историк размышляет о причинах этого:

    «Некогда дома знати, даже новые богачи, стремились к великолепию, ибо еще можно было снискать расположение народа, союзников, царей, дружественных Риму, и получать от них почести. Чем ярче блистал сенатор, тем больше у него было клиентов. Но когда подозрительность принцепсов погубила многих могущественных сенаторов, а чрезмерный блеск стал верной погибелью, оставшиеся предпочли благоразумие: вместо расточительства – накопление. Кроме того, в сенат вошло множество новых людей из колоний и провинций, принесших с собой врожденную бережливость; даже разбогатев, они сохраняли прежний образ мыслей. Главной же причиной перемен стал пример Веспасиана, во всем следовавшего древней простоте. Уважение к принцепсу и желание подражать ему подействовали сильнее, чем страх перед законами.»

    Таковы причины, которые Тацит, наблюдая изменения, находит для объяснения упадка роскоши. Впрочем, он допускает и некую «смену времен», говоря:

    «Можно не считать, будто в старину все было лучше, и надеяться, что и наш век оставит потомкам примеры мудрости и добродетели.»

    И он прав: лучшая эпоха Рима – от Веспасиана до Пертинакса (если исключить Домициана и Коммода) – подарила ему лучших правителей.

    Тиберий же был прав, опасаясь, что борьба с роскошью навлечет на него ненависть. Его умеренность оценили: он лишил доносчиков повода терзать граждан под предлогом новых законов.

    Вскоре он обратился к сенату с просьбой даровать Друзу трибунскую власть – знак верховного правления, которым Август отмечал преемников (Агриппу, затем Тиберия). Теперь, после смерти Германика, Тиберий решил утвердить наследником сына.

    Он начал свое письмо с мольбы к богам о том, чтобы его замыслы увенчались успехом на благо и пользу республики. Затем он изложил свою просьбу, говоря о Друзе скромно, без преувеличений. Он упомянул, что его сын женат, отец троих детей и находится в том возрасте, в котором он сам был призван Августом к исполнению той же должности. Он добавил, что испытывал его в течение восьми лет и что Друз, усмирив мятежи, успешно завершив войны, удостоившись триумфа и дважды занимая пост консула, разделит с ним заботы, к которым он уже привык.

    Сенаторы предвидели эту просьбу императора, поэтому их лесть была заранее обдумана и подготовлена. Однако они не придумали ничего лучше обычных в таких случаях почестей: статуй Тиберия и его сына, алтарей и храмов в честь богов, триумфальных арок. Лишь Марк Силан попытался возвеличить императоров за счет консульской власти, предложив, чтобы в государственных и частных документах годы обозначались не именами консулов, а именами тех, кто обладал трибунской властью. Квинт Гетерий выглядел еще более нелепо, предложив выгравировать постановления сената этого дня золотыми буквами и выставить их в зале заседаний. Этот жалкий старик, которому оставалось жить недолго, мог теперь пожинать лишь позор своего раболепия.

    Тиберий в своем ответе сенату ограничил почести, которыми сопровождалось дарование его сыну трибунской власти. В частности, он отверг золотые буквы как нечто неслыханное и совершенно противоречащее древним обычаям.

    Друз, находившийся при отце, также написал письмо с благодарностью сенату, но его тон, хоть и скромный, крайне раздражил собрание. «Неужели, – говорили они, – дела дошли до того, что молодой принц, удостоенный такой великой чести, не соизволит даже явиться, чтобы воздать почести богам города, предстать перед сенатом и принять новое достоинство на родине? Если бы его задерживала война или дальние земли – но нет! Он сейчас прогуливается по берегам Кампании, наслаждаясь прелестями этого края. Так вот как готовят правителя человечества! Вот первые уроки, которые он получает от отца! Пусть император, уже в годах, избегает утомительных церемоний и ссылается на возраст и былые труды – но что мешает Друзу, кроме его высокомерия?» Таковы были речи сенаторов. Князья добиваются всего, чего хотят, но суд общественного мнения свободен и ничего им не прощает.

    Тем временем в сенате разгорелся спор по поводу управления Азией, на которое претендовал Сервий Корнелий Малугененз. Некоторые сенаторы утверждали, что его сан жреца Юпитера (flamen dialis) лишает его этой возможности, поскольку он не мог отсутствовать в Риме более двух ночей подряд. Это наместничество было важным постом, и вместе с Африкой оно составляло предмет честолюбия консуляров, для которых одно из этих двух назначений завершало карьеру. Малугененз горячо оспаривал возражения, утверждая, что его положение не хуже, чем у жрецов Марса и Квирина, которым в прошлом тоже чинили препятствия, но они их преодолели. Он заявлял, что великие понтифики прежде использовали этот предлог, чтобы досаждать неугодным, но теперь, благодаря богам, верховный понтифик – первый среди людей, свободный от зависти, ненависти и личных интересов. Сенат не решился разрешить спор самостоятельно и постановил ожидать решения верховного понтифика, то есть императора.

    Малугененз ловко подготовил почву, чтобы склонить его в свою пользу. Но лесть мало действовала на Тиберия, который строго следовал установлениям Августа. Поскольку существовало постановление коллегии понтификов, принятое при Августе и противоречащее притязаниям Малугененза, Тиберий вынес решение против него, и наместничество в Азии досталось следующему в списке консуляров.

    Этот император, твердо удерживая реальную власть, охотно оставлял сенату тень его прежних прав. По этой причине он передал на рассмотрение сената вопрос о многочисленных убежищах в греческих городах, злоупотребления которыми вызывали всеобщие жалобы. Храмы служили прибежищем для рабов, скрывавшихся от господ, для должников – от кредиторов, для преступников – от правосудия. Власть магистратов была бессильна против мятежей толпы, верившей, что религия требует защиты даже злодеев.

    Было решено, что города пришлют в Рим послов с доказательствами своих прав. Некоторые отказались от притязаний добровольно, другие ссылались на древние суеверия или заслуги перед римским народом. Для сената это был знаменательный день: он принимал послов из самых знаменитых городов, рассматривал декреты древних консулов и преторов, договоры с народами, указы царей, правивших до возвышения Рима, религиозные предания, на которых основывался культ каждого божества. И все это – с полной свободой, как в прежние времена, утверждать или отменять по своему усмотрению.

    Двенадцать городов и народов отстаивали свои привилегии перед сенатом или консулами, которым сенаторы, утомленные долгими прениями, поручили рассмотрение их ходатайств. Среди них были эфесяне, киприоты (имевшие на острове три храма с правом убежища), пергамцы, смирнцы, сардийцы, милетцы, критяне. После тщательного разбора привилегии не были отменены, но ограничены постановлениями сената, которые повелели выгравировать на бронзе и выставить в храмах, дабы они служили вечным и нерушимым правилом, предотвращающим злоупотребления и не позволяющим религии оправдывать беззаконие.

    Это постановление, о котором Тацит не дает подробностей, видимо, распространялось и на Самос с Косом, которые в следующем году обратились в сенат с просьбой сохранить право убежища – первый в храме Юноны, второй – в храме Эскулапа.

    Тиберий весьма довольствовался своим пребыванием в Кампании, но болезнь его матери вынудила его поспешно вернуться в Рим. Он всё ещё поддерживал с ней видимость хороших отношений, по крайней мере внешне. В глубине же души, ревниво оберегая свой статус и власть, он с трудом терпел честолюбие и высокомерие Ливии. Он неоднократно предостерегал её наедине, чтобы она не вмешивалась в дела, слишком важные и неподобающие её полу. Он не одобрял, когда она появлялась на публике, отдавая распоряжения, как это случилось во время пожара у храма Весты, куда Ливия явилась лично и, по обыкновению, унаследованному ещё со времён Августа, призывала народ и солдат тушить огонь. Его также задело, что при освящении статуи Августа возле театра Марцелла она поместила имя Тиберия после своего в посвятительной надписи. Однако эти недовольства пока оставались скрытыми, и он проявил должную заботу о здоровье матери. По его согласию были назначены общественные молебствия, игры с участием почти всех жреческих коллегий – понтификов, авгуров, хранителей Сивиллиных книг, служителей священных трапез и жрецов культа Августа. Всадники дали обет принести дар (точный характер которого не уточняется) «Всаднической Фортуне». Ливия, несмотря на преклонный возраст, оправилась от болезни и прожила ещё несколько лет.

    В это же время был предан суду знатный муж Гай Силан, проконсул Азии. Он несомненно был виновен в вымогательствах и жестокостях, и его осуждение могло бы принести честь Тиберию, если бы принцепс позволил делу идти обычным судебным порядком. Но, допустив обвинения в оскорблении величества, ненавистные народу, он всё испортил и придал справедливому наказанию за преступление оттенок гнусного преследования, который не смогла сгладить даже проявленная им в остальном умеренность.

    Народы Азии обвиняли Силана в вымогательстве, но трое сенаторов – консулярий Мамерк Скавр, претор Юний Отон и эдил Брутидий Нигер – обвиняли его также в непочтении к божественности Августа и неуважении к величию Тиберия. Мамерк, оправдывая свой позорный поступок, ссылался на примеры обвинений, выдвинутых Сципионом Африканским против Котты, Катоном Цензором против Гальбы и своим предком Скавром против Руфа. «Но разве, – замечает Тацит, – те благородные мужи, чьи имена позорил Мамерк, запятнавший себя гнусной ролью, руководствовались подобными мотивами?» Юний Отон, бывший учитель риторики, ставший сенатором благодаря влиянию Сеяна, пытался бесстыдной наглостью преодолеть препятствия, которые его низкое происхождение ставило на пути к карьере. Брутидий же, человек способный, мог бы достичь высот честным путём, но нетерпение толкало его обгонять сначала равных, затем высших и наконец даже собственные надежды. «И это, – замечает наш мудрый историк, – погубило многих достойных людей, которые, презирая верный, но долгий путь, стремились к преждевременному успеху, рискуя погибнуть».

    Геллий Публикола и Марк Паконий, квестор и легат Силана, присоединились к обвинителям. Таким образом, подсудимому приходилось защищаться и против красноречивых представителей Азии, и против пяти ожесточённых сенаторов. Обвинения в оскорблении величества лишали его поддержки друзей и родных, и он, неискушённый в красноречии и подавленный страхом, вынужден был один противостоять всем. К тому же угрожающее поведение Тиберия, его тон и допросы, лишали Силана возможности оправдываться или уклоняться – он даже вынужден был признавать некоторые обвинения, чтобы не выставить императора безосновательным.

    Столь тяжкие обстоятельства сделали осуждение Силана неизбежным. Он попросил короткую отсрочку и, отказавшись от защиты, осмелился написать Тиберию письмо, в котором смешались мольбы и упрёки.

    Перед вынесением приговора Тиберий велел зачитать постановление сената времён Августа против проконсула Азии Волеза Мессалы, чей характер ясен из рассказа Сенеки: тот, казнив за день 300 человек, шёл среди трупов с торжествующим видом, восклицая: «Вот это поистине царское деяние!» Возможно, казнённые были виновны, но варварская радость Волеза остаётся чудовищной.

    Это дело предопределило приговор Силану. Луций Пизон, выступив первым, восхвалил милосердие принцепса, но предложил изгнать Силана на остров Гиару с конфискацией имущества. Остальные согласились, кроме Гнея Лентула, предложившего сохранить Силану наследство от матери, что Тиберий одобрил. Корнелий Долабелла, не исправившийся после неудачной лести (о чём упоминалось ранее), начал с резких нападок на нравы Силана, а затем предложил, чтобы лица с дурной репутацией вообще не назначались наместниками, и чтобы император лично решал этот вопрос. «Законы карают преступления постфактум, – сказал он, – но куда лучше предотвращать их заранее, ради блага и провинций, и самих виновных».

    Тиберий отверг это предложение, хотя оно и усиливало его власть. Он заявил, что хотя и слышал о дурной славе Силана, но нельзя судить по слухам, ибо наместники часто ведут себя иначе, чем ожидалось – одни пробуждаются к деятельности, другие, напротив, не справляются. «Принцепс не может всё знать, – сказал он, – и не должен поддаваться на зачастую корыстные уговоры окружающих. Законы существуют для наказания совершённого, ибо будущее неведомо. Не будем нарушать мудрый порядок, испытанный веками. Власть принцепсов и без того велика – не будем заменять законы произволом там, где первые достаточны».

    Эти максимы, благоприятные для общественной свободы, тем более понравились из уст Тиберия, что редко было слышать их от него. Общая радость, свидетелем которой он стал, склонила и его самого к большей мягкости. И поскольку он умел прекрасно учитывать обстоятельства, когда его не обуревали личные чувства, он указал, что остров Гиара пустынен и лишен всех удобств жизни; что из уважения к дому Юниев и к чести, которой Силан некогда удостоился, будучи их собратом, можно было бы даровать ему более мягкую ссылку на остров Китhera; что сестра осужденного, Торквата, весталка, чья добродетель достойна лучших времен, также умоляла об этом. Это предложение было принято и стало приговором.

    За осуждением Силана последовало осуждение Цезия Корда, проконсула Крита и Кирены, также признанного виновным в вымогательстве. Притеснения римских магистратов в провинциях империи, как видно, не прекратились с падением республиканского правления; однако при императорах провинции легче добивались справедливости и возмещения за причиненные им обиды.

    Появился обвинитель против римского всадника Л. Энния, переплавившего серебряное изображение принцепса в посуду или употребившего его на иные обычные нужды. Еще не настали времена, когда столь невинные поступки считались бы тяжкими преступлениями. Тиберий не пожелал, чтобы имя Энния было внесено в список обвиняемых. Но что особенно странно – сенатор Атей Капитон, один из самых видных (о котором мы уже упоминали), выступил против императора с ложным и жалким притязанием на свободомыслие.

    «Против всех правил, – говорил он, – лишать сенат права расследовать и судить о преступлении, представленном перед ним. И столь великое злодеяние, как поступок Энния, не должно оставаться безнаказанным. Пусть император проявляет чрезмерное терпение, если считает нужным, поскольку оскорбление касается лично его. Но республика оскорблена, и он не должен препятствовать справедливому возмездию».

    Тиберий прекрасно понял этот язык и остался непреклонен. Его достойная твердость окончательно покрыла позором Атея Капитона – великого правоведа, превосходно знавшего божественное и человеческое право, но низостью души унижавшего высокие знания, по природе своей предназначенные служить республике и частным лицам.

    Лесть была тогда всеобщим пороком, разъедавшим всех членов сената. Не только первые люди города, обязанные блеском своего имени рассеивать малейшие подозрения принцепса, но и все консулярии, большая часть бывших преторов и даже простые сенаторы, терявшиеся в толпе, наперебой старались превзойти друг друга в низком и постыдном угодничестве. Их поспешное раболепие утомляло Тиберия, и рассказывают, что, выходя из сената, он нередко восклицал:

    «О, подлые люди, готовые к рабству!»

    Атей Капитон напрасно покрыл себя позором в упомянутом случае, ибо в том же году он умер. Но он до конца оставался верен себе. Хотя и происходил из почтенной семьи, он не был рожден, чтобы стать одним из вождей сената.

    Его дед был центурионом в армии Суллы, отец достиг претуры. Сам он возвысился благодаря знаниям в юриспруденции и гибкости характера. Август соблаговолил сделать его консулом, чтобы дать ему преимущество в ранге перед его соперником Антистием Лабеоном. Ибо эти два мужа, одинаково блиставшие умом и ученостью, разительно отличались душевными качествами. Лабеон, гордый, ревнитель свободы, не всегда соблюдавший должную осторожность (как мы уже отмечали при Августе), снискал себе этим большую славу в народе; слепое угодничество Капитона больше нравилось принцепсам. Поэтому несправедливость, допущенная в отношении Лабеона (который так и не поднялся выше претуры), лишь увеличила его славу, а консулат Капитона вызвал к нему зависть и ненависть граждан.

    Знатные римляне по-прежнему делали общественные пожертвования и особенно заботились о сохранении памятников, воздвигнутых их предками. Мы видели, что Август даже поощрял к этому первых сенаторов своего времени. В том же духе Лепид обратился к сенату с просьбой разрешить ему на свои средства отремонтировать и украсить базилику Павла, построенную одноименным консулом в начале разрыва между Цезарем и Помпеем. Его предложение было принято, и его щедрость вызвала тем большую благодарность, что сам он не был особенно богат.

    Но когда в то же время театр Помпея был уничтожен пожаром, и поскольку не осталось никого из рода этого великого мужа, кто мог бы взять на себя расходы по восстановлению, Тиберий взял это на себя, сохранив, однако, имя Помпея. По этому случаю он также превознес Сеяна, бдительности и энергии которого было обязано тем, что огонь не причинил еще большего ущерба. А сенаторы, всегда готовые льстить принцепсу и его любимцу, постановили воздвигнуть статую Сеяну в театре Помпея.

    Тацит завершает описание событий этого года смертью Юнии, племянницы Катона, сестры Брута, супруги Кассия. Она пережила битву при Филиппах на шестьдесят три года. Ее завещание вызвало большой шум в обществе, поскольку эта знатная и очень богатая дама, связанная со всеми первыми семьями Рима, почтительно упомянула в нем почти всех видных людей, не сказав ни слова об императоре. Тот не оскорбился этим последним проявлением вражды к его дому и разрешил произнести надгробную речь Юнии с ростра, а также устроить ее погребение с подобающей пышностью. На похоронах несли изображения двадцати знатных родов – Манлиев, Квинкциев и других столь же славных имен. Но Брут и Кассий затмевали всех и занимали умы именно потому, что их изображений среди них не было.

    Примечания:

    [1] 1 023 франка по подсчёту г-на Летронна.

    [2] 20 458 000 франков по подсчёту г-на Летронна.

    [3] 2 045 800 франков по подсчёту г-на Летронна.

    [4] ПЛИНИЙ, IX, 17.

    [5] СВЕТОНИЙ, Тиберий, 34.

    [6] Сенека говорит о вольноотпущеннике Помпея Деметрии: Ему ежедневно докладывали число рабов, как полководцу. (О душевном покое, II, 8.)

    [7] ТАЦИТ, Анналы, III, 57.

    [8] СЕНЕКА, О гневе, II, 5.

    [9] ТАЦИТ, Анналы, III, 68.

  

  
    § I. Начало бедствий императорской семьи

    Консулы: Г. Азиний – Г. Антистий.

    774 год от основания Рима. 23 год от Р. Х.

    Тиберий уже насчитывал девятый год своего правления, отмеченный неизменным благополучием с тех пор, как он пришел к власти. Государство пребывало в спокойствии, его дом процветал, и даже смерть Германика он считал частью своих успехов. Однако в консульство Азиния и Антистия на его семью обрушились несчастья, вызванные либо его собственными действиями, либо поддержкой того, кто стал ее врагом и разрушителем. Речь, конечно, идет о Сеяне, который, стремясь проложить путь к верховной власти, отравил Друза, погубил Агриппину и ее старших сыновей и в конце концов – хотя и слишком поздно – понес заслуженную кару за свои преступления. Чтобы лучше понять этот мрачный замысел, упорно осуществлявшийся Сеяном на протяжении многих лет, важно не прерывать нить повествования. Поэтому я начну с того, что отделю эти события от всех посторонних фактов.

    В этом году Тиберий вновь возобновил свою избитую и наскучившую всем притворную игру с намерением посетить провинции. Он даже приводил доводы, вынуждавшие его к этому: множество ветеранов, трудности с набором новобранцев из-за недостатка добровольцев, а те немногие, кто соглашался, были в основном вольноотпущенниками и бродягами, лишенными как мужества, так и чести. В истории Республики отмечалось, что древнеримское войско состояло исключительно из состоятельных граждан, для которых хотя бы умеренное благосостояние было причиной заботиться о спасении государства. И хотя прошло уже около ста тридцати лет с тех пор, как Марий отошел от этого правила, размышления Тиберия показывают, что оно еще не было полностью забыто.

    По случаю своего доклада сенату Тиберий кратко изложил военные силы, которые Республика содержала в провинциях. Сообщение Тацита об этом, включая союзных Риму царей, представляет не только исторический интерес, но и полезно для последующего повествования.

    Италия была защищена двумя флотами: один – в Мизене на Тирренском море, другой – в Равенне на Адриатике. Для обеспечения безопасности на западе Август разместил у берегов Фрежюса некоторое количество военных кораблей, захваченных при Акции. Порт Фрежюса, некогда отличный, к тому времени уже несколько веков как заилился. Этот третий флот был меньше двух предыдущих. К этим чисто римским морским силам следует добавить союзные эскадры, состоявшие из кораблей, предоставленных подданными империи. Они были распределены по всему Средиземноморью в наиболее подходящих местах. У римлян также было два флота иного рода – состоявшие из простых лодок на Рейне и Дунае, с помощью которых они контролировали течение этих великих рек.

    Что касается сухопутных сил, то крупнейшее их скопление находилось на Рейне – восемь легионов, охранявших как Галлию, так и Германию. Испания, окончательно усмиренная лишь при Августе, была занята тремя легионами. В Мавритании правил Юба, получивший царство от римского народа. Собственно Африка обычно содержала лишь один легион, но для войны с Такфаринатом туда была переброшена вторая легион из Паннонии, вскоре возвращенная обратно. Два легиона стояли в Египте, четыре – в Сирии. Иберия, Албания и другие мелкие государства на востоке управлялись своими царями под покровительством империи. Фракия была разделена между Реметалком и детьми Котиса. Пять легионов охраняли дунайскую границу: три в Паннонии, два в Мёзии. В Далмации также находились два легиона, которые могли как поддержать дунайские войска, так и быстро прийти на помощь Италии в случае необходимости. Сам Рим не оставался без защиты: три городские когорты и девять преторианских обеспечивали его спокойствие.

    Таким образом, Римская империя в мирное время содержала двадцать пять легионов, что составляло сто двадцать пять тысяч человек. Если добавить двенадцать когорт, предназначенных для охраны города и императора, общая численность войск достигала почти ста сорока тысяч. Вдвое больше было вспомогательных и союзных войск.

    Стоит отметить, что практика постоянного содержания армии введена лишь при Августе. Пока существовала республика, войска набирались только для конкретных войн и распускались по их окончании. Однако даже без изменения формы правления расширение империи и соседство с варварскими народами неизбежно требовали от римлян содержания войск хотя бы на границах.

    Другое важное наблюдение: легионы постоянно дислоцировались в провинциях, которые им поручалось охранять. Летом они находились в походных лагерях, зимой – в так называемых зимних лагерях. Римские солдаты всегда жили в лагерях, никогда в городах. Из этих постоянных зимних стоянок выросли многие города, существующие и поныне, например, Сантен в земле клевов, Вена в Австрии и многие другие.

    Но вернемся к нашему повествованию.

    Тацит, перечислив военные силы при Тиберии, дает краткий обзор его правления до девятого года, когда начался роковой перелом – или, точнее, когда император перестал сдерживаться и дал полную волю своему естественному тираническому нраву.

    Он выказывал большое уважение к сенату, где обсуждались все государственные дела и важнейшие частные вопросы. Первые сенаторы могли свободно высказываться и развивать свои мысли, а если они впадали в лесть, он сам останавливал их и возвращал к сути дела. При назначении на должности он учитывал знатность рода, военные заслуги, таланты, полезные в мирное время, и все признавали, что его выбор падал на самых достойных. Консулы и преторы пользовались внешним блеском своих званий, магистраты низшего ранга осуществляли власть в рамках своих полномочий, а законы (за исключением законов об оскорблении величества) применялись по своему истинному назначению – для поддержания общественного блага.

    Доходы государства, как и прежде, отдавались на откуп компаниям римских всадников. Свои личные владения и финансы император поручал людям безупречной честности, часто известным ему лишь по слухам, и, назначив их, оставлял на местах сверх всякой меры, позволяя стареть в должности.

    Дороговизна съестных припасов тяжело ложилась на простой народ, но вины принцепса в этом не было. Напротив, он всеми силами старался смягчить последствия неурожаев, трудностей мореплавания и кораблекрушений, заботой и щедростью. Четырьмя годами ранее, как сообщает Тацит, во время голода Тиберий установил твердые цены на хлеб и выдавал торговцам по два сестерция за бушель в виде поощрения.

    Он не допускал введения новых налогов в провинциях и притеснений при взимании старых, пресекал алчность и жестокость магистратов и не позволял, чтобы подданные империи страдали от насилия или теряли имущество из-за грабежей и несправедливостей.

    Его владения в Италии были весьма скромны, рабы – скромного поведения, дом – ограничен небольшим числом вольноотпущенников. Если у него возникали тяжбы с частными лицами, они решались в обычном судебном порядке.

    Однако всем этим достоинствам не хватало обаяния. Он творил добро угрюмо и внушая страх. Но, по крайней мере, он его творил, пока был жив его сын. Тацит приписывает это Сеяну, который, находясь в начале своего возвышения и еще не укрепившись окончательно, хотел показать себя с лучшей стороны, а также, если его действия вызывали жалобы, боялся мести Друза, чью непримиримую ненависть к себе он хорошо знал.

    Год консульства Азиния и Антистия, за исключением смерти Друза, о которой мы поговорим отдельно, не отмечен сколько-нибудь значительными событиями. Города Кибира в Азии и Эгира в Ахайе, сильно пострадавшие от землетрясений, получили от Тиберия и сената освобождение от налогов на три года. Вибий Серен, проконсул Бетики, человек буйный и вспыльчивый, был осужден за жестокость и тиранию и сослан на остров Аморг, один из Спорад. Карсий Сакердон обвинялся в поставках хлеба Такфаринату, врагу римского народа, но был оправдан. Гай Гракх, замешанный в том же обвинении, также вышел сухим из воды, хотя и не без труда. Он был сыном Семпрония Гракха, чью смерть в начале правления Тиберия мы уже описали, и в детстве последовал за отцом в изгнание на остров Керкину. Там, среди ссыльных, людей необразованных, у которых невежество сочеталось с низостью души, он получил самое дурное воспитание. Оставшись после смерти отца без средств, он вынужден был заняться мелкой торговлей, перевозя товары между Африкой и Сицилией. И все же такая нищета не избавила его от опасностей, связанных с высоким происхождением. Если бы не защита Элия Ламии и Луция Апрония, бывших проконсулами Африки, он стал бы жертвой своего несчастного, хоть и знаменитого имени, и отцовской судьбы.

    Бесчинства пантомимов стали невыносимы. Они сеяли всевозможные беспорядки: мятежи во время игр, разврат в семьях. Преторы жаловались на них сенату, но больше ничего не могли сделать, поскольку Август, как мы уже отмечали, лишил магистратов большей части права надзора за театралами. Тиберий был далеко не столь снисходителен: лишь политические соображения заставляли его сначала действовать осторожно. Но в конце концов он предложил сенату обуздать наглость актеров, и был издан указ об их изгнании из Италии.

    Он по-прежнему ставил сенат в известность обо всех делах, вплоть до того, что, получив жалобы от народов Азии на своего прокуратора Луциллия Капита, потребовал рассмотрения этого вопроса сенатом и прямо заявил, что дал Капиту лишь право надзора за своими рабами и доходами в Азии. Если же тот присвоил себе полномочия претора и использовал военную силу, то вышел за рамки данных ему указаний, и союзники империи должны получить справедливость. На этом основании было начато дело против Капита, и он был осужден. Таковы были тогда узкие пределы власти императорских прокураторов, особенно в провинциях, где над ними стояли пропреторы или проконсулы. Впоследствии они значительно расширили свои права.

    Азия, добившись справедливости в отношении прокуратора Капита, а ранее – проконсула Силана, выразила благодарность кощунственной лестью, которую, впрочем, оправдывал обычай. Она попросила и получила разрешение построить храм в честь Тиберия, Ливии и сената. Нерон, старший сын Германика, от имени народов Азии произнес в сенате благодарственную речь своему деду, которую слушали с восторгом. Казалось, они видят и слышат самого Германика. Действительно, юный принц обладал скромностью и достоинством, вполне подобающими его происхождению и еще более возвышавшимися из-за опасностей, которым он подвергался из-за известной ненависти к нему Сеяна.

    Разрешение на строительство храма было дано всей Азии сообща, но затем возникли споры о выборе города, который удостоится этой чести. Три года спустя в Риме появились делегации одиннадцати азиатских городов, оспаривавших это почетное право и приводивших каждый свои доводы. Сенат вынес решение в пользу Смирны.

    Смерть Луциллия Лонга глубоко опечалила Тиберия. Это был его давний друг, единственный из сенаторов, сопровождавший его в изгнании на Родос. И хотя Лонг был человеком нового рода, после смерти ему были оказаны величайшие почести, какие только могли быть оказаны гражданину: похороны за государственный счет и статуя на форуме, построенном Августом.

    Я уже отмечал стремление Тиберия, следуя примеру Августа, поддерживать и возвышать достоинство жречества весталок. В этом году он вновь подтвердил это, выделив два миллиона сестерциев Корнелии, только что избранной на место Сканции. Одновременно было постановлено, что Ливия, присутствуя на зрелищах, будет занимать место среди весталок.

    СЕР. КОРНЕЛИЙ ЦЕТЕГ. – Л. ВИЗЕЛЛИЙ ВАРРОН. 775 г. от Р.Х. 24 г. н.э.

    В консульство Цетега и Визеллия римский народ наконец избавился от затяжной и не слишком почетной войны с разбойником Такфаринатом. До этого полководцы, считая, что сделали достаточно для триумфальных отличий, оставляли врага в покое. Уже три статуи в Риме были увенчаны лаврами за победы над Такфаринатом, а он, все так же могущественный, продолжал опустошать Африку. Его силы даже возросли за счет множества мавров, дезертировавших из царства Птолемея, сына Юбы, – молодого, беспечного правителя, находившегося под влиянием своих вольноотпущенников. Его гордые подданные, презирая министров, еще отмеченных клеймом рабства, без колебаний предпочли войну и оружие. Царь гарамантов предоставлял Такфаринату убежища для награбленного и помогал в грабежах, посылая не регулярные войска, а легкие отряды, чья численность преувеличивалась молвой из-за их дальнего происхождения. Более того, все беспокойные и обездоленные жители римской провинции стекались к нумидийцу с тем большей уверенностью, что Тиберий, полагая, будто после подвигов Блеза в Африке врагов там не осталось, приказал вернуть девятый легион в Паннонию. Долабелла, преемник Блеза, не осмелился его задержать, боясь больше приказа принцепса, чем превратностей войны.

    Такфаринат воспользовался этим, распустив среди своих слух, что у римлян есть и другие враги, и именно это заставляет их понемногу уходить из Африки, так что немногочисленных оставшихся можно легко раздавить, если все, кто дорожит свободой, объединят усилия. Собрав все свои войска, он осадил город Тубуску.

    Узнав об этом, Долабелла взял имевшиеся под рукой силы и двинулся на врага. Уже само появление римлян, внушавшее страх, и преимущество их пехоты над народами, умевшими сражаться только верхом, заставило его снять осаду. Затем он укрепил выгодные позиции в округе и, узнав, что вожди мусуланов замышляют мятеж, схватил их и обезглавил. После этого он разработал план окончания войны. Учитывая опыт предыдущих кампаний, показавший, что против врага, рассыпавшегося по стране и избегавшего прямых столкновений, бесполезно действовать крупными силами, он приказал царю Птолемею присоединиться к нему с войсками, набранными в его стране, разделил римлян на четыре отряда под командованием легатов и трибунов, а мавров распределил по нескольким подвижным лагерям под началом своих вождей. Сам он находился повсюду, переезжая от одного отряда к другому и руководя всеми действиями.

    Вскоре после этих приготовлений он получил известие, что нумидийцы расположились станом возле полуразрушенного форта, который они когда-то сожгли и называли Муэя, считая себя в безопасности среди окружавших его обширных лесов. Долабелла немедленно выступил с конницей и пехотой, которым было приказано взять только оружие для быстроты, но не знать о планах полководца. На рассвете римляне появились, пробудив варваров звуками труб и угрожающими криками. Они шли в полном порядке: пехота сомкнутыми рядами, конница на флангах, все готово к бою. Нумидийцы же, застигнутые врасплох, не могли даже использовать своих лошадей, которые были либо привязаны, либо паслись на ближайших лугах. Ни оружия, ни строя, ни согласованности – скорее стадо, чем войско, и римлянам оставалось только рубить, убивать и брать в плен. Солдаты, разъяренные воспоминаниями о перенесенных тяготах и радуясь возможности наконец сразиться с врагом, всегда уклонявшимся от боя, утолили свою месть потоками крови.

    Долабелла хотел закончить войну. Он приказал всем отрядам сосредоточиться на поимке Такфарината, которого они преследовали столько лет. Нумидиец не смог бежать, но решил умереть достойно. Видя своих телохранителей рассеянными, сына плененным и римлян, окруживших его со всех сторон, он бросился прямо на копья, избежав плена и найдя смерть в бою. Так завершилась эта затянувшаяся война.

    Долабелла просил триумфальных отличий, но Тиберий отказал, чтобы не затмевать славу Блеза, дяди Сеяна. Однако это не прибавило Блезу уважения, а отказ в заслуженной награде лишь увеличил славу Долабеллы, который с меньшими силами взял знатных пленников, убил вождя врагов и закончил войну. Его победа получила дополнительный блеск благодаря редкому в Риме зрелищу – посольству гарамантов, явившихся с извинениями за помощь Такфаринату.

    В знак признания заслуг Птолемея в этой войне был возрожден древний, почти забытый обычай: сенатор привез ему дары, которые сенат некогда вручал иноземным царям – скипетр из слоновой кости и пурпурную тогу, украшенную вышивкой. Посол должен был торжественно признать его царем, союзником и другом римского народа.

    В том же году Италия столкнулась с угрозой восстания рабов. Зачинщиком стал некий Т. Куртисий, бывший солдат преторианской когорты. Этот дерзкий человек, оказавшись близ Брундизия, в краю, полном рабов, занятых пастьбой скота и земледельческим трудом, чья тяжелая жизнь делала их почти дикими и готовыми на все, сначала собирал тайные сходки, а затем открыто призывал рабов к свободе. К счастью, в это же время в Брундизий прибыли три военных корабля для сопровождения торговых судов в этих водах. Квестор Курций Луп, находившийся на месте, высадил с них солдат и, сформировав небольшой отряд, подавил заговор в зародыше, не дав ему окрепнуть. Император поспешил отправить трибуна Стация с надежными войсками, и тот доставил в Рим главаря мятежа и его главных сообщников. Так был восстановлен порядок и спокойствие в городе, уже встревоженном бесчисленным количеством рабов, заполонивших его, в то время как свободное население неуклонно сокращалось.

    Это множество рабов, введенное роскошью, было одним из величайших зол и опасностей империи. Сенека [9] сообщает, что когда кто-то предложил в сенате отличать рабов от свободных по одежде, это мнение было отвергнуто. «Тогда поняли, – говорит он, – какой опасности мы подверглись бы, если бы рабы получили возможность сосчитать нас».

    Вот все события вне Рима за год, историю которого я сейчас пишу. Остальное касается почти исключительно печальных вещей – обвинений и приговоров, большей частью несправедливых.

    Л. Пизон, о котором я приводил по Тациту [10] примеры замечательной гордости, терпеливо сносившиеся Тиберием, наконец испытал, что этот скрытный принцепс обладает хорошей памятью. Кв. Граний обвинил его в тайных речах, оскорбительных для величия императора, и добавил, что в его доме можно найти яд и что он ходит в сенат с мечом под одеждой. Последние обвинения были слишком нелепы, чтобы в них поверили, и их проигнорировали. Однако многочисленные другие обвинения были выслушаны. Во время следствия Пизон своевременно умер, избежав неминуемого осуждения.

    Не стоит жалеть судьбу Кассия Севера, этого злоязычного оратора, изгнанного еще при Августе. Местом его ссылки был остров Крит, где он мог жить спокойно. Но, подчиняясь своей сатирической натуре, он продолжал писать пасквили, которые разожгли старые вражду и привлекли новую. По жалобам, поступившим в сенат, был вынесен второй приговор: Кассия официально сослали, конфисковали его имущество и перевели с Крита на остров Сериф, который был просто скалой. Там он доживал свои дни в крайней нищете, не имея даже одежды.

    В то же время Тиберий совершил еще один акт правосудия. Плавтий Сильван выбросил свою жену Апронию из окна, и мотив этого преступления остался неизвестным. Его тесть Л. Апроний немедленно привел его к императору. Плавтий отвечал смущенно и путано, как будто все еще был во власти сна, пытаясь убедить, что жена покончила с собой. Тиберий сразу взял дело в свои руки: он отправился в дом Плавтия, осмотрел комнату и нашел доказательства сопротивления Апронии и насильственного выталкивания. Дело было передано в сенат и рассмотрено. Ургулания, бабка Плавтия, прислала ему кинжал. Поскольку она была близкой наперсницей Ливии, все поняли, что это было тайное указание императора. Плавтий попытался заколоться мечом, но, не сумев, приказал вскрыть себе вены. Его бывшая жена Нумантина была обвинена в том, что свела его с ума колдовством, но доказательств не нашлось, и ее оправдали.

    Вскоре сенат был потрясен ужасным зрелищем: сын обвинял отца. Обоих звали Вибий Серен. Отец, вернувшись с поста наместника Бетики, как я уже говорил, был сослан на остров Аморгос. Теперь его привезли оттуда для ответа на обвинение. Он предстал в жалком состоянии, закованный в цепи, тогда как его сын, изысканно одетый, с веселым и уверенным видом, выступая одновременно как доносчик и свидетель, излагал план (скорее вымысел) заговора отца против принцепса и мнимые приготовления к восстанию в Галлии. Он также втянул в дело бывшего претора Цецилия Корнута, якобы финансировавшего отца. Корнут, не вынеся позора суда, исход которого, судя по примерам, мог быть только бесчестным, покончил с собой.

    Это было плохим предзнаменованием для обвиняемого. Но он не пал духом и, обращаясь к сыну, потрясал цепями, призывая богов покарать сыновью нечестивость. Он молил вернуть ему ссылку, где он мог бы жить вдали от такой подлости, но покарать неблагодарного сына. Он утверждал, что Корнут невиновен и напрасно испугался. «Доказательство будет ясным, – добавил он, – если назовут других сообщников. Ведь я не мог замышлять убийство императора и мятеж в провинции в одиночку». Тогда обвинитель назвал Гн. Лентула и Сея Туберона, двух знатнейших сенаторов, близких друзей Тиберия, одного – глубокого старика, другого – тяжело больного. Лентул, присутствовавший на заседании, рассмеялся над таким абсурдным обвинением. Тиберию стало стыдно, и он сказал: «Я не был бы достоин жизни, если бы Лентул желал мне смерти». Однако, ненавидя обвиняемого, он приказал пытать рабов, но те ничего не сказали против хозяина. Тогда обвинитель, мучимый угрызениями совести и страхом перед народом, открыто грозившим ему Тарпейской скалой или казнью за отцеубийство, тайно бежал из города. Его поймали в Равенне, вернули в Рим и заставили продолжить обвинение.

    Доказательств не было, но ему помогла старая ненависть Тиберия к обвиняемому, который после участия в осуждении Либона, не получив ожидаемой награды, написал императору дерзкое письмо, чем вызвал его гнев. Тиберий вспомнил эту обиду спустя восемь лет и заявил, что находит преступным поведение Серена за эти годы, хотя, по его словам, упорство рабов скрыло судебные доказательства.

    При голосовании некоторые сенаторы предложили смертную казнь, но Тиберий, понимая, насколько это противоречащее законам решение сделает его ненавистным, воспротивился. Азиний Галл предложил ссылку на острова Гиар или Донузу. Император отверг и это, сказав, что эти острова лишены воды, а осужденному на жизнь нужно обеспечить necessities жизни. Так Серен был возвращен на Аморгос.

    В связи с самоубийством Корнута некоторые предложили лишать доносчиков наград, если обвиняемый в оскорблении величия предвосхищал приговор самоубийством. Сенат охотно поддержал эту идею. Но Тиберий, забыв обычную сдержанность, резко и жестко выступил в защиту доносчиков. «Вы хотите уничтожить законы и подвергнуть республику крайней опасности, – сказал он. – Лучше отмените законы, чем устраните их защитников». Так, по словам Тацита [11], доносчики, эта общественная язва, которую не могли сдержать даже самые суровые наказания, напротив, поощрялись надеждой на награды.

    «Однако верно, что обычно обвиняемый, который убивал себя, хотя бы частично лишал своих обвинителей их алчности. Тогда его имущество не подлежало конфискации и переходило к его наследникам; его завещание исполнялось, и, следовательно, ни одна часть его собственности не доставалась обвинителям. Закон предоставлял им добычу только от тех, кого они добились осуждения. Если приговор не был вынесен, их добыча ускользала от них. Но всё это предполагало, что добровольная смерть обвиняемого прекращала преследование. Так чаще всего и происходило, и сенат в эти несчастные времена хотел бы сделать это общим правилом. Тиберий же, напротив, настаивал на своём праве либо полностью удовлетворить свою месть, либо щедро вознаградить обвинителей; и для этого он приказывал продолжать судебные процедуры, когда считал нужным, до вынесения окончательного приговора, который имел бы те же последствия для имущества обвиняемого, как если бы он был ещё жив. Именно это мы видели на примере Скрибония Либона и Гн. Пизона.

    Более того, даже почётные награды – статуи, триумфальные украшения – Тиберий, по свидетельству Диона, не стеснялся раздавать доносчикам: то есть он использовал малейший предлог мнимых заслуг перед государством, чтобы наградить этими отличиями людей, которые на самом деле заслужили их только своими обвинениями. Это привело к такому обесцениванию этих почестей, что некоторые достойные люди отказывались от них, боясь быть смешанными с теми, кто получал их столь недостойным образом.

    Среди множества печальных событий, следовавших одно за другим, слабым и мимолётным утешением и поводом для радости стало то, что Тиберий помиловал римского всадника Г. Коминия, уличенного в сочинении против него сатирических стихов. Он даровал прощение виновному по просьбе его брата, который был сенатором. Ему аплодировали, но в то же время удивлялись, что, зная добро и понимая, какую славу приносит милосердие, он предпочитал суровость и жестокость. Ведь нетрудно отличить, когда похвалы, адресованные принцепсам, идут от сердца или являются результатом лести и притворства. Сам он, который во всех других случаях казался скованным и с трудом подбирал слова, если дело касалось доброго поступка, выражался легко и свободно.

    Он сурово обошёлся с П. Суилием, бывшим квестором Германика. Это была продажная душа, которая, исполняя обязанности судьи, брала деньги с тяжущихся. За это преступление его всего лишь изгнали из Италии. Тиберий же потребовал, чтобы его заточили на острове, настаивая на этом так сильно, что даже поклялся, что это в интересах республики. Тогда это сочли чрезмерным. Последующие события оправдали его, когда при правлении Клавдия тот же Суилий, став всемогущим при этом слабоумном принцепсе, бесчестно злоупотреблял своим влиянием и продавал его тому, кто больше заплатит.

    Фирмий Кат, неверный друг Либона, по отношению к которому он играл двойную роль соблазнителя и предателя, был в это же время обвинён и уличен в том, что возвёл ложные обвинения в оскорблении величества на свою собственную сестру. Здесь Тиберий повёл себя совсем иначе. Он смягчил суровость сенаторов, приговоривших Фирмия к изгнанию, и, скрывая под ложными предлогами признательность за услугу, которую тот ему когда-то оказал, добился того, что его просто лишили звания сенатора.

    Изложив эти факты, Тацит на мгновение прерывает нить своего повествования, чтобы в некотором роде извиниться перед читателями за неприятную тему, на которой он задерживает их внимание: бесчеловечные приказы, непрерывные обвинения, лживые дружбы, невинные, наказанные муками, предназначенными для виновных, одни и те же причины, всегда приводящие к одинаковому концу – всё похоже, всё способно навести скуку. «Пусть не сравнивают наши анналы, – говорит он, – с сочинениями тех, кто писал историю древней республики. У них были богатые темы для описания: важные войны, взятие городов, обращённые в бегство и взятые в плен цари; или, если им приходилось говорить о внутренних делах государства, раздоры консулов с народными трибунами, аграрные законы, зависть и раздоры между народом и сенатом – всё это давало их красноречию простор для блеска. Наш же труд, – добавляет он, – ограничен узкими рамками и не даёт нам никакой славы для собирания: полное спокойствие, лишь изредка нарушаемое лёгкими потрясениями, вечно мрачный и угрюмый облик города, принцепс, вовсе не стремящийся расширить свои границы, – вот к чему мы сводимся».

    Размышление Тацита очень справедливо. Бесспорно, такой материал мало что даёт и в руках заурядного писателя легко стал бы утомительным. Но кисть Тацита оживляет и делает интересным всё, что он изображает; и если главная польза истории – познавать людей, то ни один историк не достиг этой цели лучше, чем он, поскольку никто не проникал глубже и не раскрывал с большим мастерством все изгибы человеческого сердца.

    Он замечает, что его труд может быть полезен тем, кому предстоит жить под властью римских императоров. «Ибо, – говорит он, – лишь немногие способны по собственной проницательности отличить честное от порочного, полезное от вредного; большинству нужно учиться на примерах других».

    Я добавлю, что, поскольку основа человеческого характера всегда остаётся неизменной, уроки, которые дают сочинения Тацита, подходят для всех стран и всех веков. Благоразумным читателям следует мудро применять их, учитывая существенные различия между чисто военным правлением и властью, основанной на законах; между властью, всегда тревожащейся о законности своего происхождения и потому склонной подозрительно относиться даже к добродетели, и скипетром, чьи права, столь же древние, как и управляемая им нация, сливаются с правами отечества.

    Хорошо заметить, что Тиберий, завершив десятый год своего правления, не просил о его продлении, как Август, потому что получил его не на ограниченный срок, как тот; однако по этому случаю он устроил игры и празднества, и его пример стал правилом для его преемников.

    КОСС КОРНЕЛИЙ ЛЕНТУЛ – М. АЗИНИЙ АГРИППА. 776 ГОД ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА. 25 ГОД ОТ Р. Х.»

    Первое событие, которое Тацит сообщает под годом, когда консулами были Косс Корнелий и Азиний Агриппа, – это обвинение Кремуция Корда, которому вменили в вину то, что в своих опубликованных анналах он восхвалял Брута и назвал Кассия последним из римлян. Это была та самая похвала, которую сам Брут дал Кассию, оплакивая смерть столь достойного уважения соратника.

    Без сомнения, в поступке Кремуция Корда была дерзость – столь почетно отзываться о двух величайших врагах дома Цезарей. Однако настоящая его вина была не в этом. Он оскорбил Сеяна несколькими язвительно-свободными словами. Ему случайно вырвалось сказать, что Сеян не ждет, пока его вознесут над головами римлян, а сам спешит взобраться наверх. По поводу статуи этого фаворита, установленной в театре Помпея (который, как я уже упоминал, сгорел и был восстановлен по приказу Тиберия), Кремуций воскликнул: «Теперь можно с уверенностью сказать, что этот театр погиб!» Сеян не простил ему этих колких слов и натравил на него двух своих клиентов – или, как выразился Сенека, «двух своих псов с толстыми ошейниками, которых он приручил для себя одного, но оставил свирепыми для всех прочих, кормя их человеческой кровью». Этих двух обвинителей Кремуция звали Сатрий Секунд и Пинарий Натта. Тиберий также не скрывал своего негодования против дерзкого писателя, осмелившегося восхвалять людей, которых теперь называли не иначе как разбойниками и отцеубийцами.

    Кремуций, видя, что его гибель решена, предпочел умереть и, следовательно, уже ничего не опасаясь, защищал свою позицию в сенате с твердостью и мужеством.

    «Господа, – сказал он, – меня обвиняют за мои слова – до того невинны мои поступки! Но даже эти слова, в которых меня упрекают, не касаются священных особ, подпадающих под закон об оскорблении величества. Меня обвиняют за то, что я восхвалил Брута и Кассия, о которых писали многие, и никто не упустил случая отозваться о них с уважением».

    Кремуций подтвердил свои слова примерами Тита Ливия, Поллиона и Мессалы. Он привел похвалу Катону, сочиненную Цицероном под взором самого диктатора Цезаря, который ограничился ответом в виде опровергающего памфлета. Он также упомянул сохранившиеся документы: письма Антония, речи Брута, стихи Катулла – все произведения, полные оскорбительных нападок на Августа и Цезаря.

    «Но эти великие люди, – добавил он, – проявили терпение: они позволили этим сочинениям сохраниться. И в их поведении, смею сказать, было столько же мудрости, сколько умеренности. Ибо то, что презирают, забывается; если же вы покажете, что задеты, люди решат, что вас оскорбила правда».

    «Впрочем, всегда было дозволено свободно и без опаски высказываться о тех, кто, уже не принадлежа к числу живых, не должен быть предметом ни пристрастной любви, ни ненависти. Разве я состою в заговоре с Брутом и Кассием, вооруженными и стоящими на равнинах Филипп? Разве я поддерживаю их оружие дерзкими речами, раздувающими пламя гражданской войны? Они умерли семьдесят лет назад и существуют лишь в своих изображениях и статуях, которые даже победитель не уничтожил, и в памяти, которую хранят писатели. Потомство воздает каждому по заслугам; и если я буду осужден, имена Брута и Кассия от этого не исчезнут, но мое имя останется с ними».

    Он покинул сенат, решив уморить себя голодом. Но у него была дочь Марция, горячо его любившая, и она воспротивилась его намерению. Тогда он решил обмануть ее. Он принял ванну, затем велел принести в свою комнату немного еды (как было принято после купания), отослал рабов, выбросил принесенное в окно, чтобы все думали, будто он поел, а за ужином отказался, сославшись на отсутствие аппетита. На второй и третий день он повторил то же самое. К четвертому дню его слабость выдала его. Тогда, видя отчаяние Марции, он обнял ее и сказал:

    «Дорогая моя дочь, это единственное, что я скрыл от тебя в своей жизни. Но теперь всё кончено. Я вступил на путь смерти и прошел уже больше половины. Ты не должна и не можешь вернуть меня к жизни».

    После этого он велел заколотить окна своей комнаты и погрузился во тьму.

    Когда весть о его решении разнеслась по городу, все радовались, видя, как доносчики – эти жадные волки – лишились своей добычи. Они обратились к консулам по совету Сеяна, жалуясь, что Кремуций ускользнул от них добровольной смертью, и требовали помешать исполнению его решения, к которому они сами его принудили. Пока шли споры, пока обвинители подавали одну просьбу за другой, Кремуций, по словам Сенеки, «уже вынес себе оправдательный приговор и обрел безопасность».

    Ни Тацит, ни Сенека не сообщают, было ли возбуждено дело против его памяти или конфисковано его имущество. Их молчание позволяет предположить, что смерть прекратила преследования. Только его книги были приговорены сенатом к сожжению. [12] Его дочь тщательно спрятала их, а спустя несколько лет вернула их публике. Сенека и Тацит держали их в руках, и если они погибли, то лишь в общей катастрофе, унесшей множество драгоценных памятников литературы.

    Тацит, с присущей ему свободой, высмеивает слепоту тех, кто воображает, будто власть, которой они обладают в настоящем, позволяет им погасить светоч истины для будущих веков. «Напротив, – говорит он, – запрет лишь придает вес талантам, против которых направлен; и всякий, кто прибегает к такой строгости, не извлекает из нее иного плода, кроме позора для себя и славы для гонимых и осуждаемых писателей».

    Ярость доносительства была так велика, что когда Друз, второй сын Германика, был назначен на должность префекта города на время Латинских празднеств (звание без реальных полномочий, тень магистратуры без функций), и молодой принц впервые восходил на свой трибунал, некий Кальпурний Сальвиан явился к нему с просьбой разрешить обвинить Секста Мария.

    Тиберий, даже сам возмущенный непристойностью этого поступка, отправил Сальвиана в изгнание.

    Но Вибий Серен, этот нечестивый обвинитель собственного отца, безнаказанно возвел ложное обвинение против Фонтея Капитона, бывшего проконсула Азии. Он потерпел неудачу: обвиняемый доказал свою невиновность, но клеветнику это не повредило. [13] Общественная ненависть была его защитой. «Ибо, – говорит Тацит, – закоренелые доносчики становились почти священными и неприкосновенными лицами; те же, кто занимался этим ремеслом в малых масштабах, иногда расплачивались».

    В то же время Дальняя Испания через своих послов попросила у сената разрешения воздвигнуть храм Тиберию и Ливии, следуя недавнему примеру провинции Азии.

    Тиберий, не питавшийся химерами и обладавший достаточной силой духа, чтобы презирать суетные почести, воспользовался этим случаем, чтобы объяснить мотивы, по которым он уступил желанию азиатцев, и опровергнуть тех, кто обвинял его в тщеславии.

    «Господа, – сказал он, – я знаю, что многие нашли, будто я отступил от своих принципов, не воспротивившись недавней просьбе азиатских городов. Поэтому я хочу оправдать свое тогдашнее молчание и изложить свою позицию на будущее. Август позволил пергамцам воздвигнуть храм в его честь и в честь города Рима. Я, считающий своим долгом следовать всем его действиям и словам как законам, тем охотнее последовал этому почтенному для меня примеру, что сенат был сопричтен в этом культе. Но если князь извинителен, приняв такие почести однажды, то позволять обожествлять себя во всех провинциях – это излишество, справедливо называемое тщеславием и гордыней. Ладан, возлагаемый Августу, потеряет свою цену, если лесть будет множить и расточать эту честь.

    Я призываю вас, отцы сенаторы, в свидетели моего заявления: я признаю себя простым смертным, подверженным всем слабостям человеческой природы, и достаточно почтенным, занимая первое место среди людей. Я желаю, чтобы потомство помнило, что таков мой образ мыслей, и оно воздаст моей памяти всю честь, которой я желаю, если сочтет меня достойным моих предков, заботящимся о ваших интересах, стойким перед опасностями и ставящим общественное благо выше страха перед несправедливой враждой.

    Вот храмы и алтари, которых я жажду – те, что воздвигнуты в ваших сердцах и пребудут вечно; тогда как те, что построены из камня, если суд потомства обратится против них, будут презренны и сочтены гробницами.

    Итак, все мои молитвы сводятся к тому, чтобы боги и богини даровали мне до конца дней ясность духа и понимание божеских и человеческих законов, а граждан, союзников и всех людей – я прошу хранить добрую память о моем имени после моей смерти».

    Я не знаю, есть ли другой пример язычника, который в случае с Тиберием высказался бы с такой мудростью и рассудительностью. Единственное, чего можно было бы пожелать, – чтобы он искренне испытывал те чувства, которые выражал. Однако немногие одобрили скромность его речи: некоторые полагали, что он отвергал божественные почести лишь потому, что сомневался, что они сохранятся после его смерти; другие усмотрели в этом отказе низость души. И человеческая мудрость так ограничена, а самая безумная гордыня так ей свойственна, что даже Тацит, этот проницательный писатель, не осуждает мнение последних. Он с удовольствием излагает их доводы. «Самые добродетельные из смертных, – говорили они, – стремятся к высшему. Так Геракл и Вакх у греков, Квирин у нас были причислены к богам. Август достоин похвалы за то, что надеялся достичь подобных почестей, и его ожидания оправдались храмами, воздвигнутыми ему во всех провинциях. Прочие блага изобилуют вокруг князей; есть лишь одно, которого они должны желать с ненасытной жадностью: оставить после себя великое имя. Презирая славу, презирают и добродетели». Так оправдывали, вернее, восхваляли святотатственное безумие, переносящее на слабых смертных поклонение, подобающее лишь Богу-Творцу и Владыке.

    В этом году Тиберий всерьез задумался о том, чтобы удалиться в деревню и жить вдали от Рима. Сеян подстрекал его к этому, желая полностью завладеть делами и самой особой императора. Один весьма неприятный для Тиберия случай придал особый вес словам его министра.

    Вотиен Монтан, уроженец Нарбонны, человек, известный своим умом (если бы он только умел держать его в должных границах), «Овидий среди ораторов», был обвинен в оскорблении величества, и его дело разбиралось в сенате. Среди свидетелей был один солдат, который с солдатской прямотой, стремясь лишь обвинить подсудимого, рассказал все, что знал, не задумываясь о том, что повторяет крайне оскорбительные для императора слова. Напрасно пытались его прервать и шумом заставить замолчать – он лишь настаивал на своем с еще большей силой. В результате Тиберий узнал все, что о нем говорили в частных беседах: он услышал ненавистные прозвища, которыми его награждали, и нелестные суждения о его правлении. Он был так потрясен, что воскликнул, что хочет немедленно оправдаться или, по крайней мере, сделать это во время суда. Уговоры окружающих и лесть сенаторов с трудом его успокоили. Он немного пришел в себя, но не забыл услышанного, и воспоминание об этом отвратило его от заседаний сената. Вотиен был осужден и сослан на Балеарские острова, где вскоре умер.

    Тиберий, человек упрямого нрава, узнав, что его упрекают в жестокости к обвиняемым, решил проявить ее еще сильнее. Когда некая Аквилия была обвинена в прелюбодеянии, консул-десигнат Лентул Гетулик приговорил ее к наказанию по закону. Однако император велел ее изгнать, а Апидия Мерулу вычеркнул из списка сенаторов за то, что тот не присягнул соблюдать постановления Августа.

    Двумя годами ранее он ужесточил положение изгнанников: Август лишь ограничил их роскошь и свободу узкими рамками, а Тиберий лишил их еще и права составлять завещания.

    В тот же год умерли Лентул Гетулик (отец упомянутого консула-десигната) и Луций Домиций. Лентул славился не только знатным происхождением, консульством и триумфальными украшениями – наградой за победы над гетулами. Главное, что возвышает его в глазах справедливых ценителей добродетели, – это достойно переносимая долгое время бедность, а затем богатство, нажитое без несправедливости и разумно управляемое.

    Домиций гораздо менее достоин уважения, хотя его род был еще более блистательным. В истории Республики упоминались его дед, погибший при Фарсале, и отец, который после битвы при Филиппах некоторое время господствовал на море, затем присоединился к Антонию, но перед Акциум перешел к Августу. Сам Домиций женился на старшей дочери Антония и Октавии, и от этого брака родился Гней Домиций, впоследствии муж Агриппины и отец императора Нерона. Он отличился на войне: перешел Эльбу и проник в Германию дальше всех своих предшественников, за что был удостоен триумфальных украшений. Однако его нравы и поведение заслуживают лишь порицания. В молодости он кичился позорной славой искусного возничего. Наглый, расточительный, неуживчивый, он, будучи простым эдилом, заставил цензора Планка уступить ему дорогу. В играх, которые он устраивал как претор и консул, на сцену выводили римских всадников и знатных дам. Он также организовал гладиаторские бои, длившиеся несколько дней, но с такой жестокостью, что Август, после безуспешных частных увещеваний, издал указ, запрещающий подобные зрелища. Его сын был еще порочнее.

    Луций Антоний также умер в Марселе – несчастный наследник великого имени. Он был сыном Юла Антония, казненного Августом за прелюбодеяние с Юлией. Его мать, Марцелла, была дочерью Октавии, так что он состоял в близком родстве с Августом. Принц сослал его в Марсель в юном возрасте под предлогом учебы. Там Луций Антоний и умер в изгнании. Однако его память почтили пышными похоронами, и по декрету сената его прах был помещен в гробницу Октавиев.

    Из провинций поступило несколько известий, в основном малозначительных. Жители Кизика вновь лишились свободы, которую Август сначала отнял, а потом вернул. Их обвинили в пренебрежении религиозными обрядами в честь Августа и в насилии над римскими гражданами. Спартанцы и мессенцы спорили за храм Дианы Лимнетис. Сенат выслушал обе стороны и на основании древних документов присудил храм мессенцам. Жители Сегесты в Сицилии просили восстановить разрушающийся храм Венеры на горе Эрикс, ссылаясь на свое родство с римлянами и общее троянское происхождение от Энея. Тиберий благосклонно выслушал их и, как потомок Венеры, родоначальницы Юлиев, взял на себя восстановление храма. Марсельцы подали прошение о подтверждении завещания Вулкация Моска, изгнанного из Рима и принятого в их число, который оставил им все свое состояние. Они ссылались на пример знаменитого Рутилия, которого смирняне сделали своим гражданином после изгнания. Сенат утвердил завещание.

    В Испании претор провинции Луций Пизон был убит крестьянином из племени терместинов. Убийца поразил его одним ударом и, имея наготове отличного коня, умчался во весь опор, скрылся в горах и, выбрав глухие тропы, легко ускользнул от погони. Сначала его личность оставалась неизвестной, но пойманный в горах конь выдал его. Его схватили и пытали, чтобы выведать сообщников. Но даже под пытками он кричал на своем языке, что напрасно пытают его, что те, кто знает правду, могут спокойно оставаться и смотреть на его мучения, и никакая боль не заставит его говорить. На следующий день его снова повели на пытку, но по дороге он вырвался из рук стражи и с такой силой ударился головой о стену, что мгновенно умер. Полагали, что убийство Пизиона было делом рук терместинов, которых он угнетал с жестокостью, невыносимой даже для варваров.

    Гней Лентул Гетулик. – Гай Кальвисий. Год Р. 777. От Р. Х. 26.

    Фракия, охваченная восстанием и усмиренная Поппеем Сабином, принесла этому полководцу триумфальные отличия в консульство Лентула Гетулика и Гая Кальвизия.

    Фракийцы в целом были свирепым народом, но особенно те, что жили в горах, – они дышали только войной и не могли смириться с рабством. Они издавна привыкли даже своим царям повиноваться лишь по настроению, а если и поставляли войска римлянам, то лишь для соседних войн и под начальством своих вождей. Поэтому они не желали допустить, чтобы у них забирали лучших мужей для службы в римских армиях, и особенно их встревожили слухи, что их разделят и, смешав с солдатами других народов, увезут в далекие страны. Однако прежде чем взяться за оружие, они отправили к Поппею послов, заявив, что дружественны римскому народу и готовы повиноваться, если их не будут обременять новыми повинностями, но если их захотят обратить в рабов, у них есть оружие, много молодежи и непреклонные сердца, не знающие середины между свободой и смертью. Одновременно они указывали на свои крепости, взгроможденные на высоких скалах, куда они укрыли стариков и женщин, и грозили тяжелой, опасной и кровавой войной.

    Поппей отвечал им мягко, выжидая, пока не наберет достаточно сил, чтобы внушить страх. Когда Помпоний Лабеон привел ему легион из Мезии, а Реметалк присоединился с отрядом верных фракийцев, он, объединив эти силы с имевшимися у него, двинулся на врагов. Он без труда выбил их с открытых мест, где те укрепились, и сам разбил там лагерь. Но труднее ему пришлось при штурме крепости, расположенной на горном хребте и защищаемой множеством мятежников – одни были вооружены, другие мужеством заменяли недостаток оружия. Лагерь его был недалеко, и, увидев, как самые отчаянные враги вышли за стены с пением и плясками на варварский лад, он выслал против них лучников, которые, слишком приблизившись, были смяты внезапной вылазкой и едва не были окружены, если бы римский полководец не предусмотрительно держал наготове для поддержки когорту сикамбров – германское племя, не менее стремительное и шумное, чем фракийцы.

    Он понял, что необходимо осадить этих людей, решивших обороняться до конца, и продвинулся ближе к крепости, оставив в прежних укреплениях фракийских союзников, не годных для осадных работ. Он разрешил им разорять окрестности, предавать огню и мечу, забирать всю добычу, какую смогут, лишь бы грабежи ограничивались дневным временем, а ночь они проводили в лагере, соблюдая охрану. Сначала приказ выполнялся, но вскоре эти фракийцы, разбогатев на грабежах, захотели насладиться богатством. Вино и обильная еда имели для этого народа непреодолимую притягательность. Они предались им без меры, а значит – и беспечности; вместо караулов и часовых, охранявших лагерь, видны были лишь люди, распростертые на земле в пьяном сне.

    Враги узнали об этом беспорядке и ловко им воспользовались. Разделившись на два отряда и выбрав ночное время как наиболее удобное для внезапного нападения, они одновременно атаковали римский лагерь и обрушились на тех, кто разорял страну. Нападение на лагерь римлян было лишь отвлекающим ударом, чтобы занять их собственной обороной и скрыть опасность, угрожавшую союзникам. Им это удалось, и они беспрепятственно перебили своих неверных соплеменников. Те лежали либо вдоль укреплений, либо были рассеяны по окрестностям; фракийцы устроили среди них страшную резню, тем более яростную, что считали их перебежчиками и предателями, объединившимися с угнетателями родины для порабощения ее.

    Так они удовлетворили свою месть, но это был единственный успех. Римский полководец не ослабил осады. Он установил осадные орудия, привел в действие машины и, отрезав осажденных от внешнего мира, вызвал среди них голод. Особенно они страдали от жажды, имея лишь один источник на такое множество людей – как воинов, так и бесполезных ртов. Их вьючные животные и кони, запертые вместе с ними, гибли от бескормицы; трупы животных, смешанные с телами людей, умиравших от ран или жажды, не только представляли ужасное зрелище, но и заражали воздух, распространяя болезни.

    К этим бедам добавились раздоры. Одни, павшие духом, решили сдаться; другие, отчаявшись, впали в ярость, и те, в свою очередь, разделились: одни хотели покончить с собой, другие, более многочисленные, предпочитали искать смерти в бою с врагом. У каждой группы был свой вождь. Дин, почтенный старец, чей долгий опыт научил его понимать мощь римского оружия и их милосердие в победе, не только советовал покориться, но и подал пример, сдавшись победителям с женой и детьми. За ним последовали все слабые – по полу или возрасту, и те, кто, по словам Тацита, предпочел жизнь славе. Тарса и Турезис, возглавлявшие две другие группы, также сами исполнили то, что советовали другим. Тарса, громко крича, что раз решили не переживать свободу, кратчайший путь к смерти – лучший, и надо разом покончить со страхами и надеждами, пронзил себя мечом, и некоторые последовали его примеру.

    Турезис с теми, кто хотел дорого продать свою жизнь, дождался ночи, совершил яростную вылазку и жестоко атаковал римский лагерь. Поппей был готов и отдал все нужные распоряжения. Но природная ярость фракийцев, подогретая отчаянием, творила чудеса, и они прорвали укрепления в нескольких местах. Однако удержаться не смогли. Доблесть и дисциплина в итоге победили слепую ярость, и после ночного боя фракийцы, отброшенные к своей крепости, вынуждены были сложить оружие и сдаться. Другие соседние крепости также покорились; оставалось взять еще несколько. Но ранние и суровые холода на горе Гем вынудили римлян отступить, оставив завоевание незавершенным, что не помешало Поппею, как я сказал, получить триумфальные отличия.

    В этом году Тиберий наконец осуществил давний замысел – покинуть Рим навсегда. Он воспользовался предлогом освятить два храма – Юпитера в Капуе и Августа в Ноле – и отправился в Кампанию. Как я говорил, советы Сеяна способствовали этому решению. Но поскольку после смерти этого министра он оставался в уединении еще шесть лет, ясно, что у него были причины, независимые от чужого влияния.

    Тацит ищет эти причины. Первая – стыд за жестокость и разврат, которым он предавался: в уединении он скрывал свои пороки, тогда как поступки их обличали. Кроме того, он был от природы угрюм, а жизнь на Родосе приучила его к затворничеству. Некоторые считали, что его удручала собственная дряхлость в еще не столь преклонном возрасте, и потому он избегал показываться на людях. Ему не было еще шестидесяти семи, и хотя он был очень крепкого сложения, старость иссушила и сгорбила его, что плохо сочеталось с чрезмерно высоким ростом. К тому же он совсем облысел, а на лице были язвы, которые приходилось заклеивать пластырями.

    Последней причиной было высокомерие его матери, с годами становившееся для него все невыносимее. Он презирал делить с ней власть, но не мог исключить ее, поскольку был обязан ей престолом. Она же, со своей стороны, попрекала его своим благодеянием, напоминая, что это она помешала Августу предпочесть ему Германика. Все это омрачало их отношения, и они окончательно поссорились по следующему поводу.

    Ливия просила Тиберия включить в число судей одного нового гражданина, которого она опекала. Когда она стала настаивать, он заявил, что согласится лишь при условии, что в списке судей будет указано: этот человек назначен по настоянию матери. Ливия пришла в ярость и в гневе достала из хранилища своих драгоценностей старинное письмо Августа, где тот жаловался ей на жестокость и несговорчивость сына. Это было оскорбительно. Тиберий возмутился, что она столько лет хранила это письмо и теперь использовала его против него, и этот случай окончательно убедил его навсегда покинуть Рим.

    Он уехал с очень малым сопровождением: лишь один сенатор – Кокцей Нерва, консуляр и знаменитый юрист; несколько всадников, среди которых лишь двое занимали видное место в сословии – Сеян и Курций Аттик; а также немногочисленные ученые, в основном греки, в беседах с которыми он надеялся находить удовольствие. [20] Ибо сам он был очень начитан, но, как и во всем прочем, со странностями: стиль его был темный и вычурный; он предпочитал не великих авторов, а малоизвестных писателей; увлекался мифологией до ребячества, донимая знатоков нелепыми вопросами – например, кто была мать Гекабы, какое имя носил Ахилл на Скиросе в женском платье, и тому подобными пустяками, которых никто не знал и знать которые было совершенно бесполезно.

    При его отъезде распространился слух, что, согласно положению звезд и предсказаниям астрологов, он больше не увидит Рима. Это мнение погубило многих, кто решил, что он скоро умрет, и потому, не сдерживаясь, свободно высказывался и действовал, дав Тиберию время проявить свою жестокость. Ибо он прожил еще одиннадцать лет, так и не вернувшись в Рим, [21] хотя не раз приближался к нему вплоть до самых стен. Тацит, всегда доверявший астрологии и гаданиям, удивляется, как близко искусство было к ошибке. Но скорее стоит удивляться, что предсказание сбылось. Возраст Тиберия и его отвращение к столице были источниками «чудесных» прозрений астрологов, и, видя, что он пережил их ожидания, они, наверное, сами больше всех удивились исполнению своего пророчества.

    Покидая Рим, Тиберий запретил нарушать его покой особым указом; куда бы он ни направлялся, солдаты оцеплением мешали приблизиться к нему. Так он путешествовал по Кампании, но, не находя и там достаточного уединения и тяготясь видом городов и людей, после освящения упомянутых храмов на следующий год покинул материк и перебрался на остров Капри.

    М. Лициний Красс. Л. Кальпурний Пизон. Год от основания Рима 778. От Р. Х. 27.

    Этот остров, прославившийся благодаря долгому пребыванию Тиберия, как нельзя лучше подходил для его намерения скрыться от мира. Он окружён скалами, и подступиться к нему можно лишь с одной стороны, так что никто не может пристать к берегу незамеченным. В остальном же это восхитительное место: зимы здесь мягкие, поскольку гора защищает его от северных ветров; летом же воздух освежается зефирами. Остров обращён к Неаполитанскому заливу, чьи берега некогда представляли собой очаровательное зрелище, пока извержения Везувия не изуродовали их. По словам Плиния, [23] окружность острова составляет сорок тысяч шагов. Тиберий приказал построить здесь двенадцать вилл, каждая из которых имела своё название.

    Я уже говорил, что главными причинами, по которым Тиберий полюбил это место, были уединённость и труднодоступность. История одного несчастного рыбака служит тому доказательством. Этот человек, взобравшись по крутым скалам, чтобы преподнести императору крупного и красивого султанка, которого поймал, неожиданно появился перед его глазами. Испуганный Тиберий приказал потереть лицо рыбака его же рыбой. А когда тот, пока над ним исполняли этот тиранический приказ, в отчаянии воскликнул, что, по крайней мере, не принёс огромного морского омара, которого тоже поймал, жестокость Тиберия проявилась в полной мере: он воспользовался подсказкой и велел заменить султанка омаром, который разодрал лицо рыбака в кровь.

    Тиберий искал это уединение, чтобы перестать сдерживаться. Он устал от постоянного контроля над своими страстями и пороками. Теперь он хотел жить в своё удовольствие. И если раньше он казался поглощённым государственными делами, то теперь предался праздности, прерывая её лишь для того, чтобы творить зло.

    Он полностью отказался от полезных забот по управлению республикой: с тех пор он не замещал вакантные места в судейских коллегиях, не сменял военных командиров и наместников провинций, находившихся под его прямым контролем, оставил на несколько лет Испанию и Сирию без проконсулов, допуская, чтобы варвары безнаказанно тревожили границы, нанося империи не только урон, но и позор. Его единственным занятием стало удовольствие. Он даже учредил при своём дворе новую должность под названием «начальник увеселений» и поручил её римскому всаднику по имени Цезоний Приск.

    Во все времена он любил вино и пиры, и ещё во время своих первых военных кампаний навлёк на себя насмешки из-за этого. Став императором, он не исправился. Светоний пишет, что как раз в то время, когда в Риме обсуждался вопрос о нравственной реформе, Тиберий провёл двое суток без перерыва за столом с Помпонием Флакком и Луцием Пизоном. Затем он наградил своих собутыльников, назначив одного наместником Сирии, а другого – префектом города, и даже не постеснялся указать в их патентах истинную причину этих назначений, назвав их «приятными друзьями», «друзьями на все часы».

    На Капри он дал полную волю этому недостойному пристрастию – недостойному не только принца, но даже любого человека, хоть сколько-нибудь дорожащего своей репутацией. О его поведении можно судить по тому, как он поощрял тех, кто отличался в этом искусстве или умел восхвалять изысканные блюда. Он с любопытством и восхищением наблюдал за неким Новелием Торкватом из Медиолана, [24] который, хвастаясь умением, более подобающим носильщику, чем бывшему претору, каковым он был, выпивал за один приём три конгия – почти десять пинт вина. На квестуру он предпочёл весьма знатным кандидатам никому не известного человека, который по его приглашению осушил за один обед амфору вина, вмещавшую более двадцати четырёх наших пинт. Другой получил от него двести тысяч сестерциев [25] за диалог, в котором спорили между собой гриб, инжировка, устрица и дрозд, выясняя, кто из них достоин первенства.

    Я умалчиваю о других, ещё более постыдных развлечениях и о мерзостях, которыми этот развратный старец навсегда опозорил имя острова Капри. Светоний, позволивший себе подробно описать эти ужасы, был справедливо осуждён серьёзными писателями и заслужил в защитники лишь Бейля.

    В то время как Рим наслаждался полным миром, внезапное и мгновенное несчастье унесло больше жизней, чем кровавое поражение. В Фиденах некий вольноотпущенник по имени Атилий решил устроить гладиаторские игры. [26] Но поскольку движущей силой для него была не щедрость, не желание прославиться или завоевать влияние, а надежда на грязную наживу, он с преступной экономией построил амфитеатр, не позаботившись ни о прочном фундаменте, ни о надёжности конструкций. Страсть римлян к зрелищам, и без того сильная, ещё более разгорелась из-за строгости Тиберия, лишавшего их этих удовольствий. К тому же место было близко. И вот весь Рим, мужчины и женщины, люди всех возрастов, устремились толпами в Фидены. Сооружение не выдержало такой нагрузки: часть его обрушилась, погребая зрителей под обломками. Крупные фрагменты упали снаружи, раздавив тех, кто столпился вокруг.

    Катастрофа была ужасной. Многие погибли на месте, избавившись, по крайней мере, от долгих мучений. Но ещё более жалкой была участь тех, кто, получив опасные ранения, лишившись конечностей, оставался в живых и, помимо собственной боли, страдал, видя перед собой или слыша голоса и стоны своих жён и детей. Когда весть об этом несчастье разнеслась, бесчисленное множество людей устремилось на место трагедии – искать или оплакивать отцов, братьев, друзей. В Риме царила паника: каждый, чей близкий отсутствовал, трепетал за него, и страхи намного превосходили реальные масштабы бедствия, хотя и они были ужасающи – число погибших и раненых при обрушении амфитеатра достигло пятидесяти тысяч.

    Знатные граждане открыли свои дома для несчастных, нуждавшихся в лечении, и предоставили им врачей и лекарства. В эти дни вид города, хоть и печальный, напоминал о древних временах, когда после больших сражений раненых распределяли по домам сенаторов и лечили за их счёт. Чтобы предотвратить подобные катастрофы, сенат издал указ, запрещавший устраивать гладиаторские бои тем, чьё состояние было меньше четырёхсот тысяч сестерциев, [27] и предписывавший соблюдать необходимые меры для прочности амфитеатров. Атилий был наказан изгнанием.

    Боль от этого жестокого несчастья ещё не утихла, как Рим постиг новый удар – страшный пожар, уничтоживший весь квартал на Целийском холме. Народ, всегда суеверный, считавший этот год несчастливым, винил в бедах отсутствие принцепса: говорили, что он уехал под дурными предзнаменованиями. Тиберий рассеял эти толки своей щедростью. Он возместил убытки владельцам сгоревших домов, причём сделал это без просьб и ходатайств, не оказывая никому особых предпочтений. Люди, не имевшие ни связей, ни знакомств при дворе, получали вызов и необходимые суммы на восстановление жилищ.

    Такая достойная принца щедрость принесла Тиберию великую славу, и сенат воздал ему торжественные благодарности. Чтобы увековечить память о благодеянии императора, было предложено переименовать Целийский холм и назвать его Августовым. Однако это название не прижилось.

    Пока всё шло как надо, но тут вмешалась лесть. Статуя Тиберия, стоявшая в доме сенатора Юния, уцелела в огне – вероятно, потому, что её поспешили спасти, понимая, как опасно оставить её без внимания. Это событие было объявлено божественным чудом. Вспомнили, что то же самое случилось с Квинтой Клавдией, чья статуя, дважды уцелевшая при пожарах, была помещена в храм Матери богов. Отсюда сделали вывод, что Клавдии любимы небом, и место, где боги явили столь явное доказательство своей благосклонности к императору, должно почитаться с религиозным благоговением. Так низко пал римский сенат.

    Ап. Юний Силан и П. Силий Нерва.

    779 год от основания Рима, 28 год от Р. Х.

    Год, последовавший за удалением Тиберия на остров Капри, подтверждает сказанное нами на основании Светония о равнодушии этого принца к набегам варваров и к бесчестию римского имени. Фризы восстали, и причина их волнений заслуживает внимания. Лесть сената. Восстание фризов. Потери, сознательно понесённые римлянами.

    Фризы были бедным народом, с которого Друз требовал лишь подать в виде бычьих шкур, использовавшихся для щитов и военных машин. Они исправно платили эту дань, пока дух вымогательства и алчности не сделал их ярмо, которое они терпеливо несли, ещё более тяжким. Никто не определил, какой толщины, прочности или размера должны быть шкуры, которые они поставляли. Олленний, бывший старший центурион легиона, назначенный управлять Фризией, выбрал в качестве образца шкуры диких быков, с которыми должны были сравниваться податные шкуры. Это поставило фризов в невозможное положение, поскольку в лесах Германии водились звери огромных размеров, тогда как домашний скот оставался мелким. Не имея возможности выполнить новые требования, они сначала отдавали своих быков, затем свои земли в уплату, а потом, под давлением, вынуждены были отдавать в рабство жён и детей.

    Отсюда – ропот и жалобы, но, не встретив внимания, фризы взялись за оружие, схватили солдат, собиравших дань, и повесили их на деревьях. Сам Олленний избежал их ярости лишь бегством, укрывшись в крепости Флевум, [29] расположенной, судя по названию, у самого восточного устья Рейна и хорошо укреплённой. Фризы осадили её, но при приближении Апрония, командующего Нижней Германией, спускавшегося по Рейну с значительными силами, сняли осаду и приготовились защищать свою землю.

    Апроний вступил в их страну, построив мосты через болота, делавшие подход трудным и опасным. Вскоре он встретил врага и дал бой, допустив при этом серьёзную ошибку: вместо того чтобы сразу бросить в бой крупные силы, он посылал лишь небольшие отряды лёгкой пехоты и конницы, которые, вступая в схватку по очереди, неизбежно терпели поражение и вносили смятение в ряды подходивших на подмогу. В итоге пришлось бросить против мятежников всю пятую легионную когорту, чтобы спасти разрозненные отряды от полного уничтожения. Фризы были отброшены, но римляне понесли значительные потери, оставив на поле боя многих своих командиров – трибунов, префектов и центурионов.

    Это поражение не стало единственным. Неподалёку девятьсот римских солдат были полностью перебиты. В другом месте четыреста воинов, чтобы не попасть в плен, вынуждены были убить друг друга. На этом всё и закончилось. Апроний не стал мстить за эти поражения, а Тиберий сделал вид, что ничего не произошло, опасаясь необходимости назначить способного и умного полководца. Сенат, постоянно находившийся под угрозой жестокости принцепса и озабоченный собственной безопасностью, мало внимания уделял далёким бедам, касавшимся лишь границ империи.

    В этом же году Тиберий выдал Агриппину, дочь Германика, за Гн. Домиция, чья знатность по отцовской линии усиливалась родством с императорским домом через его мать, старшую дочь Октавии. Однако высокое происхождение омрачалось его свирепым нравом и отвратительными привычками. Ещё в юности, сопровождая молодого Гая Цезаря на Восток, он убил своего вольноотпущенника за отказ выпить столько, сколько ему приказали. За это преступление его удалили от двора, но это не сделало его скромнее. В одной деревне на Аппиевой дороге он, мчась во весь опор, предпочёл раздавить ребёнка, чем остановиться или свернуть. В Риме, на площади, он выколол глаз римскому всаднику, позволившему себе в споре с ним слишком вольные выражения.

    Несправедливый и вероломный, он покупал на публичных торгах, но не платил; будучи претором, лишил возниц цирка их жалованья. Наконец, уже при конце правления Тиберия, его обвинили в оскорблении величества, многочисленных прелюбодеяниях и кровосмешении с собственной сестрой Домицией Лепидой, и только смерть императора спасла его от осуждения. Известно, что Агриппина ни в чём не уступала порокам своего мужа. Поэтому он справедливо говорил, что от него и этой принцессы может родиться лишь чудовище, роковое для всего человечества, – и его предсказание с ужасающей точностью сбылось в лице Нерона, их сына, чьи преступления и жестокость потрясли мир.

    Перед свадьбой Агриппины умерла её тётка Юлия, внучка Августа, сосланная дедом за прелюбодеяние на остров Тремити, недалеко от побережья Апулии. Она провела в изгнании двадцать лет, получая поддержку от Ливии, которая, как пишет Тацит, после тайных интриг, погубивших всю семью её мужа, публично демонстрировала сочувствие к несчастьям, сама же их и вызвав. Но разве сама Юлия не стала причиной своих бед дурным поведением? И если в помощи Ливии была доля тщеславия, разве это не лучше, чем оставить её умирать в нищете? Неблагодарность за добрые дела и поиск скрытых мотивов лишь учат людей, особенно властителей, творить зло.

    Здесь же упомянем о смерти Кв. Гатерия, хотя она произошла двумя годами ранее. Он прожил почти девяносто лет, и его долгая жизнь была более отмечена славой ума и красноречия, чем благородством чувств. Его льстивый гений оставил о себе память. При жизни его речи блистали, но после смерти его сочинения не сохранили былой славы. Его талант заключался в поразительной лёгкости и быстроте речи. Он выражал любую мысль изысканно и обильно. Говорил без подготовки, никогда не запинался, шёл ровно от первой фразы до заключения. Неспособный сдерживать себя, он, по выражению Августа, [31] «нуждался в тормозах».

    Зная свой недостаток, он прибегал к помощи вольноотпущенника, который, стоя рядом во время речи, сигнализировал, когда нужно остановиться или продолжить развивать мысль. Удивительно, но Гатерий всегда точно следовал этим указаниям. Легко понять, почему его сочинения, лишённые живого голоса, казались бледнее его речей. В них было больше огня, чем глубины. Как труд и размышление дают прочные плоды, так и лёгкость стиля Гатерия, потеряв прелесть произнесения, утратила большую часть достоинств и увяла вместе с ним.

    Рубеллий Гемин. – Г. Фуний Гемин. Год Рима 780. От Р. Х. 29.

    При консулах Рубеллии и Фуфии Ливия скончалась в возрасте восьмидесяти шести лет. После смерти Августа она носила имя Юлия Августа, которое император, её супруг, даровал ей, усыновив по завещанию. Таким образом, к знатности Клавдиев, от которых она происходила, и Ливиев, в дом которых её отец вошёл через усыновление, она присоединила славу Юлиев, ставшую к тому времени самой блистательной во вселенной.

    Её добродетель остаётся незапятнанной в истории, если только не порицать её брак с Августом, заключённый при обстоятельствах, дающих повод для критики и подозрений. Впрочем, Тацит свидетельствует, что она могла сравниться в благонравии с самыми добродетельными матронами древности, хотя в её манерах было больше веселости и игривости, чем те, возможно, одобрили бы: властная мать, уступчивая супруга, обладавшая искусностью, идеально соответствовавшей коварному характеру её мужа и лицемерию сына.

    Сходство этого портрета, созданного Тацитом, подтверждается и другими историками. Светоний пишет, что император Калигула, отнюдь не лишённый остроумия, желая выразить, до какой степени Ливия была изощрённой и хитрой, часто называл её «Одиссеем в юбке» [32]. По словам Диона, когда кто-то спросил её, каким секретом она добилась такого влияния на Августа, она ответила: «Мой секрет прост. Я всегда жила благоразумно. Я изучала всё, что могло ему понравиться. Я никогда не проявляла неуместного любопытства ни к его делам, ни к его любовным связям, которые даже делала вид, что не замечаю». Тот же автор хвалит её за то, что она была защитницей многих сенаторов в трудных ситуациях, воспитывала детей некоторых из них, помогала другим выдать дочерей замуж – благородное применение своей власти и богатства.

    Её пороком было честолюбие. Что оно довело её до уничтожения мечом или ядом всего, что мешало возвышению её сына, – это, как мне кажется, не доказано историей. Но нельзя сомневаться, что она страстно желала видеть его императором и использовала для этого как случайные обстоятельства, так и пороки и преступления, которые лишили Августа части его семьи, а другую сделали ему ненавистной.

    Впрочем, безмерное честолюбие матери было жестоко наказано неблагодарностью сына: помимо прочих неприятностей, которые он ей доставил, он виделся с ней лишь однажды с момента своего отъезда из Рима до её смерти – то есть почти за три года – и в конце концов проявил жестокость, не навестив её во время смертельной болезни. Он не присутствовал на её скромных похоронах, оправдываясь в письме к сенату множеством важных дел, хотя находил время для удовольствий, которые даже смерть матери не прервала.

    Надгробную речь Ливии произнёс с ростра её правнук Гай Цезарь, будущий император Калигула, – и этим почти исчерпывались почести, оказанные её памяти. Что касается многочисленных почестей, которые сенат, казалось, от всего сердца ей назначил, Тиберий позаботился их значительно урезать и прямо запретил её обожествление, заявив, что это противоречило бы воле матери. Он был не более набожен, но менее добросердечен, чем Клавдий, впоследствии даровавший Ливии божественные почести, будучи её внуком. Тиберий даже не позволил воздвигнуть триумфальную арку в её честь, хотя сенат это постановил. Но, понимая неприличие своего противодействия такому решению, он придумал выход: взял строительство памятника на себя. Однако даже не начал работу, и постановление сената осталось неисполненным.

    Завещание Ливии также было проигнорировано и аннулировано её сыном. Вместо того чтобы выполнить её распоряжения относительно близких ей людей, Тиберий принялся их преследовать: одного римского всадника из её окружения он приговорил к помпе (что в наше время равнозначно каторге). Гальба, будущий император, был слишком знатен для подобного обращения, но Тиберий лишил его значительного наследства, оставленного Ливией, под предлогом, что сумма не была прописана словами. На этом основании он сократил её до десятой части, а в итоге не выплатил ничего.

    Эта злобная и неблагодарная настроенность проявилась уже в первом письме, которое Тиберий написал сенату после смерти Ливии. Он жаловался там на тех, кто подольщается к женщинам низкопоклонством. Недовольство его было направлено на действующего консула Фуфия, который пользовался большой дружбой Ливии. Фуфий, человек остроумный, имел привычку оживлять беседу колкостями против Тиберия. «Власть имущие, – говорит Тацит, – никогда не забывают таких обид», и вскоре Фуфий поплатился за них жизнью.

    Правление Тиберия стало ещё более жестоким и тираническим после смерти Ливии. Она ещё сдерживала многие удары, поскольку Тиберий не мог полностью освободиться от привычки подчиняться воле матери, а Сеян не смел ей перечить. С её концом они оба избавились от сдерживающего узды, и тут же последовали несправедливые и бесчеловечные приказы против вдовы и старшего сына Германика. Но этот эпизод требует раскрытия всей цепи интриг Сеяна, к чему мы теперь и перейдём.

    Примечания:

    [1] Дион насчитывает их десять.

    [2] ТАЦИТ, «Анналы», II, 87.

    [3] Пять су = 40 сантимов по расчёту г-на Летронна.

    [4] См. первую книгу.

    [5] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 15.

    [6] Двести пятьдесят тысяч ливров = 409 260 франков по расчёту г-на Летронна.

    [7] Именно так Фрейнсгейм объясняет выражение Тацита prœpeditis equis; он подтверждает свою интерпретацию двумя цитатами из Ксенофонта, свидетельствующими, что такой обычай существовал у ассирийцев и персов.

    [8] См. «Историю Римской Республики»: примеры подобных даров, отправленных или вручённых римлянами Птолемею Филопатору и Масиниссе – оба они были предками упомянутого здесь Птолемея, который происходил от царей Египта через Клеопатру и от Масиниссы через его отца Юбу.

    [9] СЕНЕКА, «О милосердии», I, 24.

    [10] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 21.

    [11] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 30.

    [12] СЕНЕКА, «Утешение к Марции», I.

    [13] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 36.

    [14] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 38.

    [15] СЕНЕКА, «Контроверсии», IV, 28.

    [16] По-видимому, закон Августа, на который здесь ссылаются, предусматривал в случае прелюбодеяния лишь наказание в виде изгнания (релегации), которое было мягче, чем собственно ссылка (экзилий). Релегированное лицо не лишалось ни статуса, ни прав римского гражданина, которые отнимались при interdictio aquae et ignis (лишении огня и воды).

    [17] См. события времён Августа за 732 и 737 годы.

    [18] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 57.

    [19] СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 51.

    [20] СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 70.

    [21] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 58; СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 40.

    [22] ТАЦИТ, «Анналы», III, 67; СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 40.

    [23] ПЛИНИЙ, III, 17.

    [24] ПЛИНИЙ, XIV, 22.

    [25] Двадцать пять тысяч ливров = 40 926 франков по расчёту г-на Летронна.

    [26] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 62.

    [27] Пятьдесят тысяч ливров = 81 832 франка по расчёту г-на Летронна.

    [28] Валерий Максим, I, 8, указывает даты этих двух якобы чудес, относя первое к 741 году от основания Рима, а второе – к 754-му.

    [29] См. сказанное о соединении Рейна с Эйсселом под 740 годом.

    [30] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 71.

    [31] СЕНЕКА, «Контроверсии», IV.

    [32] СВЕТОНИЙ, «Калигула», 23.

  

  
    § II. Происхождение и возвышение Сеяна

    Сеян известен всем как самый знаменитый пример головокружительного взлёта и ужасного падения фаворита, злоупотребившего своей удачей. Его родиной был Вольсинии, город в Тоскане; его отец – Сей Страбон, римский всадник. По-видимому, он был усыновлён семьёй Элиев, поскольку носил имя Луций Элий Сеян. Молва обвиняла его в том, что свою юность он опозорил развратом и преступной угодливостью Апицию, который щедро платил ему – достойное начало жизни, наполненной самыми отвратительными преступлениями.

    Сначала он примкнул к Гаю Цезарю, внуку Августа. Затем его отец, став префектом преторианской гвардии, добился разрешения назначить его своим коллегой по этой должности, а вскоре и вовсе передал её ему, сам перейдя на пост префекта Египта.

    Должность префекта преторианских когорт изначально была незначительной, как уже отмечалось при Августе, который её учредил. Сеян первым усилил её власть, собрав все десять когорт в единый лагерь за городскими стенами, тогда как раньше они были рассредоточены не только по разным районам Рима, но и по соседним городкам. Его целью было держать их всех под своим контролем, сделав более уверенными в себе и более грозными для остальных граждан благодаря объединённой силе. Но чтобы скрыть свои замыслы, он выдвигал разные предлоги: пользу дисциплины, которую сложно поддерживать среди разрозненных отрядов; необходимость оградить солдат от городских соблазнов, развращающих их; преимущество быстрого и мощного резерва на случай непредвиденных опасностей.

    Хотя эти меры были направлены против Тиберия, чьё место Сеян намеревался узурпировать, император не заподозрил ничего. Подозрительный, скрытный, непроницаемый для всех остальных, он проявлял слепую доверчивость к своему коварному министру, доходившую до чуда. Тацит удивляется этому и приписывает столь поразительный эффект не хитрости Сеяна (который в итоге пал жертвой козней Тиберия), а гневу богов против римского народа, для которого и возвышение, и падение этого фаворита оказались одинаково губительными.

    Ослепление Тиберия длилось несколько лет, и у Сеяна было достаточно времени, чтобы обзавестись бесчисленными приспешниками как среди солдат и офицеров, подчинённых его приказам, так и среди сенаторов, продвигая на военные и гражданские должности, а также на посты правителей провинций тех, кто был ему предан. Тиберий нисколько не препятствовал этому; напротив, он с поразительной готовностью потакал предателю, называя его не только в частных беседах, но и в речах перед сенатом и народом «сподвижником в трудах» и позволяя ставить статуи Сеяна в театрах, на площадях и даже в лагерях легионов.

    Сеян обладал всеми качествами, необходимыми для великих злодеев, потрясающих государства и совершающих ужасные перевороты: железным здоровьем для работы, безудержной дерзостью, соединённой с глубокой скрытностью, умением располагать к себе и очернять других, лестью и надменностью, готовыми по мере надобности, внешней скромностью при внутренней жажде власти. Для достижения успеха он иногда использовал щедрость и соблазны роскоши и разврата, но чаще – активность и бдительность, качества сами по себе похвальные, но становящиеся крайне вредными, когда их демонстрируют лишь ради удовлетворения честолюбия.

    С такими ресурсами Сеян смело рассчитывал на себя. Но когда он задумал свой замысел (описанный Тацитом под 774 годом от основания Рима), перед ним стояли огромные препятствия: дом Цезарей, полный наследников, взрослый сын императора и подрастающие внуки. Атаковать стольких принцев сразу значило рисковать всем; тайные козни и интриги требовали действовать постепенно. Сеян избрал последний путь и решил начать с Друза, против которого его подогревал недавний гнев.

    Во время ссоры, произошедшей незадолго до этого, Друз, от природы вспыльчивый и давно ненавидевший выскочку, который осмелился с ним соперничать, замахнулся на него кулаком. Когда же министр дерзко ответил тем же, принц дал ему пощёчину.

    Месть подстегнула честолюбие Сеяна, и он стал искать способы погубить Друза. Лучшим вариантом оказалось обратиться к Ливилле, жене принца, сестре Германика, которая в юности не блистала красотой, но с возрастом стала весьма привлекательной. Сеян притворился влюблённым в неё и сумел её развратить. Женщина, запятнавшая себя прелюбодеянием, способна на всё. Когда Ливилла совершила этот первый грех, он предложил ей другие: выразил желание жениться на ней и возвести её на трон, для чего требовалось устранить её мужа. Она не отказалась. И эта принцесса, правнучка Августа, невестка Тиберия, мать детей Друза, опозорила себя, своих предков и потомство связью с простолюдином из Вольсиний – и всё ради того, чтобы променять обеспеченное величие, к которому вела честная дорога, на рискованное положение, достижимое лишь через величайшие преступления.

    В заговор был вовлечён врач Эвдем, доверенное лицо Ливиллы, который использовал своё искусство для преступления, беспрепятственно посещая принцессу без подозрений. А чтобы ничего не смущало Ливиллу, Сеян развёлся со своей женой Апикатой, от которой имел троих детей.

    Исполнение такого замысла неизбежно затягивалось из-за страхов, трудностей и необходимости менять планы. Но Друз ускорил свою гибель, открыто выступая против Сеяна, чьё могущество и надменность он больше не мог терпеть. Он жаловался, что император, имея сына, делит заботы о государстве с чужеземцем. «И как мало остаётся до того, чтобы сделать его своим соправителем? – говорил принц. – Первые ступени к верховной власти трудны, но честолюбец, вступив на этот путь, находит помощников и сторонников. Префекту претория уже выстроили лагерь, собрали солдат под его командой, его статуя красуется в театре Помпея; он едва не породнился с императорской семьёй, если бы не смерть жениха его дочери. Теперь наша надежда – в скромности фаворита, и мы должны радоваться, если он удовлетворится своим нынешним положением».

    Друз не скрывал этих речей, и даже то, что он говорил в кругу семьи, передавалось его женой врагу.

    Сеян встревожился и решил не медлить. Он выбрал медленно действующий яд, чьи эффекты можно было принять за естественную болезнь. Евнух Лигд, любимец Друза и один из главных слуг его дома, стал исполнителем преступления, подмешав яд принцу, как выяснилось восемь лет спустя из показаний Апикаты и признаний Лигда и Эвдема под пыткой.

    Болезнь Друза длилась несколько дней, в течение которых Тиберий (находившийся тогда в Риме, так как описываемые события произошли задолго до его удаления на Капри) не прерывал своих занятий и исправно посещал сенат. Он появился там даже в промежутке между смертью сына и похоронами. Консулы, в знак скорби, не заняли своих обычных мест, но император напомнил им о своём ранге. Он остановил рыдания и слёзы сенаторов не только увещеваниями и примером, но и речью:

    «Я знаю, что некоторые могут осудить меня за то, что я, едва понеся такую тяжёлую утрату, предстал перед вами. Многие в подобном случае едва выносят общество близких и избегают даже дневного света. Я не обвиняю их в слабости, но счёл нужным искать утешения в объятиях республики, более достойного великой души».

    Затем он выразил сочувствие Ливии, своей престарелой матери, получившей столь тяжёлый удар, добавив, что сам он уже в годах, а дети Друза ещё малы, и попросил ввести сыновей Германика – «единственную надежду государства в нынешнем горе».

    Консулы вышли, нашли в притворе сената старших сыновей Германика, Нерона и Друза, утешили их, ввели и подвели к императору. Тиберий взял их за руки и обратился к сенаторам:

    «Отцы-сенаторы! После смерти моего сына Германика я вручил этих сирот их дяде и, хотя у него были свои дети, просил воспитать их как родных, чтобы они стали его опорой и надеждой будущего. Я потерял Друза – теперь я обращаюсь к вам. Именем богов и отечества заклинаю вас: будьте покровителями правнуков Августа, потомков древнейшего рода Рима. Примите их под свою защиту, Нерон и Друз! Вот те, кто заменит вам отцов. Ваша кровь делает вас предметом заботы республики во всём, что с вами случится».

    Эти слова вызвали слёзы у всех. Если бы Тиберий остановился на этом, он оставил бы слушателей в восхищении. Но он вновь заговорил о своём якобы намерении сложить бремя правления и передать его консулам или другим избранным сенатом – и этими пустыми словами, не раз повторяемыми и встречаемыми с заслуженным презрением, испортил впечатление от благородной речи.

    Вероятно, его рассудок заменял чувства, и твёрдость в данном случае была лишь равнодушием. Это подозрение, основанное на всём, что мы знаем о его характере, подтверждается его ответом послам Илиона, опоздавшим с соболезнованиями по поводу смерти Друза:

    «Я также глубоко разделяю вашу скорбь о потере Гектора».

    Сенат почтил память Друза теми же почестями, что и Германика, добавив новые – как обычно делает лесть, всегда преувеличивающая. Похоронная процессия была особенно пышной благодаря длинной веренице изображений предков: с одной стороны – Эней, родоначальник Юлиев, цари Альбы, основатель Рима Ромул; с другой – Атта Клавз, переселившийся из Сабинской земли в Рим, и все Клавдии, его потомки. Сам Тиберий произнёс надгробную речь.

    Предание, сохранившееся ко времени Тацита, сильно искажало обстоятельства смерти и отравления Друза. Согласно ему, Сеян, составив свой гнусный план и подготовив всё для его исполнения, осмелился обвинить Друза в том самом преступлении, которое замышлял сам: тайно донёс императору, что тот хочет его отравить, и предупредил, чтобы он остерегался первой чаши за пиром, куда его пригласит сын. Говорили, что Тиберий попал в ловушку: получив чашу, он передал её сыну, который, ничего не подозревая, выпил её с доверием – и последовавшая смерть была сочтена доказательством его вины, будто бы он хотел унести её с собой в могилу.

    Эта версия более трагична, и неудивительно, что такая легенда прижилась. Но, помимо отсутствия достоверных свидетельств, она совершенно неправдоподобна. Как замечает Тацит, разве можно поверить, что Тиберий – человек исключительной осмотрительности и опыта – или даже самый неразумный отец решился бы собственноручно предать сына смерти, не выслушав его оправданий, не оставив места для раскаяния? Получив такое предупреждение, он велел бы пытать подавшего яд, выяснил бы, кто его приготовил. Будучи крайне медлительным в решениях даже относительно чужих, он тем более проявил бы осторожность с единственным сыном, которого до того никто не подозревал в злых умыслах. Но ничто не казалось слишком чудовищным, если приписывалось Сеяну. Слепая доверчивость Тиберия, ненависть к ним обоим, склонность людей приукрашивать смерть принцев – всё это способствовало распространению слуха, не выдерживающего серьёзной проверки.

    Поскольку Друз всю жизнь провёл под властью сурового отца, трудно судить о его характере. Дион обвиняет его в жестокости, разврате и страсти к зрелищам, доходившей до безумия. Некоторые из этих черт видны в рассказе Тацита. Но греческий историк, возможно, преувеличил юношеские пороки, которые время могло исправить. В пользу более мягкой оценки говорит то, что Друз, кажется, обладал благородным сердцем. Доказательство – его добрые отношения с Германиком, которого он мог считать опасным соперником, и дружба с детьми последнего после его смерти. Редко когда жажда власти не порождает вражды. Но Друз не относился к семье Германика как к враждебной или угрожающей его собственному возвышению. Он благоволил к племянникам или, по крайней мере, не был им враждебен.

    Это распоряжение было тем более похвально со стороны Друза, что общее расположение граждан склонялось в пользу детей Германика. Об этом свидетельствуют различные примеры из прошлого: Тацит утверждает, что когда Тиберий произносил надгробную речь по своему сыну, сенат и народ внешне изображали скорбь, но в глубине души все радовались, видя возрождение и расцвет дома Германика. И именно это ускорило его падение: ничто не стало для него более губительным, чем эта открыто проявляемая народная любовь, соединенная с чрезмерной откровенностью Агриппины, не умевшей скрывать своих надежд. Ибо Сеян, видя, что смерть Друза осталась безнаказанной и не вызвала большого траура среди граждан, возгордившись успехом своего первого преступления, с еще большей дерзостью решился на новые злодеяния и стал искать способы погубить детей Германика, которые, несомненно, были наследниками престола.

    Отравить трех принцев, окруженных неподкупными преданными слугами, было невозможно; целомудрие их матери также было выше всяких нападок. Поэтому Сеян решил объявить войну ее гордости: он стал разжигать старую ненависть Ливии к своей невестке, раздражал ревность вдовы Друза, чтобы эти две принцессы при каждом удобном случае представляли Агриппину императору как надменную соперницу, которая, гордясь своей плодовитостью и народной любовью, стремилась к верховной власти. Ливилла усердно помогала этому гнусному заговору Сеяна перед своей бабкой. Старая принцесса была от природы подозрительна и постоянно боялась потерять свое влияние. Ливилла играла на этой слабости, внушая ей, что Агриппина – соперница, желающая единоличной власти, и подкрепляла свои слова согласием множества искусных клеветников, которых научила говорить в том же духе, особенно некоего Юлия Постума, ставшего доверенным лицом Ливии благодаря своей связи с Мутилией Приской, пользовавшейся большим доверием у матери императора. Наконец, чтобы ничего не упустить в деле уничтожения Агриппины, Сеян подослал к ней своих людей, которые ловкими речами пытались вынудить принцессу проявить свою надменность и выдать тайные надежды.

    Осуществление замысла Сеяна против дома Германика заняло несколько лет, и он погиб, значительно продвинув дело, но так и не доведя его до конца. Невинность намерений Агриппины не давала врагу повода для нападок, а ее суровый нрав и высокие, но законные устремления нелегко было сразу превратить в государственные преступления. Однако Сеян пользовался любой возможностью.

    В год после смерти Друза понтифики, а за ними и другие жреческие коллегии, добавляя к торжественным молитвам за здравие императора имена двух старших сыновей Германика, действовали не столько из привязанности к этим юным принцам, сколько из духа лести, избыток или недостаток которой в столь испорченный век одинаково опасны. Тиберий, никогда не питавший нежности к семейству Германика, был глубоко оскорблен этим подобием равенства между юностью его внуков и величием его положения и возраста. Он вызвал понтификов и спросил, что ими двигало – уступка ли просьбам или страх перед угрозами Агриппины. Получив ответ, оправдывающий Агриппину, он ограничился легким выговором, так как большинство из них были его родственниками и первыми людьми государства. Но в сенате он настоятельно рекомендовал не возбуждать гордость молодых людей преждевременными почестями, и без того склонных к дерзким порывам. Сеян воспользовался этим случаем, чтобы встревожить принцепса, внушая ему, что город разделен на две партии, как в гражданской войне, что есть люди, называющие себя сторонниками Агриппины, и если не положить этому конец, их число возрастет. Единственное средство против назревающего раздора – сурово покарать одного-двух самых горячих.

    Первой жертвой был избран Г. Силий, консулярий, семь лет командовавший войсками на Верхнем Рейне, прославившийся победой над мятежником Сакровиром и получивший за это триумфальные отличия. Чем значительнее была личность, тем страшнее становился пример его падения. Помимо связей с Германиком, под началом которого он служил, Силий казался виновным в глазах Тиберия еще и за то, что безмерно хвастался своими заслугами во время германского мятежа. Он открыто утверждал, что удержал свои легионы в повиновении, и даже говорил, что Тиберий не сохранил бы власть, если бы его войска последовали примеру нижнерейнских легионов. Тиберий считал эти речи унижением, ибо они ставили заслуги Силия выше судьбы принцепса. Ибо услуги приятны лишь тогда, когда кажется, что их можно отплатить; если же приходится оставаться в долгу, они порождают не благодарность, а ненависть. Жена Силия, Созия Галла, была так же ненавистна Тиберию, как и сам Силий, ибо пользовалась расположением Агриппины. Было решено напасть на обоих супругов, и консул Варрон взял на себя эту гнусную миссию, прикрываясь родовой враждой, чтобы стать орудием страсти Сеяна ценой собственной чести.

    Обвиняемый просил небольшой отсрочки до окончания срока полномочий обвинителя (тогда консулат длился всего несколько месяцев). Тиберий отверг просьбу Силия, заявив, что магистраты вправе преследовать частных лиц, и нельзя умалять права консула, чьи бдительные труды охраняют государство от вреда. Это была формулировка старых времен, и Тацит замечает, что Тиберий умел прикрывать новые преступления формулами древнего стиля. Дело разбиралось с такой серьезностью, будто это был не фарс: сенаторы собрались судить, словно Силию действительно предстояло предстать перед законом, будто Варрон был истинным консулом, а правление Тиберия походило на прежнее правительство.

    Силия обвиняли в сговоре с Сакровиром, в умышленном промедлении, способствовавшем мятежу, а также в том, что он опозорил свою победу грабежами и был соучастником вымогательств своей жены. В последнем они, несомненно, были виновны, но процесс велся как по делу об оскорблении величества. Силий не отвечал или, если и открывал рот в свою защиту, не скрывал, кто преследует его местью. В конце концов, видя неизбежность осуждения, он предвосхитил его добровольной смертью. Однако это отчаянное средство не спасло его имущество: хотя никто из обобранных им провинциалов не требовал возмещения, Тиберий передал его казне. Это был первый случай, когда он проявил жадность к имуществу осужденных. Созия была изгнана по предложению Азиния Галла; что касается ее имущества, тот же Азиний предлагал разделить его пополам между казной принцепса и детьми Созии. Ман. Лепид смягчил это предложение, отдав четверть имущества доносчикам, как того требовал закон, а остальное оставив детям.

    Этот человек. Лепид был мудрым и добродетельным человеком, часто смягчавшим суровые предложения, на которые толкала его коллег лесть, как мы видели в деле Лутория Приска, и в то же время не лишенным осмотрительности, ибо сохранил дружбу Тиберия до конца. Тацит, охотно прибегавший к фатализму – обычному прибежищу людей без принципов, – выражает сомнение: решают ли звезды и рок склонность и неприязнь принцепсов к тем или иным людям, или же наша судьба в наших руках, так что можно найти середину между надменной гордостью и рабской низостью и идти путем, сохраняющим достоинство добродетели, не впадая в опасности. Конечно, следует придерживаться последнего, и если примеры этого редки, то потому, что ровное поведение, свободное от страстей и горячности, всегда направляемое правым разумом и осмотрительностью, – самое трудное в человеческой жизни.

    Мессалин Котта, не менее знатный, чем Лепид, но весьма отличный по образу мыслей, в данном случае старался угодить принцепсу, ужесточая гнет граждан. Он предложил постановление, которое было принято: магистраты в провинциях должны отвечать за преступления своих жен и нести наказание, даже если они невиновны и ничего не знали. Быть может, трудно назвать это постановление несправедливым, хотя оно и сурово, но при таком принцепсе, как Тиберий, оно открывало новую дверь для произвола.

    Сеян и Ливилла позволили пройти еще одному году после смерти Друза, не решаясь осуществить их договоренность о браке. Помимо огромной разницы в происхождении, сам статус Сеяна как простого римского всадника (ибо должность префекта преторианцев, бывшая основой его силы, принадлежала этому сословию) ставил его бесконечно ниже принцессы, сестры Германика и вдовы Друза. Однако в следующем году, когда Ливилла начала терять терпение, ослепленный удачей Сеян рискнул обратиться к Тиберию с обоснованной просьбой. Он писал, что, удостоенный благосклонности Августа и еще более явных знаков доверия Тиберия, привык обращаться к императорам, как к богам. Он никогда не желал почестей, довольствуясь, как простой солдат, трудами и бдениями ради безопасности принцепса. Однако достиг вершины славы, ибо был сочтен достойным породниться с домом Цезарей. Отсюда родились его надежды, и, слышав, что Август, выбирая мужа для своей дочери, рассматривал и некоторых римских всадников, он осмеливался, опираясь на этот пример, просить императора, если тот пожелает дать Ливилле мужа, вспомнить о друге, который, отказываясь от всех выгод такого союза, ценил бы лишь его славу. Ибо он заявлял, что не намерен слагать с себя возложенные на него обязанности и труды; он лишь желал оградить свою семью от несправедливой ненависти Агриппины – ради детей, ибо для себя считал бы величайшим счастьем окончить жизнь на службе у столь милостивого принцепса.

    Тиберий не одобрил предложения. Однако, поскольку ничто со стороны Сеяна его не оскорбляло, он ответил ему весьма мягко. Сначала он похвалил его усердие и поздравил самого себя с благодеяниями, которыми его осыпал. Он дал понять, что ему нужно время, чтобы спокойно обдумать предмет его просьбы. Затем добавил, что простые люди в своих размышлениях должны учитывать лишь собственную выгоду, но принцепсы находятся в ином положении и должны во всех случаях заботиться о своей славе и суждениях публики.

    «Поэтому, – продолжал он, – я не ограничусь для вас ответом, который был бы слишком простым. Я не скажу вам, что самой Ливилле решать, должна ли она после Друза думать о другом муже или оставаться вдовой; что у нее есть мать и бабка, которые ближе к ней, чем я, и у кого она может просить совета. Я буду откровеннее и поделюсь с вами своими мыслями.

    Во-первых, что касается вражды Агриппины, которой вы опасаетесь, – разве вы сомневаетесь, что её проявления станут ещё яростнее, когда Ливилла, выйдя замуж, создаст вторую партию в доме Цезарей? Сейчас ревность разжигает их друг против друга и вносит раздор в мою семью. Что же будет, если предложенный вами брак усилит их подозрения и распри?

    Ибо вы ошибаетесь, Сеян, если думаете, что после этого союза сможете остаться в своём нынешнем звании, и если воображаете, что Ливилла, бывшая сначала женой внука Августа, а затем моего сына, согласится состариться в качестве супруги римского всадника. Даже если бы я это допустил, разве вы надеетесь, что с этим согласятся те, кто видел её брата и отца, те, кто помнит наших общих предков, облечённых высшими достоинствами?

    Ваше смирение побуждает вас довольствоваться скромным положением, которое вы занимаете. Но магистраты, знатные люди, которые, вопреки вашей воле, нарушают ваш покой и обращаются к вам по всем делам, открыто заявляют, что вы далеко выше звания всадника, что ваше состояние превосходит состояние друзей моего отца; а зависть, которая вас преследует, обрушивается упрёками и на меня самого.

    Август, правда, размышлял о том, чтобы выдать свою дочь за римского всадника. Удивительно, что, будучи погружён в бесчисленные заботы и понимая, насколько возвысит того, кого почтит своим родством, он упомянул Прокулея и некоторых других того же звания – мирных граждан, не участвовавших в государственных делах. Но если его колебания производят на нас впечатление, то насколько больше должны мы быть поражены решением, к которому он в итоге пришёл, – выбором Агриппы, а затем и меня в качестве своих зятьев?

    Вот соображения, которые моя дружба к вам не позволила мне скрыть. Впрочем, я не намерен препятствовать ни вашим планам, ни планам Ливиллы. Не то чтобы у меня не было видов на вас и замыслов связать вас со мной ещё теснее. Но сейчас не об этом речь. Я скажу лишь, что нет такой высоты, которой, по-моему, не достойны ваши добродетели и усердие ко мне. И я заявлю об этом при первом удобном случае – будь то в сенате или перед народом».

    После этого ответа Тиберия Сеян не только счёл нужным отказаться от своего свадебного плана, но, опасаясь тайных подозрений, которые могли зародиться в душе принцепса, выразил тревогу по поводу слухов, которые пойдут в народе, и зависти, которой он подвергнется как никогда. Чтобы его поступки соответствовали словам, он даже решил несколько умерить внешнюю пышность своего положения. Но, боясь ослабить свою власть, сократив поток посетителей, наполнявших его дом, или, если он будет принимать, как прежде, огромные толпы, дать повод для обвинений, он решил уговорить Тиберия уехать из Рима и поселиться в каком-нибудь приятном поместье.

    От этого он ожидал больших выгод. Поскольку он командовал всей охраной принцепса, он понимал, что в таком случае доступ к нему будет зависеть от него самого, что он даже в значительной степени будет контролировать переписку, так как солдаты, подчинённые его приказам, были её курьерами. Кроме того, он надеялся, что император, уже начавший слабеть от возраста и изнеженный уединённой жизнью, охотнее доверит ему часть государственных дел. А сам он, избавившись от толпы придворных, будет меньше возбуждать зависть, так что, отказавшись от показной роскоши, увеличит реальную власть.

    Поэтому он начал время от времени намекать, что принцепсу стоит избавиться от утомительных дел, которыми он обременён в городе, от бесчисленных просителей, осаждающих его и не дающих вздохнуть. Он восхвалял покой и уединение загородной жизни: никаких докучливых мелочей, никаких неприятных дел, полная свобода предаваться всему, что составляет ценность и радость жизни.

    Я уже отмечал, что лень Тиберия делала его весьма восприимчивым к таким внушениям и не меньше, чем уговоры Сеяна, способствовала принятию решения, которого тот желал. К этому примешались и другие мотивы, о которых говорилось ранее. Но поскольку Тиберий никогда не действовал быстро, дело затянулось до следующего года, и перед отъездом из Рима он нанёс новый удар Агриппине.

    Клавдия Пульхра, её кузина, была обвинена Домицием Афером. Этот знаменитый оратор, которого Квинтилиан часто превозносит как величайшего из слышанных им, родился в Нимесе, римской колонии, и, перебравшись в Рим для улучшения своего положения, быстро продвигался по ступеням почёта. Недавно он прошёл через претуру и, занимая в городе лишь среднее положение, искал случая прославиться любой ценой. Он обвинил Клавдию в прелюбодеянии с Фурнием, в колдовстве и магических действиях против императора.

    Агриппина, всегда гордая, а теперь разгневанная бедственным положением родственницы, прямо направилась к Тиберию. Застав его приносящим жертвы Августу, она воспользовалась этим, чтобы начать свои упрёки. Она сказала, что нелогично приносить жертвы Августу и при этом преследовать его потомков. Что божественный дух, оживлявший этого принцепса, не перешёл в безмолвные изваяния, а его истинными образами являются те, кто рождён от его крови.

    «А я, удостоенная этой чести, – добавила она, – вижу себя терзаемой, обречённой на слёзы, в то время как статуи моего деда украшают венками. Клавдия Пулькра – лишь предлог. Цель – я сама. Она навлекла на себя беду лишь потому, что безрассудно привязалась к Агриппине, не воспользовавшись примером Созии, которой моя дружба одна принесла гибель».

    Эта смелая речь вывела Тиберия из обычной для него скрытности, и он произнёс замечательные и редкие для него слова. Взяв Агриппину за руку, он процитировал греческий стих, смысл которого таков: «Дочь моя, если ты не царствуешь, ты считаешь себя обиженной». Этим он дал ей ясно понять, что не примет её жалобы во внимание. И действительно, Клавдия и Фурний были осуждены.

    Обвинитель, предпочитавший славу добродетели, добился желаемого. Этот поступок сделал его знаменитым и возвёл в ранг первых ораторов по признанию самого Тиберия. Впоследствии, добавляет Тацит, он продолжал идти тем же путём: то обвиняя, то защищая, он стяжал больше славы умением, чем добродетелью. Даже его красноречие сильно ослабело с годами. Одержимый безрассудным честолюбием, он, хотя и утратил прежнюю силу, не мог замолчать и предпочёл пасть на ристалище, чем покинуть его.

    Он оскорбил Агриппину, и, встретив её вскоре после обвинения Клавдии, попытался скрыться. Но гордая принцесса не дала себя обмануть и сочла бы ниже своего достоинства обрушить гнев на исполнителя несправедливости, исходившей свыше.

    «Не на тебя, – сказала она, ссылаясь на строку из Гомера, – а на Агамемнона я жалуюсь».

    Вскоре после этого Агриппина заболела, и нетерпение, с которым она переносила огорчения, которыми её пытались сломить, усугубляло её недуг. Когда Тиберий навестил её, она долго молча лила слёзы. Наконец, собравшись с силами, она попросила императора сжалиться над её одиночеством и дать ей мужа. Само по себе предложение было разумным, учитывая, что принцесса была ещё молода. Но политические соображения Тиберия не позволяли ему согласиться на брак, который создал бы ему противника и дал лидера всем недовольным. Он укрылся в своей обычной скрытности и, не ответив Агриппине, несмотря на её настойчивые просьбы, поднялся и ушёл.

    Агриппина была в отчаянии и изливалась в горьких жалобах, но так и не научилась не доверять Сеяну. Этот коварный враг, чтобы окончательно поссорить её с Тиберием, подослал предателей, которые под видом дружбы внушили ей, что император хочет её отравить. Она поверила им и, не умея притворяться, действовала соответственно. Оказавшись за столом рядом с Тиберием, она сохраняла мрачное молчание, не проронила ни слова и ничего не ела. Он заметил это – то ли сам, то ли будучи предупреждён – и, чтобы яснее выставить напоказ её подозрения, выбрал фрукт, похвалил его красоту и подал ей с собственных рук. Агриппина, не поднеся его ко рту, отдала блюдо рабу.

    Тогда Тиберий раскрыл карты и, обратившись к матери, спросил, стоит ли удивляться, если он примет суровые меры против той, кто считает его отравителем. Эти слова заставили всю Рим содрогнуться за вдову и детей Германика. Но время для крайних мер ещё не настало.

    В тот же год, как я уже отмечал, Тиберий покинул Рим. И прежде чем он окончательно обосновался на Капри, случайное происшествие позволило Сеяну ещё больше укрепить своё влияние на него. Они находились в загородном доме под названием Спелунка («Пещера») – недалеко от моря, близ Гаэты и Фонди. Во время трапезы в естественном гроте внезапно обрушились камни со свода, раздавив нескольких слуг. Поднялась паника, все бросились бежать. Сеян, заботясь лишь о спасении принцепса, прикрыл его своим телом: встав на одно колено, подняв голову и руки, он принял на себя удар в том месте, где угроза казалась наибольшей. В такой позе его и застали солдаты, пришедшие на помощь. Император, тронутый новым доказательством преданности своего министра, увидел в нём человека, готового пожертвовать собой ради него, и снял все ограничения в доверии.

    Таким образом, Сеян получил полную свободу действий для уничтожения дома Германика, по отношению к которому он начал присваивать себе роль судьи, оставляя своим приспешникам роль обвинителей. Он приказал им особенно усердствовать против Нерона, старшего и наследника престола – юного принца, скромного и приятного в общении, но порой невнимательного к осторожности, требуемой его деликатным положением. Его осаждала толпа клиентов и вольноотпущенников, которые, движимые корыстью и нетерпеливым желанием власти, уговаривали его держаться с уверенностью и высокомерием. Они твердили, что этого ждёт от него римский народ, что этого хотят легионы, и что Сеян не посмеет ему противостоять, тогда как сейчас этот надменный министр играет как со слабостью старого императора, так и с робостью молодого наследника.

    Эти речи, которые Нерон слышал постоянно, не побудили его ни к каким замыслам, которые можно было бы счесть преступными. Однако временами с его языка срывались неосторожные слова, выражения гордости, которые шпионы, окружавшие его, тщательно подмечали и передавали – не точно и не в том виде, в каком они были сказаны, но с преувеличениями и добавлениями. А Нерон, не зная об этом, не мог оправдаться.

    Между тем множество удручающих обстоятельств тревожили его и предвещали немилость. Он видел, как одни избегали встречи с ним, другие, поклонившись, тут же отворачивались, третьи, начав разговор, резко обрывали его. Напротив, друзья Сеяна, присутствовавшие при этих неприятных сценах, останавливались, пристально разглядывали его с насмешливым видом. Тиберий смотрел на него лишь с суровостью или с фальшивой, вымученной улыбкой: стоило юному принцу заговорить или промолчать – и его слова, и его молчание тут же ставились ему в вину. Даже ночь не была для него безопасна, ибо его жена, дочь Ливиллы, следила, спал ли он, не мучила ли его тревога, не вздыхал ли он – и обо всём доносила матери, а та – Сеяну.

    Друз, брат Нерона, также был вовлечён в этот заговор, соблазнённый фаворитом, который внушал ему надежду на первенство, если он устранит старшего брата, чьё положение уже пошатнулось. Друз был вспыльчив, и зарождающееся честолюбие, обычная братская ненависть, ревность к Нерону, которого, как он считал, Агриппина любила больше, чем его, – всё это делало его восприимчивым к дурным влияниям. Так Сеян использовал его для уничтожения брата, зная, что потом ему будет легко расправиться и с самим Друзом, ибо необузданность и порывы этого юного принца скоро сделают его ненавистным и ускорят его падение.

    Следующий год был отмечен двумя великими бедствиями, о которых я уже упоминал: обрушением амфитеатра в Фиденах и страшным пожаром в Риме. Но эти несчастья, сколь бы ужасны они ни были, имели конец и допускали исправление, тогда как ярость доносчиков лишь росла, не давая передышки.

    Квинтилий Вар, сын Клавдии Пульхры, был обвинён Домицием Афером (который добился осуждения его матери) и П. Долабеллой. «Неудивительно, – говорит Тацит, – что первый, долго терпевший нужду и внезапно разбогатевший за счёт имущества Клавдии, злоупотребив своим положением, решился на новую низость, сулящую выгоду. Но непонятно, как Долабелла, человек знатного рода и родственник Вара, объединился с Домицием, чтобы опозорить своё имя и пролить собственную кровь». Сенат, воспользовавшись отсутствием Тиберия, попытался смягчить удар и постановил, что следует дождаться возвращения императора. Эта отсрочка была единственным средством против обрушившихся на них бед.

    Тиберий, вместо того чтобы вернуться в Рим, заперся на острове Капри – и, судя по всему, задуманный сенатом манёвр спас Вара, о котором Тацит больше не упоминает. Но положение Агриппины и Нерона ухудшилось, поскольку Сеян получил возможность всё сильнее разжигать ревность императора, который видел лишь его глазами и, будучи от природы подозрительным, тем охотнее верил в худшее, что страх уже не сдерживал его, и он считал себя в полной безопасности на своём острове, куда никто не мог попасть без его разрешения.

    Агриппина и её сын стали рассматриваться как государственные преступники. Им приставили стражу, которая тщательно записывала все их действия, отправляемые и получаемые послания, посетителей, события как публичные, так и частные. Подосланные негодяи уговаривали их бежать к германским легионам или броситься к статуе Августа на форуме, умоляя о защите сената и народа. Они отвергали эти предложения, демонстрируя полное неприятие мятежных действий – но затем их же им и ставили в вину, будто они сами их замышляли.

    Все их избегали; их дом опустел. Единственный оставшийся друг, Тиций Сабин, знатный римский всадник, стал жертвой своей верности им и погиб в результате самого гнусного заговора, сохранившегося в истории! Этот достойный человек, некогда преданный Германику, продолжал оказывать почтение его вдове и детям. Он навещал их дома, сопровождал на публике, несмотря на всеобщее бегство друзей из этого несчастного семейства. Честные люди восхищались таким редким примером стойкости, а негодяи – ненавидели за то же самое.

    Четверо сенаторов – Латиний Ларис, Порций Катон, Петилий Руф и Марк Опсий – объединились, чтобы погубить его. Все четверо были бывшими преторами, жаждавшими консульства, которое раздавал лишь Сеян, а дружбу Сеяна можно было заслужить только преступлением. Они договорились, что Ларис, имевший некоторые связи с Сабином, подготовит ловушку, остальные же станут свидетелями, а затем вместе выступят с обвинением.

    Ларис, встретив Сабина, сначала завёл с ним разговор на нейтральные темы, затем похвалил за то, что тот не последовал примеру многих неверных друзей, покинувших некогда процветавший дом после его опалы. Он почтительно отозвался о Германике, выразил сочувствие горькой судьбе Агриппины. Сабин не смог сдержать слёз – ибо несчастье естественным образом смягчает сердца. Предатель присоединился к его жалобам, затем, набравшись смелости, обрушился на Сеяна, его жестокость, надменность, дерзкие и преступные замыслы, не пощадив даже Тиберия.

    Эти беседы, повторявшиеся несколько раз, создали видимость тесной дружбы, основанной на, казалось бы, рискованных откровениях. И вскоре Сабин сам стал искать встреч с Ларисом, часто навещал его, изливая горести тому, кого считал самым верным другом.

    Тогда четверо заговорщиков обсудили, как им всем подслушать подобный разговор. Место должно было выглядеть уединённым, а прятаться за дверью было опасно – их могли заметить, выдать случайный шум или возникшие у Сабина подозрения. Они решили спрятаться в промежутке между крышей дома Лариса и потолком – и там трое сенаторов затаились в убежище, столь же позорном, сколь отвратителен был их замысел, прильнув ушами к щелям в полу.

    Между тем Ларис, встретив Сабина на улице, повёл его к себе в комнату, якобы чтобы сообщить новости. Напомнив о прошлых бедах, он перечислил нынешние опасения, страхи и тревоги, слишком реальные и многочисленные, окружавшие Нерона. Сабин развил тему, говоря ещё откровеннее – ибо печальные размышления, раз начав изливаться, не иссякают.

    Тут же было выдвинуто обвинение, и авторы предательства написали императору, подробно изложив всю свою гнусную уловку и собственный позор.

    Когда весть об этом ужасном происшествии разнеслась по городу, тревога и ужас охватили граждан сильнее, чем когда-либо. Нельзя было знать, кому доверять; люди боялись встречаться и разговаривать; все – знакомые и незнакомые – опасались друг друга; даже немые и неодушевлённые предметы, стены и своды, осматривали с опаской – не скрываются ли там доносчики и свидетели.

    Тиберий, как закоренелый тиран, не смутился ничем, что могло бы остановить или хотя бы отсрочить его месть. Даже религиозная значимость первого дня года его не удержала – и в том же письме, где он излагал сенату традиционные для этого дня пожелания, он обвинил Сабина в подкупе своих вольноотпущенников и покушении на его жизнь, прямо потребовав наказания. Приговор был вынесен немедленно, и в тот же день несчастного Сабина поволокли в тюрьму на казнь.

    Когда его тащили силой, хотя он едва мог говорить, ибо голова и шея были закутаны в одежду, он кричал:

    – Вот так начинают год! Таковы жертвы, приносимые Сеяну!

    Куда бы ни падал его взгляд или не доносился его голос – все разбегались; улицы и площади мгновенно пустели. Некоторые, опомнившись, делали вид, что возвращаются, испугавшись даже собственного страха. В ужасе спрашивали: есть ли день, свободный от казней? Разве во время священных жертвоприношений и молитв, в день, когда избегают даже мирских речей, допустимы оковы и петля?

    Говорили, что Тиберий не случайно навлекал на себя всеобщую ненависть – в этом был расчёт: он хотел, чтобы все знали, что нет запретных дней, и магистраты в первый день года должны открывать двери темниц для казней так же, как храмы – для богослужений.

    Сабин был задушен в тюрьме, его тело крюком сбросили на Гемониевы ступени [7], а затем – в Тибр. Дион и Плиний [8] отмечают, что верность его пса усилила народное сострадание к столь достойной слёз участи. Пёс последовал за хозяином в тюрьму, оставался у тела на ступенях, испуская жалобные звуки, а когда тело бросили в реку – прыгнул вслед, пытаясь удержать его.

    Обвинители, без сомнения, были вознаграждены согласно обычаю и закону. Но впоследствии они понесли наказание за свое гнусное предательство. Калигула казнил троих из них. Лациарис был наказан, как мы увидим, самим Тиберием. Ибо этот принцепс защищал от сената и от всех тех, кто помогал ему в преступлениях: однако со временем он часто уставал от них; и когда появлялись новые, он жертвовал старыми, которые становились ему в тягость.

    После казни Сабина он написал сенату, благодаря его за избавление республики от злого гражданина и врага отечества. Он добавил, что живет в постоянной тревоге и боится козней своих врагов. Хотя он не выражался яснее, легко было понять, что он имел в виду Нерона и Агриппину; и Азиний Галл, чьи дети были племянниками этой принцессы, предложил умолять императора открыть сенату причины своих опасений и позволить найти remedy. Тиберий любил скрытность как свою излюбленную добродетель, и ни в чем другом он не был так доволен собой. Поэтому он был очень раздражен против Галла, который хотел вырвать у него его тайну. Сеян успокоил его, не из дружбы к Галлу, но с целью побудить Тиберия наконец раскрыть пагубные замыслы, которые он вынашивал столько лет против дома Германика. Министр знал, что характер принцепса, которого он обхаживал, заключался в том, чтобы питаться своей желчью и долго вынашивать в уме зловещие планы; но когда он однажды решался заговорить, самые суровые меры следовали сразу за угрозами.

    Сенаторы не находили иного средства от своих постоянных тревог, кроме лести в адрес императора и его фаворита. Так, без всякого запроса, и даже когда обсуждались совершенно другие дела, они постановили воздвигнуть алтарь Милосердию, другой – Дружбе, со статуями Тиберия и Сеяна по сторонам. Они умоляли их частыми просьбами позволить увидеться и приветствовать их. Тиберий и Сеян не были непреклонны. Они согласились покинуть свой остров, но не для того, чтобы приехать в Рим или его окрестности. Они остановились на побережье Кампании, чтобы принять знаки почтения от сенаторов, всадников и большой части народа, которые стекались туда толпами.

    Попасть к Сеяну было труднее, чем к императору. Возможность аудиенции у этого наглого министра покупалась настойчивыми просьбами и готовностью служить его честолюбивым замыслам. Говорят, что зрелище всеобщего раболепия, развернувшееся перед его глазами, сильно усилило его надменность. Ибо в Риме движение и шум не были чем-то необычным: и в бесконечной толпе, заполняющей улицы большого города, нельзя знать, что у каждого на уме, какое дело его волнует. Но здесь, расположившись на равнине или на берегу, все сословия государства без различия проводили дни и ночи, ухаживая за привратниками или терпя их отказы. Наконец, вся эта толпа была отпущена, все вернулись в Рим, но с совершенно разными чувствами: одни – встревоженные и подавленные, если фаворит не удостоил их взгляда или слова; другие, кому он оказал знаки дружбы, предавались безрассудной радости, которая вскоре должна была смениться слезами из-за ужасной опалы.

    Г. РУБЕЛЛИЙ ГЕМИН. – Г. ФУФИЙ ГЕМИН. 780 г. от Р.Х. 29 г. н.э.

    Смерть Ливии, наступившая, как мы сказали, при консулах Рубеллии и Фуфии, устранила последнюю преграду, сдерживавшую гибель дома Германика. Как только Тиберий почувствовал себя свободным от ограничений, налагаемых остатком уважения к матери, он написал сенату против Агриппины и ее сына Нерона. Народ даже считал, что письмо было отправлено еще при жизни Ливии и что эта принцесса помешала его обнародованию. Достоверно то, что оно было зачитано в сенате вскоре после ее смерти.

    Стиль письма был очень резким: видно было, что Тиберий с удовольствием расточал самые грубые выражения. Однако он не упрекал свою невестку и внука ни в подстрекательстве военных, ни в заговоре против своей личности. Он обвинял Нерона в крайней распущенности; что же касается Агриппины, то он даже не осмелился выдвинуть против нее подобное обвинение и жаловался только на ее надменный нрав и несгибаемую гордость.

    Сенат был напуган этим чтением и долго хранил мрачное молчание. Наконец, несколько человек, каких всегда можно найти, – тех, у кого нет никаких достоинств, а общественные бедствия служат возможностью для личного возвышения, – взяли слово и потребовали обсудить вопрос. Самым рьяным из всех был Мессалин Котта, у которого уже было готовое суровое предложение. Но ведущие сенаторы, особенно магистраты, оставались в нерешительности, потому что Тиберий ограничился резкими нападками, не объяснив своих намерений.

    Среди сенаторов был некий Юний Рустик, выбранный императором для ведения протоколов собраний и потому считавшийся доверенным лицом принцепса. Этот сенатор никогда не проявлял твердости. Тем не менее, в данном случае, увлеченный ли общим настроением или движимый неверной предусмотрительностью, заставлявшей его бояться неопределенного будущего, пока он забывал о настоящей опасности, он присоединился к колеблющимся и отговорил консулов вносить предложение: он указывал, что величайшие перемены часто зависят от самых незначительных причин, и что при возрасте императора ему следует дать время одуматься и раскаяться. Между тем народ собирался вокруг сената; граждане, неся изображения Агриппины и Нерона, с возгласами, полными уважения и пожеланий благополучия, взывали к имени Тиберия, крича, что письмо подложное и что принцепс не желает гибели своей семьи. Таким образом, в тот день не было принято никаких пагубных решений. Даже распространились слухи о речах, приписываемых различным консулярам, будто бы произнесенных ими в сенате против Сеяна: и эти тайные сочинения были приправлены тем более едкой солью, что их авторы, скрывавшиеся под вымышленными именами, считали, что могут безнаказанно дать волю своему перу.

    Легко представить, как разгневался Сеян и с какой яростью он возобновил свои обвинения перед Тиберием. Он говорил, что сенат пренебрег жалобами своего принцепса; что народ взбунтовался; что в Риме распространяются мятежные речи и сенатские постановления, дышащие rebellion. Что оставалось, как не взяться за оружие и не избрать своими вождями и полководцами тех, чьи изображения служили им знаменами?

    Тиберий снова написал, повторяя оскорбительные упреки в адрес невестки и внука, сурово порицая народ и жалуясь сенату на то, что из-за коварства одного сенатора императорское величество публично подверглось оскорблению; однако он оставлял за собой право разобрать это дело. Дальнейших обсуждений не было; и хотя сенаторы не вынесли постановления, ибо это было им запрещено, они по крайней мере дали понять, что, готовые отомстить за обиды принцепса, удерживаются только его приказами.

    Здесь Тацит внезапно обрывается. Лакуна почти в три года лишает нас всего, что этот превосходный историк написал о процессе против Агриппины и Нерона, а затем Друза; о раскрытии заговора Сеяна и падении этого честолюбивого фаворита. Мы даже лишились других памятников, которые могли бы до некоторой степени нас утешить, в том числе Мемуаров Агриппины [9], дочери той, о которой сейчас идет речь, и матери императора Нерона, которая описала вместе со своей жизнью историю несчастий своего дома. Нам остались лишь разрозненные слова у Светония и выдержки из Диона, писателя, совершенно неспособного, даже если бы его труд дошел до нас целиком, заменить Тацита. С такими скудными источниками мы не сможем точно определить, какие события относятся к остатку начатого года или к следующему году, отмеченному консульством Кассия и Виниция.

    М. ВИНИЦИЙ. – Л. КАССИЙ ЛОНГИН. 781 г. от Р.Х. 30 г. н.э.

    Все, что мы можем утверждать, так это то, что при этих консулах, или ближе к концу предыдущего года, Агриппина была осуждена сенатом по инициативе Тиберия и сослана на остров Пандатерию, где её мать Юлия когда-то была заточена Августом по совершенно иным причинам. Нерон, её любимый сын, был одновременно объявлен врагом государства и отправлен на остров Понцию, расположенный недалеко от Пандатерии. Друз, брат Нерона, не смог насладиться немилостью, в которой его злобное сердце сделало его одним из орудий. Также объявленный врагом государства, он был заточен в нижних покоях дворца, где его строго охраняли.

    Кажется, падение Агриппины повлекло за собой и гибель её шурина Азиния Галла. Мы уже отмечали, что Тиберий питал к этому знаменитому сенатору столь же сильную, сколь и несправедливую ненависть. Наконец он удовлетворил её с помощью коварного и бесчеловечного обращения. Когда Азиний был отправлен сенатом к императору (по какому поводу – неизвестно), Тиберий именно в этот момент направил в сенат обвинительное письмо против него. Так случилось, что в самый момент, когда Азиний получал от принцепса любезный прием на Капри и даже удостоился чести разделить с ним трапезу, сенат в Риме вынес ему смертный приговор и отправил претора арестовать его и вести на казнь. Узнав о приговоре, Азиний попытался покончить с собой, но Тиберий помешал ему – не из жалости, а чтобы продлить его мучения. Он приказал доставить его в город и держать под стражей в доме одного из действующих консулов до своего возвращения в Рим. Но этого так и не произошло: Тиберий больше не вернулся в Рим, и тюрьмой Азиния стали долгие годы, проведённые без друзей и слуг, без права говорить или видеть кого-либо, кроме тех, кто приносил ему скудную пищу – ровно столько, чтобы не дать ему умереть. Он бы счёл себя счастливым, разделив участь некоего Сириака, обвинённого в дружбе с ним и казнённого только за это.

    Между тем Сеян достиг вершины своих желаний. Он уничтожил своих врагов; путь к верховной власти казался ему расчищенным после падения тех, кто должен был стать её наследниками. Его имя теперь везде ставилось рядом с именем Тиберия в почестях, воздаваемых принцепсу; в день его рождения устраивались публичные игры. Сенат, всадники, трибы, первые граждане воздвигали ему столько статуй, что их невозможно было сосчитать; клялись его счастьем, как счастьем императора. Более того, поскольку он держал в своих руках награды и наказания, был источником милостей и вершителем казней, его боялись и уважали даже больше, чем его господина. Казалось, Сеян стал истинным императором, а Тиберий – лишь правителем маленького острова Капри.

    Тиберий был настолько ослеплён, что, возможно, так и не прозрел бы, если бы не спасительное предупреждение, развеявшее чары, в которых он жил. Одно слово Тацита [10] сообщает нам, что Сатрий Секунд был тем, кто раскрыл заговор Сеяна. Иосиф Флавий [11] добавляет, что Антония, мать Германика, узнав о планах Сеяна, написала императору и передала это важное известие через Палласа, самого верного из её рабов, впоследствии прославившегося при правлении Клавдия. Вероятно, Сатрий, бывший клиент Сеяна и участник его мести против Кремуция, будучи осведомлённым и соучастником всех замыслов своего патрона, по каким-то причинам решил сообщить об этом Антонии, которая немедленно предупредила императора, как описывает Иосиф.

    Подробности заговора и доказательства вины Сеяна нам неизвестны. Но нельзя сомневаться, что он был уличен в намерении узурпировать власть и посягнуть на жизнь своего господина, поскольку никто даже не пытался его оправдать. Тиберия ненавидели настолько, что Сеян наверняка нашёл бы защитников, если бы его дело не было совершенно безнадёжным.

    Настал момент, когда Тиберий должен был очнуться. Сеян мог рассчитывать на преторианскую гвардию, преданную ему как своему командиру, почти на весь сенат, члены которого были либо подкуплены его милостями, либо держались в страхе. Он настолько контролировал окружение принцепса, что знал каждое слово и действие Тиберия, тогда как сам Тиберий оставался в неведении относительно махинаций Сеяна.

    В таких условиях открытое нападение на столь могущественного противника было бы неблагоразумным, и хитрому характеру Тиберия больше соответствовали скрытые и обходные манёвры. Он начал с того, что стал демонстрировать Сеяну ещё больше доверия, чем прежде, называя его верным другом, на которого он с радостью возлагает важнейшие дела. Можно предположить, что он тогда же пообещал наконец дать согласие на давно планируемый брак между Сеяном и Ливиллой [12] и, под предлогом возвышения его до уровня этой связи, назначил его своим коллегой по консулату на следующий год, оставив за ним и должность префекта преторианских когорт.

    Консульские обязанности требовали присутствия Сеяна в Риме. Таким образом, Тиберий убивал двух зайцев: удалял врага от своей особы и с Капри, получая возможность свободнее планировать его падение.

    Все стали жертвами этой уловки Тиберия. Полагая, что влияние Сеяна только растёт, придворные удвоили усилия в угодничестве. Статуи, украшенные золотом курульные кресла, жертвоприношения – всё сыпалось на него. Сенат постановил, что они с Тиберием будут консулами пять лет подряд, и что, когда они явятся в город (ибо все ожидали, что Тиберий непременно приедет для исполнения консульских обязанностей), им будет устроен совместный триумфальный въезд, самый пышный из возможных. Но все ошибались: Тиберий остался на своём острове, и Сеян прибыл в Рим один.

    ТИБЕРИЙ ЦЕЗАРЬ АВГУСТ. – V. Л. ЭЛИЙ СЕЯН. 782 ГОД ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА. 31 ГОД Н.Э.

    Его встретили почестями, граничащими с обожествлением. Рвение в угодничестве было невероятным: бесчисленные толпы заполняли его приёмные, вытекая на улицы; каждый боялся не только остаться незамеченным, но и не выделиться среди первых. Ибо раболепие перед этим надменным министром было тяжким, и все знали, что он требовал отчёта и записывал каждое слово и малейший жест, особенно знатных граждан.

    На этот счёт Дион делает довольно пространное замечание, которое, однако, стоит процитировать:

    «Государи, – говорит он, – которым принадлежат достоинство и власть, менее ревнивы к почестям и более склонны прощать некоторые пренебрежения в этом отношении, ибо твёрдо уверены, что их не могут презирать; но те, кто пользуется лишь заимствованной властью, строго требуют подобных знаков почтения как необходимого дополнения к своему величию, и если им в этом отказывают, приходят в ярость, словно их оскорбили и унизили. Вот почему вокруг фаворитов часто больше толпится народу, чем вокруг самих государей: ведь если перед последними совершают ошибку, для них это повод проявить милосердие и тем прославиться, тогда как для первых это – доказательство слабости, и их громкая месть лишь укрепляет их власть и обеспечивает их положение».

    Тем временем Тиберий издалека готовил падение Сеяна, действуя с необычайной осторожностью и скрытностью, почти не имеющей аналогов. Он хотел ослабить Сеяна, но не доводить его до отчаяния, чтобы тот не сбросил маску и не поднял мятеж. Второй целью Тиберия было прощупать настроения общества: привязано ли оно к личности министра или к его могуществу, и можно ли надеяться, что его падение встретят с одобрением, или же стоит опасаться волнений.

    Для достижения этой двойной цели он решил вести себя по отношению к Сеяну настолько двусмысленно, смешивая угрозы и обнадёживающие знаки, чтобы изменение отношения принцепса к министру можно было угадать, но чтобы у того оставались лишь мимолётные страхи, не мешающие ему верить в свою неизменную значимость.

    Так, в своих посланиях сенату и Сеяну он то писал, что тяжело болен и ждёт смерти, то – что здоровье его прекрасно и он скоро приедет в Рим. Иногда он превозносил Сеяна, иногда – резко критиковал. То же самое касалось и его приближённых: он то награждал, то наказывал их.

    Эта двойственная и противоречивая политика держала в напряжении и Сеяна, и всех граждан. Ужас, который временами охватывал Сеяна, не был достаточно силён, чтобы толкнуть его на крайние меры, поскольку его смягчали знаки расположения; а признаки немилости ослабляли его самоуверенность, мешая ему считать свой заговор лёгким делом. Граждане же не знали, то ли им по-прежнему чтить Сеяна, то ли презирать; верить ли, что Тиберий скоро умрёт, или ждать его в Риме. Все эти колебания ждали внешнего толчка, который бы их разрешил.

    Однако один эффект стал очевиден: частные лица стали осторожнее в проявлениях преданности Сеяну, опасаясь скомпрометировать себя излишней услужливостью. Но корпорации, чьи действия всегда медлительнее и осмотрительнее, продолжали вести себя как обычно – тем более что Тиберий в то же время оказал Сеяну новую милость, включив его и его сына в коллегию жрецов римского народа.

    Сенат, следуя примеру императора, даровал Сеяну по окончании его консульства (то есть 15 [13] мая) проконсульскую власть и постановил, что его управление должно служить образцом для всех преемников.

    Это были последние почести, которыми насладился Сеян. С тех пор Тиберий, набираясь смелости, поскольку ничто не колебалось, принялся умножать признаки охлаждения к нему. Когда Сеян попросил разрешения вернуться на Капри под предлогом болезни Ливиллы, которая была ему обещана в жёны, Тиберий отказал ему, сославшись на то, что сам вскоре отправится в Рим.

    Он вызвал к себе Гая, третьего сына Германика, будущего императора Калигулу. Этот юный принц, которому тогда было около двадцати лет, ещё не принял тогу зрелости из-за обычной медлительности Тиберия. Он получил её на Капри – без церемоний, без пышности, без тех почестей, которые в подобных случаях были оказаны Нерону и Друзу, его старшим братьям. Однако вскоре после этого Тиберий удостоил его звания понтифика, а в письме к сенату по этому поводу отозвался о Гае благосклонно и дал понять, что рассматривает его как своего преемника. Это был жестокий удар для Сеяна, который почувствовал его и задумался, не стоит ли ему открыто выступить. Но его остановила радость народа по поводу возвышения младшего сына Германика, и он пожалел, что не воспользовался властью консула, которой был облечён, чтобы осуществить свой замысел и провозгласить себя императором.

    Примерно в то же время Нерон умер от нищеты и голода в тюрьме на острове Понция. Некоторые, согласно Светонию, рассказывали о его смерти иначе: будто палач был послан к нему, якобы по приказу сената, с орудиями казни – верёвкой и крючьями, и юный принц, испугавшись, решил покончить с собой. Как бы то ни было, в письме, в котором Тиберий сообщал сенату о смерти Нерона, он упомянул Сеяна, не добавив ни единого тёплого слова, как обычно делал, – и это упущение не осталось незамеченным.

    Когда одного из врагов Сеяна обвинили в сенате, Тиберий велел его оправдать. Наконец, чтобы дать понять, что он не желает дальнейшего возвеличивания Сеяна, он запретил присваивать ему новые почести, а также отменил все жертвоприношения, связанные с культом живого человека. Между тем обычай приносить жертвы в честь Сеяна настолько укоренился, что, если верить Диону, он сам приносил их себе и был своим собственным жрецом.

    Эти признаки отчуждения Тиберия по отношению к своему министру были тем менее двусмысленны, что он был известен как правитель, который ничего не делал наобум и тщательно взвешивал каждое слово. Поэтому его поняли правильно: люди начали открыто отворачиваться от Сеяна, избегая его с тем же усердием, с каким прежде стремились ему угодить.

    Тогда Тиберий решил, что настало время нанести последний удар. Из двух консулов, занимавших должность в октябре, – Фульциния Триона и Меммия Регула – первый вызывал у него подозрения. Поэтому приказ против Сеяна он передал Регулу через Невия Сертория Макрона, предварительно назначив его префектом преторианских когорт и подробно проинструктировав. И хотя он принял все меры, какие только могла подсказать самая изощрённая осторожность, всё же, тревожась об успехе, напуганный и дрожащий, он приказал Макрону в случае беспорядков, если потребуется, освободить Друза, второго сына Германика, которого тогда держал в заточении во дворце, и выставить его перед толпой как предводителя. Он также приготовил корабли, чтобы бежать в далёкую провинцию и просить помощи у легионов, если опасность станет серьёзной. Боясь, что гонцы могут задержаться из-за непредвиденных препятствий, он сам взобрался на вершину скалы и наблюдал за сигналами, которые должны были сообщить ему о происходящем. Эти предосторожности выдают низкую душу и делают Тиберия столь же презренным, сколь он ненавистен за свою жестокость. Но ему не пришлось прибегать к крайним мерам: всё прошло в полном спокойствии.

    Макрон, прибыв ночью в Рим, передал приказы консулу Регулу и Грацилу Лакону, начальнику ночной стражи. На следующее утро он поднялся во дворец (поскольку сенат должен был собраться в храме Аполлона, примыкавшем к нему) и, встретив Сеяна, заметил его беспокойство из-за отсутствия послания от императора. Тогда он шепнул ему на ухо, что привёз указ о даровании ему трибунской власти. Это было пределом мечтаний Сеяна: он поверил лестной новости и вошёл в сенат, полный радости. Тем временем Макрон отстранил преторианцев, сопровождавших Сеяна и охранявших сенат, показав им патент, которым он назначался их командиром, и пообещав награды от имени Тиберия. Вместо них вокруг храма были расставлены солдаты ночной стражи. Затем, войдя внутрь, он передал письмо Тиберия консулам, тут же вышел и, приказав Лакону бдительно следить за порядком, поспешил в лагерь преторианцев, чтобы предотвратить возможные волнения из-за падения их начальника.

    Тем временем письмо зачитали в сенате. Оно было длинным, исполненным жалкой низости, но составленным с величайшим искусством. В нём не было ни слова обвинения против честолюбца, замышлявшего свергнуть императора. Оно начиналось с совершенно другой темы, затем следовал короткий и мягкий выпад против Сеяна, после чего Тиберий переходил к другим делам, потом вновь возвращался к Сеяну, делал ему незначительный упрёк и внезапно заканчивал приказом казнить двух сенаторов, преданных министру, а его самого отправить в тюрьму. Он не осмелился прямо приказать его казнить, не доверяя своим силам и опасаясь, что внезапное объявление крайней меры вызовет слишком большой переполох. В конце он представлял себя слабым и беззащитным стариком и просил, чтобы один из консулов прибыл за ним на Капри с отрядом солдат, дабы он мог безопасно добраться до Рима.

    Хитроумное письмо возымело желаемый эффект. Если бы Сеян с самого начала понял, к чему оно клонит, он мог бы покинуть сенат, и у него было достаточно сторонников, чтобы поднять мятеж в городе. Но поскольку первые упрёки Тиберия касались лишь незначительных вещей, он не встревожился. Он уже сталкивался с подобными мелкими неприятностями, которые не имели последствий. Он решил, что и на этот раз всё обойдётся, и оставался спокоен до конца.

    Как только был зачитан приказ об аресте, преторы и народные трибуны окружили его, чтобы лишить возможности сопротивляться. Тогда явился страшный пример изменчивости человеческих судеб. В начале заседания все сенаторы толпились вокруг него, поздравляя с предстоящим получением трибунской власти, осыпали его лестью, наперебой выражали готовность служить, вымаливали его покровительство. После чтения письма они бежали от него, ненавидели, не желали даже сидеть рядом, и среди стольких льстецов он не нашёл ни одного друга. Более того, самые яростные противники оказались именно теми, кто был с ним наиболее тесно связан и, опасаясь последствий несчастливой дружбы, старался затмить её самыми явными проявлениями лютой ненависти.

    Среди этого шума консул Регул вызвал Сеяна, но тот не сдвинулся с места – не из гордости (он был уже унижен), а потому, что, привыкнув отдавать приказы, разучился повиноваться. Консулу пришлось повторить вызов дважды и трижды. Наконец, Сеян спросил: «Это меня вы зовёте?» И в тот момент, когда он поднялся, вошёл Лакон и взял его под стражу. Хотя было очевидно, что никто в сенате не собирается защищать Сеяна, консул, опасаясь множества его родственников и клиентов, не решился проводить формальное голосование. Он ограничился тем, что спросил мнение одного сенатора, и когда тот высказался за тюремное заключение, преступника под конвоем магистратов и Лакона повели в темницу.

    Народ не мог не последовать примеру сената. Легкомысленная толпа всегда идёт за удачей и обращается против побеждённых. Если бы Сеян преуспел, она провозгласила бы его Августом. Теперь же, несчастного, она осыпала оскорблениями и насмешками. На всём пути от дворца до тюрьмы его встречали криками и улюлюканьем; если он пытался закрыть лицо, его отрывали, чтобы усилить его унижение. Ему припоминали жестокость к тем, кого он погубил, издевались над его тщетными надеждами. Его статуи валили и разбивали, показывая, что ждёт его самого, и в этих изображениях он видел свою близкую участь.

    Поскольку народ был настроен самым благоприятным образом, а преторианцы не проявляли активности, консул в тот же день созвал сенат в храме Согласия возле тюрьмы. Там Сеян был приговорён к смерти и немедленно казнён. Его тело волокли крюком на Гемониеву террасу, и чернь три дня глумилась над трупом, пока наконец не бросила жалкие остатки в реку. Сеян был казнён 18 октября. Его имущество сначала поступило в государственную казну, а на следующий год, по прихоти, не имевшей смысла, было передано в императорскую казну.

    Вся его семья погибла вместе с ним. Старший сын, по-видимому, последовал за ним вскоре. Малолетний возраст другого сына и дочери, казалось, вызвал колебания: стоит ли наказывать их за преступление, в котором они не могли участвовать. Но страх прогневать Тиберия снисходительностью, противоречащей его намерениям, заставил прибегнуть к жестокости. Им также вынесли смертный приговор и отправили в тюрьму. Сын понимал свою участь; дочь же была настолько мала, что сквозь слёзы спрашивала, в чём её вина и куда её ведут. Она клялась, что больше не провинится, и просила наказания, подобающего её возрасту. Тацит и Дион добавляют, что поскольку казнь девушки, не достигшей брачного возраста, была беспрецедентной, палачу приказали сначала обесчестить её в тюрьме, а затем задушить, – чтобы прикрыть бесчеловечность бесчестьем. Дион утверждает, что это была та самая девочка, которую обручили с сыном Клавдия; если так, то её брак был устроен, едва она родилась.

    Апиката, давно отвергнутая Сеяном, не была осуждена сенатом. Но смерть детей и вид их тел, выставленных на Гемониевой террасе, причинили ей такую невыносимую боль, что она не пережила её. Она покончила с собой, предварительно составив и отправив Тиберию записку, в которой раскрыла чёрный и отвратительный заговор, отравивший его сына Друза.

    До этого момента он пребывал в заблуждении, считая, что юный принц умер от болезни, вызванной невоздержанностью. Чтобы раскрыть ужасную тайну, он подверг пыткам евнуха Лигда и врача Евдема, и когда их признания подтвердили, что Друз пал жертвой Ливиллы и Сеяна, это страшное открытие заставило его возненавидеть весь род человеческий. Он убедился, что все люди – негодяи, и его природная жестокость неимоверно усилилась. Поэтому я с трудом верю рассказу Диона о смерти Ливиллы. Историк пишет, что Тиберий из уважения к Антонии предоставил ей решать судьбу дочери, и Антония, несмотря на мягкость характера и материнскую любовь, не простила Ливиллу и уморила её голодом. Маловероятно, чтобы Тиберий, возненавидевший весь человеческий род из-за преступлений Ливиллы, пощадил её саму. Несомненно, эта преступница была казнена по его приказу. На следующий год сенат постановил уничтожить её изображения.

    Примечательно, что при падении столь могущественного фаворита, каким был Сеян, никто не осмелился встать на его сторону. Правда, кое-где вспыхивали беспорядки, но они были вызваны яростью против ненавистного министра. Толпа растерзала нескольких известных его приспешников, которые, пользуясь его покровительством, творили насилие. Однако преторианцы были недовольны тем, что для ареста виновного император предпочёл их ночной страже. Они сбились в толпу, разграбили и подожгли несколько домов. Но этот беспорядок был быстро прекращён магистратами, которым Тиберий велел особо следить за безопасностью города, а ещё эффективнее – щедрой раздачей по тысяче денариев каждому солдату. Легионы в Сирии также получили награду от Тиберия, поскольку только они никогда не помещали изображений Сеяна среди своих знамён.

    После расправы с Сеяном и его семьёй сенат опозорил его память самыми унизительными декретами. Было запрещено носить по нему траур; как освободившись от рабства благодаря его смерти, на форуме воздвигли статую Свободы; постановили, чтобы магистраты и все жреческие коллегии ежегодно отмечали день его казни играми и празднествами. Были также назначены новые почести Тиберию, но угрюмый принц отказался от них. Он даже не принял делегации от сената, всадников и народа, явившихся его поздравить, а консула Регула, так хорошо ему послужившего, который прибыл на Капри, чтобы сопроводить его в Рим (как он сам писал в письме против Сеяна), он прогнал. Возможно, в этом диком поведении была не только жестокость, но и страх. Он был так напуган, что даже после смерти Сеяна провёл несколько месяцев, не выходя из дома Юпитера – видимо, самого укреплённого среди двенадцати дворцов, построенных им на острове.

    Сенат, поняв, что чрезмерные почести, возданные Сеяну, вскружили ему голову, постановил, чтобы впредь ни один гражданин не удостаивался подобного и чтобы клятвы приносились только именем императора. И всё же это мудрое собрание почти сразу же предалось лести в адрес Макрона и Лакона. Оба получили денежные награды из государственной казны: Макрон – преторские инсигнии, Лакон – квесторские и прочие привилегии. Но эти сановники, наученные недавним примером Сеяна, отказались от опасных почестей.

    В Риме никто не обратил внимания на событие, которому предстояло изменить весь мир. Иисус Христос, наш Спаситель, проповедовал тогда в Иудее Евангелие и основывал духовное царство, предсказанное пророками и призванное покорить силой слова все земные царства.

    Примечания:

    [1] Дион Кассий (LVII, 4) сообщает, что за четыре года до описываемых событий Тиберий запретил консулам выступать в суде в защиту частных лиц, заявив, что если бы он был консулом, то не стал бы этого делать. Можно предположить, что речь шла о гражданских тяжбах, частных делах, в которых, по его мнению, консулу не подобало выполнять функции адвоката. Иначе он относился к публичным процессам, где рассматривались уголовные преступления: здесь была важна грань, особенно если бы преступления Силия были действительными.

    [2] СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 53.

    [3] КВИНТИЛИАН, «Наставления оратору», XII, 11.

    [4] Именно это говорит Ахилл у Гомера глашатаям, пришедшим забрать Брисеиду («Илиада», I, 335).

    [5] Ныне Спарлонга.

    [6] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 66.

    [7] Я уже отмечал, что Гемонии были местом, где выставлялись тела казненных преступников. К ним вели несколько ступеней.

    [8] ДИОН КАССИЙ, LVIII; ПЛИНИЙ, VIII, 40.

    [9] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 53.

    [10] ТАЦИТ, «Анналы», IV, 47.

    [11] ИОСИФ ФЛАВИЙ, «Иудейские древности», XVIII, 8.

    [12] Рийкиус в своих комментариях к пятой книге Тацита склонен считать, что Тиберий пообещал Сеяну брак с одной из своих внучек. Он опирается на упоминание о Сеяне как о «зять Тиберия» у Тацита (V, 6 и VI, 8). Однако у этой версии есть слабые места. Во-первых, разница в возрасте: внучки Тиберия были совсем юными, а Сеяну на момент смерти не могло быть меньше пятидесяти. Во-вторых, Тацит, описывая в шестой книге браки трёх внучек императора, ни словом не упоминает о подобном обещании. Поэтому я придерживаюсь общепринятого мнения: Ливиллия, будучи невесткой Тиберия, могла считаться его «дочерью», а её жених – «зятем» принцепса.

    [13] Или, точнее, восьмой, как уточняет г-н де Тильмон.

    [14] СВЕТОНИЙ, «Тиберий», 54.

    [15] ЮВЕНАЛ, «Сатиры», X.

    [16] Пятьсот либр.

    [17] Светоний говорит о девяти месяцах. Но этот промежуток слишком велик и противоречит Тациту, который пишет, что Тиберий покинул Капри в начале следующего года, чтобы путешествовать по Кампании и приблизиться к Риму.

  

  
    § III. Тиберий, ставший более жестоким после смерти Сеяна

    Люди любят обманывать себя. Когда римляне увидели, что Сеян мертв, они надеялись на более мягкое правление, убеждая себя, что тираническая жестокость, которую они испытывали, исходила не столько от императора, сколько от его министра, который часто действовал по собственной инициативе или вымогал приказы у слабого правителя. Тиберий позаботился развеять их заблуждения и ясно дал понять, что жестокость не была ему навязана – она была его сущностью, и если он не проявлял её сразу, то лишь из политического расчёта, а не из-за природной мягкости, которой в нём не было.

    Его ярость, вместо того чтобы утихнуть после смерти Сеяна, вспыхнула с новой силой. Под истинным или ложным предлогом дружбы и связи с этим преступным министром Тиберий пролил реки крови, и рассказ об этих ужасах заполнит почти всё оставшееся время его правления.

    Блез, дядя Сеяна, который, как мы видели, воспользовался его благосклонностью, был одним из первых, кто попал в немилость. И даже после его смерти Тиберий осыпал его упрёками и оскорблениями. Другой знатный человек, известный своей твёрдостью, но чьё имя больше не встречается у Тацита, покончил с собой. Предполагают, что Веллей, который в своём кратком историческом труде льстил Сеяну с величайшей низостью, мог быть среди тех, кто был к нему близок.

    П. Вителлий, друг и мститель за Германика, был обвинён в том, что предлагал Сеяну деньги из государственной казны, которую охранял, для поддержки его преступных замыслов. Помпонию Секунду, предшественнику Меммия Регула в консульстве, вменили в вину то, что он укрыл в своих садах некоего Галла, который после казни Сеяна искал там убежища. Оба обвиняемых нашли спасение в великодушии своих братьев, которые взяли их под стражу и стали их поручителями. Дело затянулось, и Вителлий, не вынеся вечной неопределённости между страхом и надеждой, попросил перочинный нож, якобы для учёбы, и вскрыл себе вены. Рана была неглубока, и он мог бы выжить, но отчаяние взяло верх.

    Помпоний был человеком изысканных манер, весёлого нрава и даже обладал выдающимся поэтическим талантом. Его жизнерадостность и умение находить развлечения помогли ему перенести тяготы заточения, и он пережил Тиберия. Мы ещё упомянем о нём в дальнейшем. Его брат снискал себе великую честь благодаря благородству, проявленному в столь деликатной ситуации, но запятнал эту славу, участвуя в гнусных обвинениях по делам об оскорблении величества. Он оправдывался, говоря, что ему нужно было заслужить благосклонность принцепса, чтобы спасти брата от угрожавшей ему опасности. Но ничто не может оправдать несправедливость, а его беспокойный и вздорный характер лишь усугублял его поступки, из-за которых он мучил себя и других.

    Тиберий старался переложить большинство приговоров и казней на сенат, надеясь обмануть общество и свалить на него ненависть за кровавые расправы, истинным виновником которых был он сам. Он даже получал злобное удовольствие, заставляя сенаторов служить орудиями его мести, вынуждая их судить друг друга. Но его жестокость не была бы полностью удовлетворена, если бы он не совершал её лично. На Капри он часто наслаждался зрелищем долгих и мучительных пыток, которым по его приказу подвергали несчастных, обречённых на смерть. Во времена Светония ещё показывали скалу, с которой он приказывал сбрасывать их в море у себя на глазах, в то время как у подножия стояли морские солдаты, которые добивали их веслами и шестами, чтобы ни один не выжил.

    Тот же Светоний рассказывает, что когда Тиберий получил первые сведения о тёмной тайне смерти своего сына Друза, он несколько дней подряд занимался расследованием с помощью пыток. В это время один из его старых друзей с Родоса, которого он пригласил письмом, прибыл на Капри. Тиберий, поглощённый своим делом, приказал немедленно подвергнуть его допросу с пристрастием, как если бы он был одним из сообщников преступления. Когда же он осознал ошибку, то приказал убить родосца, чтобы тот не разгласил свою печальную историю.

    Жестокость Тиберия была изобретательна в придумывании пыток, которые заставляли страдать, не лишая жизни. Смерть была милостью, и он это хорошо понимал. Узнав, что обвиняемый по имени Карнулий покончил с собой, он воскликнул: «Карнулий ускользнул от меня!» А в другой раз, осматривая узников, когда один из них попросил в виде милости быструю смерть, он ответил: «Я ещё не примирился с тобой».

    Нетрудно представить, насколько ненавистен был такой тиран. По словам Диона, не было ни одного римлянина, который не мечтал бы разорвать его на куски и, если бы возможно, растерзать зубами. Но его боялись так же сильно, как и ненавидели, и, чтобы избежать его жестокости, люди лишь усугубляли своё раболепие.

    Гн. Домиций Агенобарб и М. Фурий Камилл Скрибониан. 783 год от основания Рима, 32 год н. э.

    Я уже говорил, что Тиберий долгое время запрещал присягать на верность его указам. Наконец он разрешил это, и установился обычай, согласно которому каждый год 1 января один сенатор произносил клятву, а остальные присоединялись к ней единодушным возгласом. В год после смерти Сеяна, когда консулами были Домиций (муж Агриппины) и Камилл Скрибониан, решили сделать эту клятву более личной, и каждый сенатор произнёс её полностью.

    В то же время первые лица республики старались проявить рвение перед императором новыми постановлениями против памяти Ливиллы и Сеяна, о которых я уже упоминал.

    Сенатор с незначительным именем, Тогоний Галл, стал посмешищем, пытаясь равняться с Кассиями и Сципионами. Он решил, что ему тоже нужно угодить принцепсу, и предложил просить Тиберия выбрать группу сенаторов, из которых двадцать, выбранных жребием, будут сопровождать его с мечами при входе в сенат. Дион справедливо замечает, что это предложение оскорбляло сенат, ибо на его заседания не допускались посторонние. Если императору нужна охрана, значит, у него есть враги среди сенаторов. Тем не менее предложение Тогония было занесено в протокол, и Тиберий ответил на него с ироничной серьёзностью. Поблагодарив сенаторов за их доброжелательность и преданность, он указал на сложности такого нововведения: кого выбрать, а кого оставить? Нужно ли брать одних и тех же или менять? Старых магистратов или молодых сенаторов? Частных лиц или должностных? Кроме того, как странно будет видеть сенаторов с мечами у входа в курию! «Моя жизнь не столь ценна, если её нужно защищать оружием». Так шутил Тиберий, который на самом деле и не думал доверять свою жизнь сенаторам, которых ненавидел и от которых ждал ненависти.

    На следующий год он потребовал разрешения сопровождать себя в сенат Макроном и несколькими трибунами и центурионами своей охраны – ненужная мера, оскорбительная для сената, поскольку он и не собирался туда приходить. Но он мог позволить себе издеваться над этим собранием, чья трусость была так велика, что в декрете, разрешающем Тибериру приводить с собой военных без ограничений, добавили, что каждый сенатор будет обыскан при входе, чтобы никто не пронёс меч под тогой.

    Так Тогоний отделался лишь насмешкой Тиберия. Другой льстец дороже заплатил за свою выдумку, которой очень гордился. Юний Галлион, видя, что Тиберий крайне внимателен к преторианским когортам (опасаясь их связи с Сеяном), решил угодить ему, предложив, чтобы преторианцы после службы получали право сидеть на зрелищах среди всадников. Тиберий ответил грозным письмом, спрашивая Галлиона (как если бы тот был перед ним), какое он имеет отношение к военным, которые не должны получать ни приказов, ни наград ни от кого, кроме императора. Он добавил с насмешкой, что Галлион мудрее Августа, раз заметил то, что ускользнуло от великого принцепса, или же его следует считать приспешником Сеяна, сеющим смуту, подстрекая простых солдат нарушать дисциплину под предлогом привилегий. В результате Галлион был изгнан из сената, а затем и из Италии. Когда же заподозрили, что он устроился в изгнании слишком комфортно на прекрасном острове Лесбос, его вернули в Рим и посадили под домашний арест у одного из магистратов.

    В том же письме Тиберий донес сенату о причастности к заговору Сеяна Секстия Пакониана, бывшего претора. Это был дерзкий и злобный человек, из тех любопытных умов, что копаются в семейных тайнах. Сеян избрал его своим помощником в замысле погубить юного принца Гая, третьего сына Германика. Сенат был рад возможности свершить справедливую месть над столь ненавистным для всех честных людей персонажем. Его уже готовы были приговорить к смерти, если бы он не прибег к уже испытанному другими способу – не предложил выдать сообщника. Он обвинил Латиния Лариса, который несколькими годами ранее стал главным орудием гибели Тита Сабина. Тогда обвинитель и обвиняемый, равно ненавистные, своим унижением и несчастьем доставили сенаторам весьма приятное зрелище. Латиний был осуждён, а Пакониан оставлен в тюрьме. Спустя три года, когда обнаружилось, что он сочиняет в заточении стихи против императора, его там же задушили.

    Не знаю, следует ли отличать его от Пакония, упомянутого Светонием, который приводит достойный внимания анекдот о его смерти. Когда Тиберий сидел за столом, карлик, который среди прочих шутов его забавлял, спросил, почему Паконий, так долго обвиняемый в оскорблении величества, всё ещё жив. Император заставил его замолчать, предупредив обуздать дерзость языка. Но спустя несколько дней он направил в сенат приказ немедленно осудить Пакония.

    Пока бывшие влиятельные и грозные мужи наконец несли кару за свои преступления, некоторые сенаторы сочли момент подходящим, чтобы напасть на Мессалина Котту, который давно уже старался заслужить всеобщую ненависть, неизменно голосуя против несчастных, дабы угодить жестокости принцепса. Это была тайная причина негодования сената против него, но выдвигались иные предлоги. Вспоминали оскорбительные высказывания, которые он позволял себе в адрес юного Гая и Ливии. Ему ставили в вину, что в деле, где обсуждался денежный спор между ним, с одной стороны, и Ман. Лепидом и Аррунцием – с другой, он заявил: «Мои противники будут иметь за собой сенат, а я полагаюсь на моего дорогого Тиберия». Эти обвинения, выдвинутые сенаторами невысокого ранга, были поддержаны главами собрания, так что Мессалин, опасаясь суда сената, предупредил его, обратившись с апелляцией к императору.

    Он не ошибся в надежде на защиту Тиберия. Вскоре в сенат пришло письмо, в котором принцепс, вспомнив давние времена своей дружбы с Мессалином и различные оказанные им услуги, просил сенаторов не вменять в вину слова, злонамеренно истолкованные, и шутки, сорвавшиеся в пылу застолья. Он даже потребовал наказания сенатора Цецилиана, который проявил наибольшее рвение против Котты, и сенат слепо повиновался. Незадолго до этого Аррунций, обвинённый (о чём именно – неизвестно, так как соответствующее место у Тацита утрачено), увидел, что его клеветники наказаны как лжедоносчики. Та же участь постигла и Цецилиана. А Мессалин, человек знатного рода, но столь же порочный нравами, сколь ненавистный за подлую жестокость, оказался уравнен в положении с достойнейшим членом римского сената.

    Особое внимание привлекло начало упомянутого мной письма Тиберия. Он выражался так: «Что сказать вам, сенаторы, или чего не говорить в нынешние времена? Если бы я знал, да покарают меня боги ещё более жалкой смертью, чем та, которую я чувствую приближающейся с каждым днём!» Это признание в своих страданиях, в то время как он был бичом вселенной, вызвало глубокое размышление у Тацита. «Его жестокости, – говорит проницательный историк, – его постыдные пороки обратились для него самого в мучения. Не без оснований оракул мудрости, великий Сократ, не побоялся утверждать, что если бы можно было рассечь душу тиранов, то увидели бы на ней следы ран и ударов: ибо души терзаются жестокостью, безумной жаждой наслаждений, злобными наклонностями – подобно тому, как тела истязаются бичами с шипами». Действительно, ни высокое положение Тиберия, ни уединение, в котором он скрывался, не могли избавить его от позора самопризнания в терзаниях души – мучениях, порождённых его же преступлениями.

    Ничто так верно не навлекает карающие угрызения совести, этот позор, делающий преступника ненавистным самому себе, как преступные развратные деяния. Последние годы правления и жизни Тиберия как раз и стали временем, когда он превратился в чудовище, не соблюдая никаких мер, прибегая к насилию, не различая ни звания, ни пола. В результате охвативший его помимо воли стыд заставлял его избегать людских взоров. В том году он покинул свой остров и, проехав по берегам Кампании, приблизился к Риму, имея или притворяясь, что имеет намерение войти в город. Но память о своих злодеяниях вновь загнала его в уединение, среди скал Капри.

    Беспутства, которым он предавался безудержно и бесстыдно, ничуть не уменьшали его жестокости. Он продолжал вести беспощадную войну против всех, кто имел какую-либо связь с Сеяном. Он сам подстрекал доносчиков, число которых было огромно. Знатные и незнатные занимались этим недостойным ремеслом, выдвигая как публичные обвинения, так и тайные доносы. Друзья и враги, знакомые и незнакомые – все были опасны, и любые обвинения принимались. Не делалось различия между недавними и давними событиями, между поступками и словами. Случайно оброненное слово в разговоре на форуме или за пиром становилось преступлением. Ярость доносительства походила на эпидемию, охватившую всю нацию. Наименее виновными были те, кто в этом несчастном средстве искал способа спасти себя от опасности. Тацит называет четырёх несчастных, которые, будучи осуждены, сохранили жизнь, объявив о готовности выдать других мнимых преступников. Наиболее известный среди них – бывший претор Кв. Сервей, некогда приближённый Германика. Его обвинителем стал знатный сенатор Г. Цестий, который, тайно донеся на него Тиберию, получил приказ принцепса публично изложить в сенате то, о чём писал в частных письмах.

    На фоне такого всеобщего малодушия ещё более достоин восхищения пример мужества, поданный в то же время римским всадником М. Теренцием. Обвинённый как друг Сеяна, он открыто признал этот факт и защищался перед сенатом в таких выражениях:

    «Сенаторы! Быть может, моё положение скорее требовало бы отрицать вменяемое мне обвинителями, чем признавать его справедливость. Но каков бы ни был исход, я признаю: я был другом Сеяна, желал им стать, и, добившись его дружбы, достиг вершины своих желаний. Я видел его сначала товарищем своего отца в должности префекта преторианских когорт, а затем облечённым безграничной властью, управляющим как гражданскими, так и военными делами. Все милости доставались его родственникам и союзникам. Дружба с ним открывала путь к милости принцепса. Напротив, те, кто имел его врагом, знали лишь тревоги и несчастья. Я не привожу здесь примеров: не хочу никого компрометировать и беру на себя риск защиты всех, кто, как и я, не был замешан в преступных замыслах Сеяна. Нет, Цезарь, мы ухаживали не за Сеяном из Вольсиний, а за человеком, принятым в союз с домом Клавдиев и Юлиев, за вашим зятем, вашим коллегой по консулату, за министром, которому вы вверяли все дела. Не нам судить, кого вы удостаиваете своей милости и по какой причине возвышаете гражданина над прочими. Лишь вам богами дано право вершить суд и решать окончательно; наша слава – в повиновении. Мы видим то, что перед глазами: кому вы даруете почести и власть, кто более способен услужить или навредить. И никто не станет отрицать, что таково было положение Сеяна. Копаться в тайнах принцепса, пытаться проникнуть в то, что он скрывает, – предприятие дерзкое, опасное и никогда не сулящее успеха. Не устремляйте взор, сенаторы, на последний день Сеяна – вспомните шестнадцать лет его высочайшего могущества. Мы чтили даже последних из его клиентов; великой и блистательной милостью считалось быть знакомым даже с его вольноотпущенниками и привратниками.

    Что же? Позволительно ли всем без разбора прибегать к той защите, которую я здесь применяю? Конечно, нет. Разумно провести различие. Заговор против республики, покушение на особу принцепса – вот преступления, достойные кары. Что же касается дружеских и деловых связей, то мы, Цезарь, находимся в таком же положении, как и вы сами, и ваш пример нас оправдывает».

    Успех оправдал столь похвальную твёрдость. Теренций осмелился сказать то, что все думали. Он не только был оправдан, но и его обвинители, виновные, кроме того, в различных преступлениях, были наказаны изгнанием или смертью.

    Неизвестно, какую роль сыграл Тиберий в этом акте справедливости, честь которого, кажется, принадлежит в первую очередь сенату. Но если он его санкционировал (в чём едва ли можно сомневаться), то вскоре омрачил слабый луч славы, который ему за это достался, новыми жестокостями против своих старейших друзей. Секст Вестилий, некогда любимец Друза, брата Тиберия, а затем и самим Тиберием допущенный в круг своих ближайших приближённых, был обвинён в том, что оскорбил нравы юного Гая сатирическим сочинением. Тиберий не любил Гая настолько, чтобы горячо стремиться отомстить за его поруганную репутацию, но воспользовался этим предлогом, чтобы избавиться от человека, который стал ему ненавистен, и запретил Вестилию появляться перед ним. У Тиберия не было полумер в немилости. Вестилий понял этот язык; дрожащей рукой, ослабленной старостью, он сначала попытался вскрыть себе вены, затем, по вполне естественному раскаянию, позволил перевязать их и написал императору, пытаясь смягчить его гнев. Он получил лишь сухой и строгий ответ и, завершив начатое, вновь вскрыл вены, умерши от потери крови.

    Вескулярий Аттик и Юлий Марин, неразлучные друзья Тиберия, последовавшие за ним на Родос и не покидавшие его на Капри, также были казнены в то же время. Можно вспомнить, что Вескулярий был посредником в интриге против Либона; Сеян использовал Марина для погубления Куртия Аттика, знаменитого римского всадника, сопровождавшего Тиберия на Капри. Таким образом, публика ничуть не огорчилась, когда их же пример обратился против них самих, и они были наказаны так же, как сами наказывали других [4].

    Было несчастьем, как я уже отмечал, приближаться к особе Тиберия и быть с ним связанным каким бы то ни было образом. Греки, люди учёные, в беседах с которыми он пытался развлечься, хотя их нельзя было заподозрить ни в заговорах против государства, ни в сношениях с Сеяном, всё же испытали на себе жестокость этого свирепого нрава. Некий Зенон, беседуя с ним, вызвал недовольство Тиберия своей манерной речью, и тот спросил его, на каком диалекте он говорит. «Я говорю на дорийском», – ответил Зенон. Поскольку этот диалект был распространён на острове Родос, Тиберий вообразил, что грек хотел упрекнуть его за пребывание на этом острове, и сослал его на один из Спорад.

    Он имел обыкновение задавать вопросы грамматикам своего двора во время трапез, по поводу чтений, которые он ежедневно устраивал; и эти вопросы часто, как я уже говорил в другом месте, были очень трудными и даже совершенно странными. Он любил ставить в тупик самых учёных грамматиков и ловить их на ошибках. Он узнал, что один из них, по имени Селевк, выведывал у придворных слуг, какие книги тот читает, чтобы подготовиться; и за это мнимое преступление он сначала запретил ему вход во дворец, а затем приказал казнить.

    Всё, что я только что рассказал, происходило на Капри. В Риме пятеро самых видных сенаторов были одновременно обвинены в оскорблении величества. Весь сенат затрепетал, ибо почти не было члена этого собрания, который не был бы связан дружбой или родством с кем-либо из обвиняемых. Двое были оправданы свидетельскими показаниями – Аппий Сулан и Кальвисий Сабин. Что касается троих остальных – Анния Поллиона, Анния Винициана, его сына, и Мамерка Скавра, – Тиберий оставил за собой право разбирать их дело, заявив, что хочет судить их вместе с сенатом; и поскольку он так никогда и не вернулся в Рим, они избежали опасности, за исключением, однако, Скавра, который был вновь обвинён двумя годами позже.

    Мы уже не раз упоминали о Скавре, который мог бы поддержать славу своего имени красноречием, если бы не запятнал её столь испорченными нравами, что скромность не позволяет записывать то, в чём он не краснел. Его погубила не дружба с Сеяном, а ненависть Макрона. Этот новый префект преторианских когорт тайно подражал уловкам своего предшественника; и, зная, что Скавр давно ненавистен Тиберию, он решил, что его легко представить преступником. Трагедия, сочинённая этим сенатором, дала повод для доноса. Её героем был Атрей, персонаж, слишком напоминавший Тиберия жестокостями, совершёнными в его семье; и некоторые стихи пьесы казались применимыми к императору. Тиберий счёл себя глубоко оскорблённым и в гневе сказал: «Раз он делает из меня Атрея, я сделаю из него Аякса». Действительно, подосланные обвинители возбудили против него дело в сенате, выдвинув в вину не трагедию, которая была его настоящим преступлением, а прелюбодеяние с Ливиллой, умершей тремя годами ранее, и занятия магией. Скавр предупредил приговор добровольной смертью, ободрённый своей женой Секстией, которая подала пример, присоединившись к его решению и пожелав умереть вместе с ним. Он был последним из Скавров, и с ним угасла эта ветвь дома Эмилиев.

    Я возвращаюсь к году, когда Скавр был обвинён впервые и который отмечен неслыханным проявлением жестокости. Я приведу это в собственных словах Тацита: «Даже женщины, – говорит историк, – не были избавлены от опасности; и поскольку их нельзя было обвинить в посягательстве на верховную власть, им вменяли в преступление их слёзы. Вития, весьма пожилая женщина, мать Фуфия Гемина, была казнена за то, что оплакивала своего сына».

    Кровавая смерть Фуфия Гемина не упоминается в сохранившихся трудах Тацита. Дион [5] относит её ко времени до падения Сеяна: и потому вероятно, что Фуфий, будучи консулом в 780 году от основания Рима, погиб в следующем, 781 году. Он принадлежал к окружению Ливии: это было достаточным основанием для ненависти Тиберия, который считал своим долгом преследовать всех, кого любила и покровительствовала его мать. Фуфий был обвинён в оскорблении величества и в нечестии по отношению к императору. Чтобы опровергнуть это обвинение, он предъявил и зачитал в сенате своё завещание, по которому назначал Тиберия наследником наравне с собственными детьми. Однако, видя, что его гибель предрешена, он удалился, не дожидаясь приговора. Вскоре он узнал, что к нему направлен квестор, чтобы объявить смертный приговор и привести его в исполнение. Он пронзил себя мечом; и поскольку ему приписывали изнеженность нравов и распутство, когда квестор вошёл, он показал ему свою рану и сказал: «Смотри и помни, что тот, кто умирает так, – истинный мужчина, а не изнеженный трус». Его жена Публия Приска также была обвинена и, будучи вынуждена предстать перед сенатом, покончила с собой на глазах у судей, вонзив в грудь кинжал, который спрятала под одеждой.

    Я чувствую, что однообразие стольких печальных событий должно утомить читателя. Я опускаю некоторые из менее значительных. Но не могу умолчать о странном поступке некоего Рубрия Фабата, который, устрашённый обилием крови, пролитой в связи с заговором Сеяна, и отчаявшись в спасении Римской империи, решил бежать к парфянам. По крайней мере, его в этом заподозрили; и действительно, он был арестован близ Сицилийского пролива, не сумев дать внятного объяснения цели своего путешествия. Его доставили обратно в Рим; и всё же ему сохранили жизнь, скорее по забывчивости, чем из милосердия.

    Смерть Луция Пизона, префекта или градоначальника Рима, прерывает череду трагических сцен. Его имя говорит о его знатности: он никогда сам не высказывал в сенате низкопоклонных мнений, а когда бывал к тому вынужден, умел соблюдать разумную умеренность. Тем не менее он прожил долгую жизнь, всегда в почёте и достоинстве, и умер мирно в возрасте восьмидесяти лет. Возможно, отчасти он был обязан этим счастливым спокойствием, как и должностью префекта города, своему сходству с Тиберием в пристрастии к вину. Сенека говорит о нём, что он был пьян лишь однажды в жизни, и что с первого момента опьянения не трезвел до самой смерти. Он проводил за столом большую часть ночи и спал до полудня – это было его утро. Удивительно, что при таком пороке он в течение многих лет исполнял, к удовлетворению принцепса и граждан, весьма важную должность, которая, казалось бы, особенно требовала бдительности.

    Его преемником стал Элий Ламия, которого Тиберий долгое время удерживал в Риме под титулом наместника Сирии, не позволяя отправиться исполнять обязанности. Наконец, он освободил его от этого пустого звания и назначил на реальный пост, где титул соответствовал действительным полномочиям.

    Ламия, уже весьма пожилой, занимал должность лишь два года; и после его смерти Тиберий, словно питая пристрастие к людям, склонным к вину, сделал префектом города Косса, который был достоин этого места по рождению и по характеру – степенному и умеренному, но столь же преданному пьянству, как и Пизон. Часто случалось, что он засыпал в сенате таким глубоким сном, придя туда прямо со стола, что его уносили на руках, не в силах разбудить.

    Новая книга мнимых сивиллиных пророчеств, представленная сенату и слишком легкомысленно одобренная этим собранием, дала Тиберию возможность ещё раз продемонстрировать своё умение во всех аспектах управления. Каниний Галл, один из квиндецемвиров, жрецов, ответственных за хранение Сивиллиных книг, выступил инициатором этого дела; а трибун Квинтилиан взял на себя внесение его на рассмотрение сената. Тиберий извинил молодость трибуна, который не обязан был разбираться в таких вопросах. Но он резко осудил Каниния Галла, который по возрасту и должности должен был знать, с какой осмотрительностью и зрелостью надлежит подходить к принятию новых пророчеств. Он напомнил о мудрых мерах, принятых Августом, а до него сенатом во время пожара Капитолия, в отношении собрания сивиллиных стихов; и заключил приказом подвергнуть новую книгу проверке коллегии квиндецемвиров. Тацит даёт понять, что проверка привела к её отвержению.

    С той же строгостью он отнёсся к волнениям народа, вызванным дороговизной продовольствия. В театре несколько дней раздавались почти мятежные крики; императора открыто упрекали, требуя мер против голода. Тиберий упрекнул сенат и магистратов за то, что они не пресекли эту вольность толпы; и приложил к своему письму записку, в которой перечислил провинции, откуда ввозилось зерно, и показал, насколько его запасы превышали сделанные при Августе. В соответствии с этим письмом сенат издал декрет в духе древней строгости, призывая народ к повиновению. Консулы также опубликовали эдикт в том же стиле. Тиберий не обратился с увещеванием к народу, полагая, что его умеренность будет оценена. Но ненавистному принцепсу всё ставилось в вину, и его молчание сочли высокомерием.

    Консулами следующего года, как и года, который мы завершаем, стали двое знатных мужей – Гальба и Силла.

    Секст Сульпиций Гальба. Луций Корнелий Силла. 784 год от основания Рима, 33 год от Р. Х.

    Гальба – тот, кто впоследствии, уже в глубокой старости, ненадолго стал императором после Нерона. Тацит утверждает, что Тиберий предсказал ему во время консульства это позднее и кратковременное правление, сказав буквально следующее: «И ты, Гальба, однажды вкусишь власть» [6]. Тот же историк добавляет, что Тиберий проникал в будущее благодаря астрологии, которой его обучил Трасилл.

    Те, кто знает, на что способно шарлатанство астрологов, не склонны легко верить в правдивость подобных предсказаний. Мы также отметим, что авторы расходятся в этом вопросе, и Светоний приписывает Августу то, что Тацит относит к Тиберию. Но даже если это правда, даже если верить тому же Тациту, что сын Трасилла предсказал Нерону императорскую власть, – двух случайно сбывшихся предсказаний недостаточно, чтобы реабилитировать искусство, лишённое оснований или даже противоречащее всем принципам разума. Легковерные писатели фиксируют несколько примеров, подтверждающих их предрассудки, и благоразумно умалчивают о бесчисленных случаях, когда предсказания не сбывались.

    В этом году Тиберий выдал Друзиллу и Юлию, дочерей Германика, за Кассия и Виниция, бывших консулами вместе четырьмя годами ранее. Виниций – тот, кому Веллей посвятил свой исторический очерк. Он принадлежал к недавно возвысившемуся роду, происходившему из маленького городка Калес в Лации, где его предки жили в звании простых римских всадников. Его дед первым принёс семье консульство. Сам он был человеком мягким и выделялся даром красноречия, весьма ценившимся среди первых граждан: но его красноречие соответствовало характеру, и Тацит, отмечая преобладание мягкости, даёт понять, что ему не хватало силы и энергии. Имя Кассиев знаменито в римской истории. Тот, о ком идёт речь, отличался скорее уступчивостью нрава, чем пылкостью и активностью. Легко угадывается политический расчёт Тиберия, выбиравшего зятьёв с таким складом ума, который не мог бы внушить ему опасений.

    Он поступил по тому же плану при браке Юлии, дочери своего сына Друза и вдовы Нерона, старшего сына Германика. Он заставил ее заключить второй брак с Рубеллием Бландом, лицом консульского звания, но о котором многие еще помнили, что видели его деда римским всадником, поселившимся в Тибуре.

    Долги и ростовщичество, древние источники раздоров и беспорядков в Риме, всегда поддерживаемые нуждой с одной стороны и жадностью с другой, несмотря на часто предпринимаемые меры для пресечения злоупотреблений, достигли невероятных размеров благодаря роскоши, которая тогда достигла своего апогея. Зло проявилось в многочисленных спорах между заемщиками и их кредиторами; и претор Гракх, утомленный множеством подобных дел, поступавших в его суд, и видя, что это всеобщая язва, которую не излечить частными решениями и в которую должно вмешаться правительство, обратился к сенату, прося его разума и власти.

    Сенат не мог не предписать соблюдение древних законов, особенно того, который был издан диктатором Цезарем относительно ростовщичества. Но, с другой стороны, нарушение этих законов было повсеместным, и сами сенаторы были все виновны. Они просили милости у императора и умоляли его предоставить им срок в восемнадцать месяцев, в течение которого каждый мог бы уладить свои дела согласно предписаниям закона. Тогда произошло всеобщее потрясение в состоянии всех. Земельные владения повсюду были выставлены на продажу, и цены на них сразу упали. Деньги стали редки; они и так уже были в большом дефиците, потому что множество приговоров, вынесенных против самых богатых граждан и сопровождавшихся конфискацией и продажей их имущества, перевели большую часть денег, находившихся в обороте, в казну императора или в государственную казну. В этом всеобщем расстройстве первые семьи Рима оказались под угрозой неминуемого разорения.

    Тиберий в этом случае принял решение, вполне достойное государя, заботящегося о благе своего народа. Он создал банковский фонд в сто миллионов сестерциев (двенадцать миллионов пятьсот тысяч ливров [7]), из которого каждый мог занять на три года без процентов любую сумму, какую сочтет нужной, под залог недвижимости вдвое большей стоимости. Благодаря этому средству деньги снова начали обращаться: стали платить, появилась возможность занимать даже у частных лиц, и торговля между гражданами восстановилась.

    Этот поступок, наряду с несколькими другими, которые мы уже упоминали, доказывает, вопреки Диону и Светонию, что среди пороков Тиберия нельзя считать скупость. Он не стремился к пышности, но умел хорошо использовать деньги; и если он обогащал свою казну конфискациями, то в этом было больше злобы, чем жадности.

    Ибо он был от природы злобен: и его забота об определенных вопросах общественного блага не мешала течению его тиранических жестокостей. Консидий Прокул, спокойно празднуя день своего рождения, внезапно был схвачен и приведен в сенат по обвинению в мнимом оскорблении величества, и в тот же момент осужден и казнен. Его сестре Санции было запрещено пользоваться водой и огнем.

    Вся семья, происходившая от Теофана, некогда друга великого Помпея, была уничтожена одним ударом. Помпея Макрина, его правнучка, у которой Тиберий уже погубил мужа и свекра, первых людей Греции, была отправлена в изгнание. Отец этой дамы, знатный римский всадник, и ее брат, бывший претор, видя, что их осудят, сами лишили себя жизни. И, что невероятно, им не вменяли в вину ничего, кроме дружбы, которую Помпей питал к их предку, и божественных почестей, возданных тому же Теофану лестью греков.

    Богатство Секста Мария и красота его дочери стали причиной его гибели. Он был самым богатым человеком во всей Испании и владел золотыми рудниками, приносившими ему огромный доход. Дион рассказывает романтический эпизод о его богатстве. Он говорит, и неизвестно, стоит ли ему верить, что Секст Марий, недовольный одним из своих соседей, пригласил его к себе на обед и продержал у себя два дня; и что за это короткое время он снес дом этого соседа и выстроил его заново более красивым и просторным, чем прежде. Затем он привел его туда и, объявив о случившемся, сказал: «Вот так я даю почувствовать тому, кому хочу, и свою месть, и свою щедрость». Что касается его дочери, он боялся за нее бешеных похотей Тиберия; и желая оградить ее от этой опасности, он удалил ее от двора и скрыл в надежном убежище. Разгневанный Тиберий велел обвинить его в том, что он сам растлил свою собственную дочь; и по этому гнусному обвинению Марий был сброшен с Тарпейской скалы. Его имущество было конфисковано, и Тиберий захватил его золотые рудники – то ли из настоящей жадности, то ли, возможно, чтобы под видом менее позорного порока скрыть истинный мотив своей ненависти к этому несчастному отцу.

    Тюрьмы были переполнены обвиняемыми в соучастии с Сеяном. Подробности следствия по каждому делу утомили Тиберия, и, чтобы избавить себя от хлопот, он отдал варварский приказ казнить всех, кто находился в тюрьме по этому поводу. Тацит дает ужасающее описание зрелища, которое представила Риму эта бойня. На Гемониевой лестнице видели огромную груду мертвых тел – мужчин и женщин, знатных и безвестных, разбросанных там и сям или сваленных в кучу. Их родным и друзьям не разрешалось приближаться к ним, проливать слезы, осматривать их. Стража, расставленная кругом и зорко следившая за тем, кто проявляет печаль, сопровождала эти полуразложившиеся трупы до Тибра, куда их сбрасывали; и там, плавая по реке или лежа на берегу, никто не осмеливался ни сжечь их, ни оказать им какие-либо последние почести. Ужас подавлял все чувства; и крайняя жестокость, которая давала столько поводов для сострадания, сама же и заглушала его проявления.

    В том же году стало известно о смерти Азиния Галла, который три года томился в нищете, строго охраняемый в домах магистратов, где ему, как мы уже говорили, давали ровно столько пищи, чтобы продлевать его мучения вместе с жизнью. Тацит утверждает, что он умер от голода, и лишь сомневается, была ли его смерть добровольной или насильственной. Легко поверить, что истощение, вызванное скудной и плохой пищей, естественным образом свело старика в могилу. Тиберия спросили, разрешает ли он похоронить Галла с почестями, и он, не краснея, позволил это, даже жалуясь на случай, который унес обвиняемого раньше, чем его успели осудить, – как будто трех лет было недостаточно, чтобы завершить процесс против одного из самых знаменитых членов римского сената.

    Вскоре после этого умер и Друз, сын Германика, после девяти дней борьбы с голодом, поддерживая себя жалкой пищей – набивкой своего матраса. Мы уже говорили, что Макрон получил приказ освободить этого юного принца из тюрьмы и противопоставить его Сеяну, если тот попытается поднять мятеж в городе. Этот приказ стал известен публике и вызвал радость, так как его сочли знаком примирения императора с невесткой и внуком. Но для бесчеловечного сердца Тиберия это стало лишь поводом ожесточиться еще больше – и он приказал умертвить Друза.

    Даже после его смерти он продолжал преследовать его яростными обвинениями, понося его за тело, оскверненное всяческими пороками, за злобный ум, враждебный к близким и к самой республике. Он приказал зачитать в сенате дневник, который по его приказу велся, фиксируя все поступки и слова несчастного юноши. Эта запись вызвала ужас. Никто не мог понять, как дед мог годами держать при своем внуке людей, подмечавших малейшие его движения – жест, выражение лица, вздох, ропот, – и как у него хватило жестокости слушать, читать и обнародовать подобные записи. Сенаторы едва верили своим ушам, если бы стиль этих гнусных мемуаров не выдавал рабскую натуру их составителей. Там было написано, как рабы хвастались, что били Друза, когда он выходил из своей комнаты, как пугали его. Центурион, назначенный стеречь его, с удовольствием пересказывал жестокие слова, которые он ему говорил; он докладывал о том, что говорил принц в последние минуты жизни, и описывал, как Друз сначала притворялся безумным, изрыгая проклятия в адрес Тиберия, чтобы это сочли следствием помешательства, а затем, когда уже не оставалось надежды на спасение, произносил заранее обдуманные проклятия, взывая к богам, чтобы Тиберий, как он стал палачом своей невестки, племянника, внуков и наполнил кровью весь свой дом, так же погиб и сам – мучительной смертью, которая удовлетворила бы и их общих предков, и потомков. Сенаторы прерывали чтение криками, моля богов отвратить столь страшные проклятия. Но в глубине души они были потрясены ужасом и не могли понять, как Тиберий, некогда столь скрытный и искусный в сокрытии своих преступлений, дошёл до того, что открыто бросал вызов общественному мнению, почти показывая сенату своего внука, оскорбляемого центурионом, избиваемого рабами, тщетно умоляющего дать ему хоть что-то для поддержания угасающей жизни.

    Едва успела утихнуть эта скорбь, как смерть Агриппины заставила пролить новые слезы. Тиберий обращался с ней после осуждения с крайней жестокостью; даже в заточении она не могла забыть своей природной гордости и осыпала его в лицо горькими упреками, за что он приказал бить ее по лицу – и это было исполнено с такой силой, что удар выбил ей глаз. Когда он перевозил ее и ее сыновей из одного места в другое, то лишь с предосторожностью – закованных в цепи, в закрытых носилках с зашитыми дверцами, под охраной солдат, отгонявших любопытных.

    Тацит предполагает, что Агриппина после казни Сеяна надеялась на смягчение своей участи и потому продолжала влачить жалкое существование; но, не дождавшись никаких перемен и видя лишь прежние жестокости, решила уморить себя голодом. Светоний же утверждает, что Тиберий лишил ее даже этой мрачной отрады, приказав насильно вкладывать ей в рот пищу. Другие, напротив, говорят, что Агриппина не хотела умирать, но ей просто перестали давать еду. Достоверно лишь то, что голод положил конец ее дням.

    Тиберий попытался опозорить и ее память, обвинив ее в прелюбодеянии с Азинием Галлом, чья смерть, по его словам, повергла ее в отчаяние, так что она не смогла пережить своего любовника. Но Агриппина, честолюбивая, неспособная смириться с частной жизнью, жаждущая власти, с чисто мужской отвагой возвышалась над пороками своего пола. Тиберий не постеснялся похваляться перед сенатом тем, что не приказал задушить эту принцессу и не бросил ее тело на Гемонии; он даже отметил как достойное памяти совпадение, что она умерла в тот же день, когда двумя годами ранее казнили Сеяна. Сенат, всегда раболепный и льстивый, возблагодарил его за милосердие и постановил, что каждый год 18 октября, в день смерти Сеяна и Агриппины, будет приноситься жертва Юпитеру.

    Смерть Агриппины, по странному стечению обстоятельств, повлекла за собой и смерть Планцины, ее злейшей врагини. Все помнили, как та участвовала в преступлениях, стоивших жизни ее мужу, Гнею Пизону. Но тогда вражда Агриппины, как и покровительство Ливии, служили ей защитой. Когда же ни ненависть, ни милость больше не имели силы, восторжествовала справедливость. Добавлю, что Планцина была слишком угодна Ливии, чтобы угодить Тиберию. Видя себя обвиненной в преступлениях, настолько громких, она не стала ждать суда и собственной рукой, хоть и с опозданием, отомстила за Германика и его дом.

    Он уже приближался к Селевкии, когда Тиридат всё ещё колебался, идти ли ему навстречу противнику или попытаться выиграть время. Те, кто хотел немедленного сражения, утверждали, что враги рассеяны и почти не имеют порядка, утомлены долгим переходом, ненадёжны в повиновении князю, которого предали совсем недавно. Напротив, Абдагес считал, что лучше всего отступить в Месопотамию, чтобы, поставив Тигр между собой и Артабаном, выиграть время для получения подкреплений, которых можно было ожидать от армян, элимеев и особенно от римлян. Это мнение возобладало, поддержанное авторитетом Абдагеса и малодушием Тиридата. Они отступили, и отступление походило на бегство. Деморализованные войска разбежались, и, после того как арабы подали первый пример, остальные наперебой устремились домой или перешли в лагерь Артабана. Наконец, Тиридат с немногими людьми вернулся в Сирию, предоставив полную свободу уйти даже тем, кого до сих пор удерживал лишь стыд. Так Артабан остался мирным обладателем парфянской короны.

    Клиты, каппадокийское племя, подняли волнения против своего царя Архелая, который, подражая римскому правлению, хотел подчинить их податям и цензу, то есть переписи людей и имущества. Этот Архелай, вероятно, был сыном Архелая, царя Каппадокии, о смерти которого мы уже рассказывали. После того как царство его отца было превращено в провинцию, можно предположить, что ему оставили небольшую часть в утешение. Одно слово Диона [17] даёт основание думать, что клитов поддерживал Артабан. Как бы то ни было, их царь не был достаточно силён, чтобы усмирить их, но отряд римских войск, посланный Вителлием, заставил их вернуться к повиновению.

    Вот что происходило за пределами Рима в последние годы правления Тиберия. Теперь мы должны вернуться в Рим, где, к нашему огорчению, обнаружим всё те же мрачные сцены. Ибо спустя четыре года после смерти Сеяна [18] ни время, ни мольбы, ни пресыщение и скука, смягчающие даже самые жестокие сердца, не могли повлиять на непреклонную суровость Тиберия; и факты, либо сомнительные, либо стёртые долгим забвением, разжигали его жестокость, как будто они были доказаны и свежи.

    Фульциний Трион, хорошо знавший эту черту принцепса, видя себя обвинённым, не сомневался в своей гибели. Он сам был профессиональным доносчиком. Мы видели, как он поспешил донести на Либона, а затем без необходимости и из чистой злобы вмешался в обвинение, выдвинутое против Гн. Пизона в связи со смертью Германика. Он продолжал это гнусное ремесло; и благодаря таким услугам, сделавшись угодным Тиберию, достиг консульства, которое занимал в момент падения Сеяна. Мы отмечали, что тогда он был под подозрением у императора, который по этой причине адресовал приказы против Сеяна другому консулу, Меммию Регулу. Дион [19], говоря о смерти Фульциния, прямо указывает, что тот был другом Сеяна. Этот беспокойный и суетливый дух, желая, видимо, отвести от себя подозрения показным рвением, бросил в сенате несколько намёков, которые должны были представить его коллегу слишком мягким и медлительным в наказании виновных. Меммий был от природы кроток и скромен. Тем не менее, чувствуя себя задетым в таком деликатном вопросе, он не только решительно отверг упрёк Фульциния, но и обвинил его самого в соучастии в заговоре. Сенаторы утихомирили спор, который мог погубить обоих.

    В следующем году Гетерий Агриппа попытался возобновить его. Он спросил их в полном сенате, почему, после взаимных угроз обвинить друг друга, они теперь хранят молчание. «Это два преступника, – добавил он, – которые по явному сговору договорились пощадить друг друга. Но сенаторы должны помнить, что они слышали». У Регула и Триона было время поразмыслить об опасности, и они попытались её избежать. Первый ответил, что ждёт случая возобновить это дело, когда принцепс вернётся в Рим; второй довольно откровенно признал свою вину и заявил, что слова, сорвавшиеся в пылу между коллегами, которых ревность естественно настраивает друг против друга, не должны иметь последствий, и что справедливость требует не обращать на них внимания. Гетерий настаивал. Но консулярий Санквиний Максим попросил сенат не обременять императора новыми заботами и горестями и положиться на его мудрость в распознании зол и применении средств. Это мягкое и умеренное заявление спасло Регула и дало Триону отсрочку. Оно также усилило, по контрасту, ненависть к Гетерию – человеку, погружённому в тупую апатию, которую он прерывал лишь развратом; трусливой душе, которая, благодаря своей вялой праздности, не боявшейся жестокости принцепса, среди вина и женщин замышляла гибель своих собратьев.

    Три года спустя, как я уже говорил, новые доносчики набросились на Фульциния, который предпочёл умереть. Но он отомстил, включив в своё завещание яростную инвективу против Макрона, против главных вольноотпущенников Тиберия и против самого Тиберия, которому он ставил в вину ум, ослабленный возрастом и уединением на Капри, называя это позорным изгнанием, на которое его обрекала мысль о своих преступлениях. Наследники Фульциния не опубликовали этот текст. Тиберий, по непостижимому извращению, узнав о нём, приказал зачитать его в сенате, словно он поставил себе задачу бросить вызов обществу и показать всем, как мало его трогают даже самые оскорбительные для его репутации речи.

    Смерть Фульциния упоминается Тацитом под консульством Цестия и Сервилия. За ней последовала смерть ещё четырёх сенаторов, погибших либо от руки палача, либо покончивших с собой. Тиберий распоряжался этими жестокостями лично, находясь совсем близко от Рима, так что он писал консулам и получал ответ в тот же день. Казалось, он жаждал насладиться зрелищем стольких смертей и увидеть, как льётся кровь, которая по его приказу затопляла и тюрьмы, и частные дома.

    В конце этого года мирно скончался Попий Сабин, который, происходя из скромной семьи, благодаря расположению Августа и Тиберия поднялся до консульства и триумфа. Двадцать четыре года он занимал высокие посты и последовательно управлял различными провинциями; не потому, что обладал какими-то выдающимися достоинствами, а потому, что был способен исполнять обязанности, не превосходя их.

    Позволю ли я себе вставить здесь событие того же года, упомянутое Плинием [20], но столь незначительное, что боюсь, многим читателям оно покажется недостойным места в столь серьёзном труде? Разве что философские умы умеют извлекать пользу из всего.

    Молодой ворон, впервые вылетевший из гнезда, находившегося над храмом Кастора и Поллукса, упал в мастерскую сапожника, жившего напротив храма. Сапожник привязался к птице, отчасти из религиозного почтения к месту, откуда она к нему попала. Он стал её обучать, и послушная птица так хорошо усвоила уроки хозяина, что каждое утро летала на трибуну для речей и, повернувшись к форуму, сначала приветствовала Тиберия, Германика и Друза, затем римский народ, а после исполнения этого долга возвращалась в мастерскую. Это продолжалось несколько лет. Наконец, завистливый сосед убил птицу, приносившую столько славы её хозяину. Народ пришёл в ярость: убийцу изгнали из квартала и даже убили. Скорбь толпы привела к тому, что ворона, чья потеря её огорчила, стали по-глупому почитать. Ему устроили пышные похороны: положили на погребальное ложе, украсили цветами и венками, и под звуки флейты, как было принято на похоронах, два эфиопа понесли его на плечах к костру, приготовленному на Аппиевой дороге в двух милях от города. «Так, – говорит Плиний, – в городе, где Гракхи были лишены погребения, отпраздновали похороны птицы; и смерть ворона была отомщена лучше, чем смерть победителя Карфагена и Нуманции».

    В следующем году, когда консулами были Кв. Плавтий и Секс. Папиний, трагическое зрелище, среди стольких ужасов доселе невиданное, потрясло сенаторов. Римский всадник Вибулен Агриппа, после того как его обвинители закончили речь, принял яд, который принёс с собой прямо в сенате. Он упал, уже почти мёртвый, но ему не позволили полностью избежать казни. Его поспешили отнести в тюрьму, и там накинули петлю на шею, чтобы насильственно пресечь последние проблески жизни, ещё теплившиеся в нём.

    Я опускаю множество добровольных смертей знатных людей. Но не могу умолчать о казни Тиграна, внука Ирода через Александра, старшего из сыновей, которых несчастная Мариамна родила от этого царя иудеев. По матери он был внуком Архелая, царя Каппадокии, и сам, согласно Тациту и Иосифу, был царём Армении, что г-н де Тиллемон интерпретирует как Малую Армению, переданную Августом Архелаю пятьдесят лет назад. Вся эта знатность не спасла Тиграна от приговора и позорной смерти: обращение, недостойное царя, но достойное отступника, отрёкшегося от культа истинного бога ради поклонения идолам, чью тщету он прекрасно знал.

    Тиберий, продолжая навлекать на себя ненависть всего знатного в Риме и империи, заботился о народах; и если случалось какое-то бедствие, он исправлял его с щедростью, не оставлявшей желать лучшего. Когда пожар уничтожил часть цирка и квартал на Авентине, Тиберий выделил сто миллионов сестерциев [21] на возмещение ущерба владельцам сгоревших домов. Эта щедрость принесла ему тем больше чести, что он был очень скромен в постройках для собственных нужд. Он возвёл всего два общественных здания: храм в честь Августа и сцену театра Помпея. И даже их не освятил – то ли из равнодушия ко всему, что считал пустой пышностью и показухой, то ли из-за преклонного возраста. Впрочем, он хотел, чтобы его щедроты распределялись разумно; и для оценки потерь каждого пострадавшего от пожара назначил своих четырёх зятьёв – Гн. Домиция, Виниция, Кассия и Рубеллия Бланда, к которым по предложению консулов добавили П. Петрония.

    Тиберию были декретированы различные почести в знак признательности за это великое благодеяние. Но он умер, не успев решить, какие из них следует принять или отвергнуть. Последними консулами, которых он назначил, были Ацерроний и Понтий.

    ГН. АЦЕРРОНИЙ ПРОКУЛ – Г. ПОНТИЙ НИГРИН. 788 ГОД ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА. 37 ГОД ОТ Р. Х.

    Тиберий, чувствуя упадок сил и не скрывая от себя, что конец близок, много размышлял о выборе преемника. У него было два внука: Гай Цезарь, сын Германика, и Тиберий Гемелл, сын Друза. Последний был ему ближе по крови, будучи внуком по рождению, тогда как первый был внуком лишь по усыновлению. Но юный возраст Гемелла, которому тогда едва исполнилось семнадцать лет, и даже сомнения в его законнорожденности, вызванные дурным поведением матери, смущали и останавливали деда.

    Гай был на двадцать пятом году жизни и любим народом как последняя надежда дома Германика. Но именно эта народная любовь была для Тиберия поводом ненавидеть того, кто её вызывал. Юный принц хорошо это знал; и за те несколько лет, что он провёл на Капри рядом с императором, он не упускал ничего, чтобы предотвратить последствия этой ненависти. Он скрывал свой свирепый нрав под личиной скромности. Осуждение матери, изгнание и заточение братьев не вырвали у него ни одной жалобы. Он с невероятным терпением переносил то, что приходилось терпеть ему самому. Он изучал вкусы, настроения, даже слова и тон голоса Тиберия, чтобы им соответствовать, меняя лицо и поведение, как Протей, по необходимости: отсюда родилась острота оратора Пассиена, который впоследствии говорил о нём, что никогда не было ни лучшего слуги, ни худшего господина.

    Он [Гай] также старался расположить к себе всех, кто приближался к его деду. Но особенно сблизился он с Макроном, преемником Сеяна в должности префекта преторианских когорт, который, в свою очередь, видя упадок Тиберия, искал себе опоры. Ни тот, ни другой не стеснялись в средствах для достижения желаемого. Так, когда Клавдия, дочь М. Силана, первая жена Гая, умерла, Макрон уговорил свою жену Эннию постараться внушить любовь молодому принцу и вытянуть из него обещание жениться; а тот и не заставил себя упрашивать, готовый на всё, лишь бы стать императором. Ибо, несмотря на юность и буйный нрав, он так хорошо усвоил уроки лицемерия и притворства, полученные от Тиберия, что уже преуспел в этом искусстве.

    Император узнал о сговоре между своим внуком и Макроном и легко разгадал его тайный смысл. Это стало для него ещё одной причиной не решаться в пользу Гая. Он задумался о Клавдии, своём племяннике, который был зрелых лет и казался склонным к добру. Но его остановила умственная слабость и вечная ребячливость этого принца. Искать преемника вне своего дома значило подвергнуть память Августа и имя Цезарей не только забвению, но, возможно, оскорблениям и поруганию. А Тиберий, мало ценя привязанность современников, сильно заботился о том, чтобы остаться в памяти потомков. Не находя удачного решения и будучи не в силах из-за слабого здоровья вынести тяготы столь трудного выбора, он предоставил судьбе решить то, с чем сам справиться не мог.

    Тем не менее, он дал понять, что предвидел грядущее, несколькими примечательными словами, которые Тацит, всегда увлекавшийся астрологией, пытается выдать за чудесные предсказания, хотя они не выходят за рамки естественной проницательности Тиберия. Так, однажды он прямо упрекнул Макрона в том, что тот «оставляет заходящее солнце, чтобы обратиться к восходящему». А в беседе о Сулле, когда молодой Гай позволил себе насмехаться над этим знаменитым мужем, Тиберий сказал ему: «У тебя будут все пороки Суллы, но ни одной из его добродетелей». Наконец, в присутствии обоих внуков он со слезами обнял Гемелла, а Гаю, смотревшему на него диким взглядом, сказал: «Ты убьёшь этого юного принца, и другой убьёт тебя».

    Это последнее предсказание, кажущееся самым удивительным, вовсе не требует обращения к мнимому искусству прорицания. Тиберий знал характер Гая. Он видел, с каким жадным любопытством тот взирал на мучения осуждённых. Он так хорошо различал его природную жестокость, что даже радовался, видя его погружённым в разврат и страстно увлечённым танцами и музыкой – искусствами, которые римляне того времени считали достойными лишь актёров. Тиберий надеялся, что один порок вытеснит другой, а любовь к удовольствиям смягчит жестокий и кровожадный нрав его внука. Однако это пагубное лекарство не действовало, и Тиберий, тревожась о бедствиях, которые навлечёт Гай, называл его «чумой», живущей лишь для несчастья своего и всего человечества. «Я вскармливаю змею, губительную для империи, – говорил он, – Фаэтона, который подожжёт вселенную». При таком положении дел проницательному старцу нетрудно было предвидеть, что Гай не позволит своему кузену наслаждаться опасной честью быть одного с ним рода и что впоследствии своей жестокостью навлечёт на себя месть заговорщиков.

    Тиберий был вынужден почти целиком сосредоточиться на том, чтобы скрывать угасание своих сил, день ото дня становившихся слабее. Чтобы обмануть себя и других, он продолжал привычные оргии. От природы он обладал крепким здоровьем и, никогда не болея, всегда смеялся над врачами, считая глупцом любого, кто после тридцати лет советуется с другими о своём здоровье.

    Упадок императора не изменил обычного хода обвинений в оскорблении величества. Акуция, вдова П. Вителлия, была осуждена по этому обвинению; а Альбуцилла, женщина крайне распутная, будучи обвинённой в нечестии по отношению к императору, вовлекла в своё дело трёх знатных мужей: Гн. Домиция, мужа Агриппины, Вибия Марса и Л. Аррунция. Домиция, в частности, обвиняли также в кровосмешении с сестрой Домицией Лепидой; и, судя по описанию Светония, не было преступления, на которое он не был способен. Однако в донесениях, присланных с Капри в сенат, говорилось, что Макрон председательствовал при допросе свидетелей и пытках рабов; писем от императора не было. А поскольку Макрон был явным врагом Аррунция, подозревали, что он мог быть зачинщиком всей этой интриги, о которой Тиберий, возможно, даже не слышал. Люди охотно тешили себя этой мыслью, хотя она и была маловероятной.

    Домиций и Марс выиграли время: один притворялся, что готовит защиту, другой – что хочет уморить себя голодом. Так они дожили до смерти Тиберия. Дион утверждает, что своим спасением они обязаны астрологу Фрасиллу, подкупленному ими: он предсказал Тиберию ещё десять лет жизни и тем отсрочил его месть.

    Друзья Аррунция советовали ему последовать примеру товарищей по обвинению. Но он твёрдо ответил: «Не всем подходит одна и та же линия поведения. Я прожил достаточно и могу жалеть лишь о том, что слишком долго влачил тревожную жизнь среди оскорблений и опасностей, долго ненавидимый Сеяном, теперь – Макроном, всегда – кем-то из сильных мира сего, не по своей вине, а лишь потому, что не терплю подлости и низости. Правда, я мог бы пережить те немногие дни, что остались Тиберию; но как избежать юности его преемника? Если Тиберий, при всём своём опыте и зрелости, поддался пагубному влиянию власти, можно ли надеяться, что Г. Цезарь, едва вышедший из детства, глубоко невежественный и наученный лишь дурному, пойдёт лучшим путём под руководством Макрона, который, будучи избран для уничтожения Сеяна как ещё более порочный, чем он, нанёс республике ещё большие раны? Я предвижу рабство хуже прежнего, и потому решаюсь избавиться от ненавистного прошлого и страха перед будущим».

    После этой речи, которую можно было счесть пророческой и которая, увы, полностью сбылась, Аррунций вскрыл себе вены. Он был человеком ума и таланта, занимавшим видное место среди ораторов – ведь Гн. Пизон, как мы видели, просил его быть своим защитником. Неясно, он или его отец написал историю Первой Пунической войны, подражая стилю Саллюстия до манерности.

    Альбуцилла, чьи бесчинства были всем известны, попыталась заколоться, но лишь слегка поранила себя, после чего была брошена в тюрьму и, видимо, казнена. Сводники её разврата были либо исключены из сената, либо сосланы на острова. Среди них никто не жалел Лелия Бальба, обвинителя Акуции, о которой мы говорили, привыкшего устрашать невинных своей ядовитой красноречием.

    Трагический и скандальный случай стал последним событием, описанным Тацитом перед смертью Тиберия. Сын, домогаемый собственной матерью, не нашёл иного способа ни избавиться от её гнусных притязаний, ни искупить позор своего согласия, кроме как выброситься из окна. Мать была вызвана в сенат и, несмотря на её мольбы, крики и слёзы, изгнана из Рима на десять лет – пока её младший сын не достигнет возраста, менее подверженного соблазну. Это было консульское семейство, запятнанное таким позором. Юноши носили имя Папиниев, и этот пример показывает, до какой степени разложения дошёл Рим.

    Тиберий угасал, силы покидали его, тело превращалось в тень, но притворство не оставляло его. Всегда серьёзный и напряжённый, сохраняя твёрдость в лице и речах, иногда принимая вежливые и любезные манеры, он скрывал очевидную слабость. Он даже заставил себя присутствовать на солдатских играх своей охраны и не только присутствовал, но и метнул копьё в выпущенного на арену вепря. Напряжение вызвало у него боль в боку; он почувствовал озноб, и болезнь усилилась. Естественное беспокойство заставило его часто менять местопребывание, пока он не остановился у мыса Мизен в вилле, некогда принадлежавшей Лукуллу.

    Там его состояние стало точно известно благодаря хитрости искусного врача Харикла, которого Тиберий принимал охотно – не чтобы следовать его советам, а чтобы выслушать и поступить по-своему. Врач, вставая из-за стола и прощаясь под предлогом неотложных дел, взял его руку, якобы для поцелуя, и нащупал пульс. Тиберий понял уловку, но, чем больше был раздражён, тем тщательнее скрывал гнев. Он даже удержал Харикла, велел снова накрыть стол, как бы желая почтить прощание друга, а после трапезы, стоя посреди зала, принимал прощальные поклоны гостей. Но Харикс предупредил Макрона, что природа истощена и императору не прожить и двух дней.

    Тем не менее, Тиберий оставался собой: прочитав в сенатских отчётах, что некоторые обвиняемые, против которых он написал лишь вскользь, были оправданы без слушания, он пришёл в ярость, посчитал себя оскорблённым и поклялся отомстить за эту мнимую обитель. Для этого он решил вернуться на Капри, свою цитадель, единственное место, где чувствовал себя в безопасности. Но плохая погода и болезнь задержали его в Мизене, и пока он строил грозные планы, власть его стала призрачной. Все обратились к преемнику; Макрон готовил всё для Гая, заручаясь поддержкой офицеров и войск, разослав гонцов к армиям и их командирам.

    [22] Шестнадцатого марта Тиберий потерял сознание, и его сочли умершим. Уже Гай [Калигула] вышел с многочисленной свитой и под тысячами приветствий направлялся завладеть империей, добиваясь признания у преторианских солдат, когда внезапно ему сообщили, что Тиберий пришел в себя, обрел голос и зрение и требует пищи. Эта новость посеяла ужас и смятение. Все разбежались, притворя печаль и делая вид, будто ничего не произошло. Юный принц, неподвижный и мрачно молчавший, вместо верховной власти, к которой был так близок, теперь ждал лишь смерти. Макрон, закаленный в преступлениях и бесстрашный в своей бесчестности, приказал набросить на старого императора подушки и матрасы, чтобы задушить его, и завершил начатое.

    Так умер Тиберий на семьдесят восьмом году жизни и двадцать третьем году правления, познав в своих близких лишь вероломство и жестокость, пример которым он сам же и подал. Обстоятельства его смерти описывают по-разному: некоторые утверждают, что Гай дал ему медленный яд, а затем задушил собственными руками. Рассказ Тацита правдоподобнее – не потому, что Гай не был способен на отцеубийство, а потому, что был слишком труслив для его исполнения. По свидетельству некоторых писателей, цитируемых Светонием, он сам хвастался таким намерением. Он рассказывал, что, движимый жаждой мести за мать и братьев, вошел с кинжалом в покои спящего Тиберия, но, тронутый жалостью, бросил оружие и удалился. Он добавлял (что совершенно неправдоподобно), что Тиберий все заметил, но не осмелился расследовать дело. Вся эта речь кажется мне хвастовством, достойным Калигулы.

    Когда весть о смерти Тиберия достигла Рима, долго сдерживаемая ненависть и отвращение публики вырвались наружу. Толпа бегала по улицам, крича, что Тиберия нужно сбросить в Тибр. Некоторые молили Землю, общую мать человечества, и манов богов, чтобы ему отвели место в глубинах Тартара среди нечестивцев. Другие требовали, чтобы с его телом поступили, как с телами преступников: волокли крюком и сбросили на Гемониевы ступени.

    Особое обстоятельство усилило ужас перед ним. Поскольку исполнение смертных приговоров откладывалось на десять дней согласно сенатскому постановлению (о котором говорилось ранее), случилось так, что день казни некоторых осужденных совпал с днем известия о смерти Тиберия. Эти несчастные знали об этом и взывали к богам и людям. Но, поскольку Гая не было, никто не осмелился отложить предписанное; палачи задушили их и выбросили тела на Гемониевы ступени – зрелище невыразимо скорбное, новый повод для ненависти к тирану, чья жестокость ощущалась даже после смерти.

    Он не сразу достиг той мерзости, что и сегодня делает его память отвратительной. Тацит [22] отмечает постепенность в его поведении, выделяя все оттенки. «Тиберий, – говорит он, – был достоин всеобщего уважения, пока оставался частным лицом или занимал должности при Августе; умел искусно притворяться добродетельным при жизни Германика и Друза; был смесью добра и зла, пока жива была его мать; жесток до крайности, но скрывал позор своих пороков, пока любил или боялся Сеяна; наконец, сбросив все ограничения страха и уважения, он дал волю своей свирепости и разврату, не имея иного закона, кроме собственной прихоти».

    Это была злобная душа, дурное сердце, любившее лишь себя. Не раз он завидовал счастью Приама, пережившего всю семью. Часто он повторял греческий стих [23], смысл которого соответствует нашей поговорке, выражающей равнодушие к человечеству: «После меня – хоть потоп».

    Низкая зависть заставляла его ненавидеть чужую славу. Впрочем, не знаю, стоит ли верить Диону [24], что он завидовал даже славе художников, которых князь должен покровительствовать, но с которыми не может равняться из-за своего высокого положения. Изобретения, которые, по словам этого писателя, возбудили зависть Тиберия, более удивительны, чем правдоподобны. Он говорит, что архитектор с помощью машин выпрямил огромный портик, который кренился набок, а затем, разбив стеклянный сосуд у ног императора, восстановил его, обработав заново, и поднес целым. Он добавляет, что архитектор за первую операцию был изгнан из Рима, а за вторую – казнен. Все это похоже на сказку или, по крайней мере, сильно преувеличено. Плиний упоминает [25] (но не подтверждает), что при Тиберии нашли способ делать стекло гибким, но скрыли это, чтобы не обесценить золото и серебро. Как бы то ни было, нам не нужны эти сомнительные факты, чтобы подтвердить склонность Тиберия к зависти. Германик и многие другие знатные жертвы делают это обвинение слишком очевидным.

    Жесткий и дикий в своих действиях, Тиберий отменил некоторые обычаи, введенные или сохраненные Августом за их народность, в том числе взаимные новогодние подарки между императором и гражданами. Это произошло не в начале его правления. Сначала он следовал примеру предшественника. Но вскоре устал от стеснений и расходов, связанных с этой церемонией, и отменил ее эдиктом.

    К множеству дурных качеств, делавших его бичом человечества, он добавлял равнодушие к религии. Увлеченный глупыми предсказаниями астрологии, он верил в неотвратимый рок. И все же при этой мнимой силе духа он ужасно боялся грома и во время грозы надевал лавровый венок, суеверно веря, как и простой народ, что лавр не поражается молнией.

    Я говорил, что он был образован. Он знал латынь и греческий, писал на обоих языках – прозой и стихами. Во времена Светония сохранились его краткие мемуары, достоверность которых видна по одному эпизоду, который тот же писатель приводит: Тиберий писал, что наказал Сеяна за то, что тот яростно преследовал детей Германика, его сына.

    В красноречии он брал за образец Мессалу Корвина, но далеко не достиг ясности, изящества и легкости этого оратора. Его стиль был вычурным и затемненным чрезмерной изощренностью, так что его импровизации часто были лучше тщательно отделанных речей. Любимыми поэтами Тиберия были Эвфорион, Риан и Парфений, которых лесть современников, угождавших вкусу господина, не смогла спасти от забвения из-за их посредственности. Я уже говорил о его нелепостях в грамматике и мифологии.

    Хотя он прекрасно знал греческий и говорил на нем, он использовал его только в частной жизни, а в публичных делах соблюдал права и превосходство языка империи. В этом он доходил до щепетильности, переходящей в мелочность. Употребив греческое слово «монополия», он извинился за необходимость использовать иностранное слово. А когда в сенатском постановлении встретилось другое греческое слово [26], означающее рельефное украшение на сосуде или ткани, Тиберий (более щепетильный, чем Цицерон, часто его употреблявший) приказал его вычеркнуть и заменить описательным выражением.

    Однажды в своем указе он сам употребил нелатинское слово. Ночью он вспомнил об этом, и это стало для него серьезным делом: он собрал знатоков для совета. Атей Капитон (чьи льстивые качества я уже описывал) сыграл свою роль, сказав императору, что даже если слово до сих пор не употреблялось, его авторитет сделает его допустимым. Другой был откровеннее: «Цезарь, – сказал он, – ты можешь дать гражданство людям, но не словам». Подобные мелочи едва ли достойны внимания римского императора и выдают в Тиберии дух придирчивости, вполне соответствующий низости его души.

    Завершая портрет, осталось описать его тело и рост, превышавший обычную меру. Широкий в груди и плечах, пропорциональный в остальном, он всегда отличался крепким здоровьем. Он обладал такой силой в суставах, что мог проткнуть свежее яблоко пальцем, а щелчком по лбу ранить ребенка. Его большие глаза почти выходили из орбит, так что яркий свет ослеплял его, зато в темноте он видел ясно. Его лицо и манеры выражали лишь грубость, надменность и высокомерие – и, как видно из его деяний, это не было обманом.

    Примечания:

    [1] ТАЦИТ, Анналы, VI, 4.

    [2] ТАЦИТ, Анналы, VI, 6.

    [3] Тиберий, хотя и отсутствует, упоминается так, словно он присутствует.

    [4] ТАЦИТ, Анналы, VI, 10.

    [5] Имя слегка изменено в тексте греческого историка. Вместо Фуфия Германа там указано Руф Гемин. Но ошибка очевидна, и Мюре не обманулся на этот счет.

    [6] ТАЦИТ, Анналы, VI, 20.

    [7] 20 458 000 франков по расчетам г-на Летронна.

    [8] Под разделом о Калигуле я приведу случай, дающий странное представление о нравах Фабия Персика.

    [9] ТАЦИТ, Анналы, VI, 28; ПЛИНИЙ, XIII, 1; ДИОН КАССИЙ, LVIII.

    [10] Я подозреваю, что отрывок в конце пятой книги «Анналов» Тацита, касающийся лже-Друза, находится не на своем месте и должен быть перенесен гораздо ниже, после смерти Друза. Основанием для этого служит то, что маловероятно, чтобы самозванец осмелился принять имя Друза при его жизни. Дион согласен с этим и упоминает об этом обманщике только после смерти Друза.

    [11] ТАЦИТ, Анналы, VI, 32.

    [12] ТАЦИТ, Анналы, VI, 32.

    [13] ТАЦИТ, Анналы, VI, 36.

    [14] ТАЦИТ, Анналы, VI, 42.

    [15] Я уже говорил, что Артабан был из рода Арсакидов, но эта формулировка может создать впечатление прямой родословной линии. В этом месте я следовал Тациту, как и здесь. Следует ли полагать, что парфяне признавали Арсакидами даже тех, кто происходил от Арсака только по материнской линии? Или же в тексте Тацита есть ошибка? А может, Тацит сам ошибся и противоречит себе? Оставляю эти рассуждения более ученым, чем я. Я лишь отмечаю затруднение.

    [16] ТАЦИТ, Анналы, VI, 44.

    [17] ДИОН КАССИЙ, I, 58.

    [18] ТАЦИТ, Анналы, VI, 38. Эта дата ошибочна. Консулы Костий и Сервилий, при которых происходили описанные Тацитом события, вступили в должность лишь спустя три года после смерти Сеяна.

    [19] ДИОН КАССИЙ, I, 58.

    [20] ПЛИНИЙ, X, 43.

    [21] Двенадцать миллионов пятьсот тысяч ливров = 20 458 000 франков по расчетам г-на Летронна.

    [22] ТАЦИТ, Анналы, VI, 51.

    [23] «Eμοῦ θανόντος γαῖα μιχθήτω πυρί»

    «После моей смерти да смешается земля с огнем».

    [24] ДИОН КАССИЙ, I, 57.

    [25] ПЛИНИЙ, XXXVI, 26.

    [26] «Eμβλημα» (эмблема).

  

  
    § I. Польза, которую можно извлечь из дурных примеров

    Мы завершаем правление злого государя, осмысленное и изученное, и начинаем правление безумца. Печальные темы для рассмотрения, если бы они не были полезны и поучительны для читателя. Ибо история учит не только повествованием о добродетелях. Она представляет примеры всякого рода, но они могут послужить уроками, если уметь ими воспользоваться. Государи, министры, частные лица находят в ней образцы для подражания; они встречают также порочные замыслы, гибельные в своем осуществлении, которые предостерегают их от подобных поступков.

    Истинная мудрость состоит в умении различать прекрасное и постыдное, справедливое и несправедливое; и ей не менее необходимо знать и ненавидеть безобразие порока, чем любить величественный блеск добродетели. Древние спартанцы были так убеждены в этой истине, что спаивали своих рабов, чтобы показать детям, к какому позорному состоянию приводят излишества вина. Этот обычай оскорблял человечность. Развращать одних, чтобы наставить и исправить других, – это тирания, унижающая человека и обращающаяся с ним, как со скотом. Но использовать примеры порочных людей, особенно тех, кто, обладая высоким положением и великой властью, прославился лишь своими преступлениями, чтобы внушить ужас перед пороком, – это безвредная хитрость, превращающая яд в лекарство.

    Плутарх, у которого я заимствую эту мысль, замечает, что знаменитый флейтист давал своим ученикам слушать как хороших, так и плохих исполнителей, говоря: «Вот как надо играть, а вот как не надо». В том же духе, после того как я представил картину мудрого и умеренного правления Августа, я без труда изображаю в Тиберии, Калигуле и Нероне (когда придет его время) крайности самой безудержной тирании. Этот контраст послужит на пользу добродетели.

    Гн. Ацерроний Прокул – Г. Понтий Нигрин.

    Год Рим. 788. От Р. Х. 37.

    Уже было сказано, откуда принц Гай получил прозвище Калигула, под которым он главным образом известен среди нас. Древние редко его употребляли; сам он считал его оскорбительным, как своего рода унизительное прозвище. Я могу иногда его использовать, следуя обычаю, но чаще буду называть его Гаем, как он обозначен в истории.

    Первым шагом Гая [1] после того, как он был признан и провозглашен преторианскими солдатами, было отправление через Макрона в сенат завещания Тиберия, чтобы его аннулировали. Тиберий назначил наследниками своих двух внуков, Гая и Тиберия Гемелла, и подставил одного вместо другого. Гай знал об этом распоряжении и мог уничтожить завещание. Но он предпочел аннулировать его авторитетом сената, которому Макрон от его имени заявил, что Тиберий был не в здравом уме, когда составлял этот акт, и это очевидно, поскольку он давал им в правители ребенка, который по возрасту даже не мог вступить в их собрание. Сенаторы, ненавидевшие Тиберия, сочли эти доводы убедительными, и завещание было отменено.

    Все поспешили предоставить одному Гаю все права и титулы верховной власти, которые Август получал лишь по частям и от которых Тиберий всегда отказывался. Гай тоже хотел казаться скромным и, обладая сущностью власти, сначала отказался от почетных титулов. Но затем, по свойственной ему легкомысленности, он принял их все сразу, кроме титула Отца Отечества, от которого он лишь ненадолго отложил использование. Более того, он добавил новые почетные имена, такие как БЛАГОЧЕСТИВЫЙ, СЫН ЛАГЕРЕЙ, ОТЕЦ АРМИЙ и, наконец, ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ И ВЕЛИКИЙ ЦЕЗАРЬ, присваивая эпитеты, посвященные Юпитеру.

    Отправляя завещание Тиберия в Рим, он потребовал, чтобы этому принцу были оказаны те же почести, что и Августу. Сенаторы были гораздо более склонны очернить память Тиберия, чем почтить ее; кроме того, они легко поняли, что просьба молодого императора была скорее формальностью приличия, чем следствием искреннего желания. Они приняли компромиссное решение – отложить обсуждение этого вопроса до его возвращения, и Гай больше не упоминал об этом. Тиберий не получил никаких почестей, кроме публичных похорон, которые часто устраивались и для простых граждан. Гай сопровождал его тело из Мизена в Рим; когда процессия вошла в город вечером, на следующее утро состоялись похороны. Гай произнес с ораторской трибуны похвальную речь Тиберию, или, скорее, по случаю Тиберия, о котором он говорил очень мало, он вспомнил Августа и Германика, пытаясь таким образом завоевать народную любовь.

    Это ему было нетрудно. Ни один принц, восходя на трон, не находил у тех, кто должен был ему подчиняться, более благоприятного расположения. Его любили армии и провинции, почти все из которых видели его ребенком в свите его отца Германика, которого он сопровождал не только на Рейне, но и на Востоке. Невероятная любовь римского народа к Германику перешла на его сына, а несчастья его семьи сделали это чувство еще более нежным, добавив к нему сострадание. Только что закончилась тирания, под которой все долго страдали, и ненависть к Тиберию превратилась в любовь к Гаю.

    И действительно, с тех пор как он покинул Мизен, чтобы доставить тело Тиберия в Рим, несмотря на мрачную обстановку похоронной церемонии и собственный глубокий траур, он постоянно шел среди огромной толпы народа, чьи радостные крики оглашали воздух, и который, смешивая имена величия и власти с именами любви и нежности, называл его благодетельной звездой, своим дорогим ребенком, своим нежным питомцем. В первые три месяца его правления было принесено в жертву богам сто шестьдесят тысяч животных в знак благодарности.

    В провинциях радость проявлялась не менее живо. В течение нескольких месяцев по всей империи, среди знати и простого народа, богатых и бедных, не прекращались празднества и веселья. Все надеялись увидеть возрождение золотого века под властью принца, любимого небом и людьми.

    Начало его правления казалось оправдывающим такие счастливые ожидания. На первом заседании сената, которым руководил Гай и которое было переполнено римскими всадниками и даже простыми людьми, он произнес самые лестные слова: он объявил, что разделит с ними верховную власть, что для него честь называться их сыном и воспитанником, и что их желания будут правилом для его воли.

    Чтобы подтвердить эти прекрасные слова делами, он освободил всех, кто был заключен в тюрьму по приказу Тиберия; тогда же Помпоний Секунд, находившийся под стражей почти семь лет за своего брата, наконец вышел на свободу. Гай также вернул изгнанников, отменил на будущее обвинения в оскорблении величества, ужас и страх всех граждан, и прекратил начатые преследования. Он сжег огромное количество бумаг, которые, по его словам, были материалами уголовных дел, заведенных при Тиберии, особенно доносы и показания свидетелей против его матери и братьев, заявив, что хочет лишить себя возможности мстить, даже если впоследствии у него возникнет такое желание.

    Эти проявления милосердия и справедливости наполнили всех радостью. Они доверяли ему; никто не подозревал двуличности в таком молодом принце. Они сильно ошибались. Он сжег только копии, а оригиналы сохранил и впоследствии умело использовал, когда время притворства прошло.

    А пока он прекрасно играл комедию. Зная, что ничто не может принести ему больше чести в глазах нации, чем доброе отношение к родственникам, он отправился на острова Пандатария и Понцию, где без почестей покоился прах его матери Агриппины и его старшего брата Нерона. Он плыл в бурную погоду, что еще больше подчеркивало его великодушную нежность; прибыв туда, он с почтением и благоговением приблизился к этим дорогим останкам, собственноручно поместил их в урны, затем погрузил на корабль и доставил сначала в Остию, а затем по Тибру в Рим, где самые знатные всадники встретили их и с почестями перенесли в мавзолей Августа. Можно предположить, что он оказал такие же почести праху своего второго брата Друза, который погиб в Риме во дворце Цезарей. Он приказал ежегодно отмечать память своей матери и братьев траурными церемониями; в частности, Агриппину должны были почитать играми в цирке, где ее статую везли на колеснице. А чтобы стереть память о ее несчастьях, он разрушил прекрасную загородную виллу возле Геркуланума, где она когда-то томилась в заточении. Он также назвал сентябрь Германиком в память о своем отце, но старое название сохранилось.

    Он осыпал всевозможными почестями свою бабку Антонию: даровал ей титул Августы, привилегии весталок и все, что было предоставлено Ливии. Он украсил своих трех сестер, Агриппину, Друзиллу и Юлию, подобными отличиями и, впадая в смешную крайность, включил их имена в клятвы, молитвы и обеты, так что приходилось говорить: «За счастье и процветание Гая Цезаря и его сестер»; а в других случаях: «Клянусь, что не люблю себя и своих детей больше, чем Гая и его сестер». Ему не нужно было так явно демонстрировать свою нежность к сестрам: он и так любил их слишком сильно.

    Он старался проявлять большую привязанность к своему двоюродному брату Тиберию Гемеллу, которого лишил прав на престол. В день, когда тот надел мужскую тогу, он усыновил его и объявил принцем юности. Он украшал жертву, чтобы затем заклать ее. Наконец, он даже проявлял внимание к своему дяде, слабоумному Клавдию. Этот принц, которому тогда было сорок шесть лет, всегда был так презираем за слабость ума, что оставался простым римским всадником. Гай вывел его из этого состояния, сделав одновременно сенатором и консулом вместе с собой.

    Я говорил, что он аннулировал завещание Тиберия. Эта отмена затронула только пункт, касающийся Тиберия Гемелла. В остальном Гай полностью исполнил последнюю волю своего предшественника и выплатил все завещанные суммы, которые напоминали завещание Августа. Он распорядился выдать народу, преторианским когортам, городским и легионным солдатам причитающиеся им деньги, добавив от себя преторианцам вознаграждение, равное завещанной Тиберием сумме. Все, что Гай раздал в этом случае, считалось щедростью, поскольку по строгому праву он ничего не должен был по аннулированному завещанию. К этому он добавил своего рода возмещение, которое очень обрадовало народ. Поскольку он надел мужскую тогу на Капри без церемоний и раздачи денег гражданам, он теперь возместил им то, в чем их отказала скупость Тиберия; не довольствуясь раздачей двухсот сорока сестерциев на человека, он добавил еще шестьдесят в счет недоимок.

    Тиберий оставил неисполненным завещание своей матери. Гай счел своим долгом выплатить завещанное. Щедрость не была добродетелью, которая стоила бы этому принцу усилий. Ему нужно было лишь знать в ней меру, чего он не делал. Раздавая дары не по суждению и выбору, а по легкомыслию и капризу; осыпая милостями пантомимов, которых он позаботился вернуть, и возниц цирка; тратя огромные суммы на игры, зрелища, гладиаторские бои и другие подобные безумства, он менее чем за год растратил две тысячи триста [2] или, по словам Светония [3], две тысячи семьсот миллионов сестерциев, оставшихся в казне Тиберия.

    Но подарки, щедроты и зрелища всегда радуют народ, который не задумывается о последствиях и узнает о бедах, лишь когда их ощущает. Все восхищались великолепием Гая, которое к тому же сопровождалось во всем народными манерами и проявлениями доброты. Он восстановил обычай, введенный Августом, но прерванный Тиберием, публично объявлять о доходах империи. Он оставил магистратам свободное осуществление их полномочий без апелляции к императору. Он провел смотр всадников со строгостью, смягченной снисходительностью, позорно разжаловав тех, кто был запятнан каким-либо позором, и просто вычеркнув из списка менее виновных. Он вернул народу право избирать магистратов, отнятое у него Тиберием. Он освободил Италию от сотой дены, взимавшейся со всего, что продавалось с публичных торгов, и сократил до шестой части небольшую подать, которую платили за статуи принца те, кто получал от его щедрости хлеб, зерно и другие продукты. Он возместил убытки нескольким частным лицам, пострадавшим от пожаров. Стремясь поощрять добродетель, он подарил восемьдесят тысяч сестерциев [4] вольноотпущеннице, которая вынесла жестокий допрос, не выдав ничего, что могло бы навредить ее патрону. Он проявил большое рвение в борьбе с чудовищными развратами, которые Тиберий поощрял своим примером. Он хотел топить виновных в этом, и с трудом удалось уговорить его ограничиться изгнанием. Он заявлял, что не слушает доносчиков; и когда кто-то подал ему записку, якобы касающуюся жизни принца, он отказался ее принять, сказав, что не сделал ничего, что могло бы нажить ему врагов. Он разрешил возродить и распространить среди публики сочинения Кремуция Корда, Кассия Севера и других писателей, выражавшихся весьма свободно. «Мне выгодно, – говорил он, – чтобы потомство знало правду о событиях».

    Такие похвальные поступки заслужили всеобщие аплодисменты. Было постановлено, что его будут чтить золотым бюстом, который ежегодно в определенный день будут нести на Капитолий коллегии жрецов под пение гимнов в его честь хорами мальчиков и девочек из знатнейших семей. День его вступления на престол сочли днем возрождения города и постановили называть его Палилии, как и день основания Рима.

    Его хотели сразу же сделать консулом после прихода к власти. Он проявил умеренность, оставив обычным консулам, Прокулу и Нигрину, полные шесть месяцев их полномочий. Он принял консульство только с первого июля, взяв в коллеги, как я уже сказал, своего дядю Клавдия, и занимал эту должность лишь два месяца и двенадцать дней, после чего передал ее тем, кого назначил Тиберий.

    Вступив в должность, он произнес в сенате речь, в которой, перечисляя все порочное в правлении Тиберия, подверг его подробной критике и обещал следовать совершенно противоположным принципам, наметив план идеального правления. Сенат был восхищен и, желая сделать эту речь обязательством, которое свяжет Гая и не позволит ему изменить курс, постановил, что ее будут зачитывать ежегодно. Предосторожность была разумной, но бесполезной против легкомыслия, соединенного с властью.

    Во время своего консульства Гай освятил храм Августа, построенный Тиберием, и по этому случаю устроил великолепные празднества, которые повторил с еще большей пышностью в день своего рождения, тридцать первого августа. Читатель не ждет от меня подробного описания этих ребячеств, которые только мелкие умы могут считать великими делами. Я отмечу лишь те черты, которые характеризуют личность Гая.

    Он устраивал зрелища всех видов: театральные представления, музыкальные состязания, скачки в цирке, Троянскую игру, бои гладиаторов, травлю зверей, превосходя во всем своих предшественников. Он дошел до безумия, посыпая цирк в праздничные дни порошком из киновари и хризоколлы; а сенаторы, со своей стороны, чтобы украсить церемонию ценой своей чести, взяли на себя обязанность управлять колесницами. Скачки повторялись до двадцати четырех раз в день, хотя раньше их число не превышало двенадцати. В одной только травле было убито пятьсот медведей и множество диких зверей, привезенных из Африки.

    Мания Гая к зрелищам была такова, что он проводил на них целые дни; и он требовал от других такой же усердности, крайне негодуя на тех, кто являлся поздно или уходил до окончания. Чтобы лишить всех причин и предлогов для отсутствия, он приказывал закрывать суды, сокращал трауры и старался обеспечить зрителям всевозможные удобства.

    Эти празднества сопровождались пирами для сенаторов, всадников, их жён и детей; более того, в толпу разбрасывали корзины, наполненные яствами, и сам Гай ел вместе со всеми, общаясь с гражданами и отмечая тех, кто отличался наилучшим аппетитом. Увидев одного римского всадника, который особенно усердно уплетал свою порцию, он послал ему то, что было приготовлено для него самого. Он пошёл ещё дальше с одним сенатором, которого тут же объявил претором по той же причине. Это было унижением магистратуры – делать её наградой за умение хорошо есть. Всё, что касалось общественных развлечений, глубоко трогало его, и он добавил к Сатурналиям пятый день на вечные времена.

    Вскоре после окончания его консульства опасная болезнь, поразившая его, подвергла испытанию любовь граждан. Он имел все основания быть довольным проявленными знаками внимания. Весь город пребывал в смертельной тревоге; люди проводили ночи у дверей его дворца. Лесть тоже не осталась в стороне. Некто Публий Потит поклялся отдать свою жизнь в обмен на жизнь принцепса; а римский всадник по имени Атаний Секунд обещал, если боги вернут Гая римскому народу, выступить как гладиатор. Их рвение было плохо вознаграждено. Император, выздоровев, заставил обоих исполнить свои обеты – дабы, как он говорил, они не впали в клятвопреступление.

    Первого, украшенного вербеной и повязками, как жертву, посвящённую богам, отдали толпе детей, которые провели его по улицам Рима, требуя исполнить обет, и привели на крепостную стену, откуда сбросили вниз. Если тот не лишился жизни, то обязан был лишь собственной силе и ловкости, а не милосердию Гая, который заставил его сражаться на арене, сам наблюдал за боем и разрешил ему удалиться лишь после победы над противником и долгих униженных мольб о пощаде от новых опасностей.

    Это стало началом жестокостей Гая и всеобщего развращения его правления. После болезни его уже нельзя было узнать, и он действовал во всём как безумец – то ли оттого, что его натура изменилась, а разум помутился, то ли (что более вероятно) устав от самоограничения и чувствуя себя укрепившимся, он дал волю порокам духа и сердца, которые до того сдерживал.

    Тиберия Гемелла он считал соперником, чья жизнь бросала на него тень. Он избавился от него под предлогом, что юный принц якобы желал его смерти во время болезни и строил честолюбивые планы. Он также обвинил его в приёме противоядия и утверждал, что почувствовал его запах, хотя Тиберий просто принимал лекарство от мучившего его кашля. Но Гай настаивал на своём и, притворяясь разгневанным оскорбительной предосторожностью, воскликнул: «Что?! Противоядие против Цезаря?!» – и тут же отправил трибуна с центурионами убить Тиберия.

    К этой и без того ужасной смерти Филон добавляет детали, делающие её ещё более жалостной. Он пишет, что посланные Каем офицеры получили приказ не убивать Тиберия, а заставить его покончить с собой, ибо никому не дозволялось проливать столь знатную кровь. Юный принц тщетно подставлял горло убийцам, умоляя о смерти как о милости. Ему пришлось самому стать орудием жестокости Гая; и поскольку он никогда не видел, как убивают людей, он просил указать, куда нанести удар, чтобы умереть быстрее. Офицеры с бесчеловечной твёрдостью дали ему этот роковой урок, и он пронзил себя мечом, который ему вручили.

    Гай не написал сенату об этом, и его молчание, возможно, менее порицаемо, чем те ложные оправдания, которые ему пришлось бы придумать, чтобы скрыть своё злодеяние.

    После смерти Тиберия Гемелла Дион также упоминает о гибели Силана, чью дочь Клавдию взял в жёны Гай. Силан был достоин уважения не только благодаря своему происхождению и положению, но и благодаря своим заслугам и добродетели. Тиберий настолько ценил его, что отказывался пересматривать дела, уже решённые Силаном, и возвращал к нему тех, кто апеллировал к императору против его решений. Однако со стороны Гая, бывшего его зятем, Силан встретил лишь ненависть и презрение.

    На момент смерти Тиберия Силан занимал должность проконсула Африки и командовал легионом. Гай отнял у него военное командование, передав его легату, который получал власть исключительно от императора и подчинялся только ему. Это изменение сохранилось, и проконсул Африки превратился в чисто гражданского магистрата, лишённого военных полномочий.

    По возвращении в Рим Силан пользовался почётом: консулы первым спрашивали его мнение в сенате. Это была почётная привилегия, не дававшая реальной власти и всегда оставлявшаяся на усмотрение консулов. Однако Гай решил лишить своего тестя и этого отличия, приказав, чтобы впредь консуляры высказывались в порядке старшинства.

    Наконец, он воспользовался ничтожным предлогом, чтобы лишить Силана жизни. Во время небольшого морского путешествия в непогоду Силан, уже немолодой, отказался сопровождать императора, чтобы избежать тягот плавания и морской болезни, к которой был склонен. Гай представил этот безобидный поступок как преступление, заявив, что Силан остался в городе, чтобы захватить власть в случае гибели императора. На этом основании он принудил Силана перерезать себе горло бритвой.

    По-видимому, против Силана было проведено некое подобие суда, так как из Тацита мы узнаём, что Гай пытался сделать его обвинителем Юлия Грецина, сенатора выдающихся заслуг, чья добродетель сделала его достойным объектом ненависти тирана. Грецин отказался участвовать в этом гнусном и несправедливом обвинении и был казнён.

    Эта благородная стойкость Грецина соответствовала всему его поведению. Некоторое время назад, когда ему предстояло устроить игры, друзья поспешили сделать ему подарки, чтобы помочь с расходами. Фабий Персик, человек знатный, но совершенно опороченный дурной репутацией, прислал ему крупную сумму, но Грецин отказался её принять. Когда некоторые стали упрекать его, он ответил: «Неужели вы хотите, чтобы я взял деньги от человека, с которым даже не стал бы пить за здоровье за одним столом?»

    Каниний Ребил, консулярий, чья репутация была не лучше, чем у Персика, также послал Грецину значительный подарок, и тот точно так же отказался. Когда Ребил стал настаивать, Грецин сказал: «Простите, но я не взял денег и у Персика». Таким образом, выбирая, кому он позволит себя обязать, Грецин, не имея иного титула, кроме добродетели, в каком-то смысле исполнял роль цензора. Эта строгость тем более примечательна, что он был гораздо менее знатного происхождения, чем те, кого он «отмечал» своими отказами: сын римского всадника, первый сенатор в своём роду. Он был отцом Агриколы, чью память обессмертил Тацит.

    Правление Гая не богато внешнеполитическими событиями. Самым славным (или, точнее, единственным достойным) из них стал договор, заключённый в этом году наместником Сирии Луцием Вителлием с парфянским царём Артабаном. Этот гордый правитель, прежде презиравший Тиберия, первым стал искать дружбы с Гаем. Они встретились с Вителлием на мосту, построенном через Евфрат, где были согласованы условия договора, выгодные римлянам. Артабан возжёг фимиам перед римскими орлами и изображениями Августа и Гая, а также отдал в заложники своего малолетнего сына Дария.

    В тот же год, по словам Диона, Антиоху было возвращено царство Коммагена, ранее превращённое Германиком при Тиберии в провинцию. Агриппа, внук Ирода через Аристобула и самый знатный из потомков этого знаменитого иудейского царя, также испытал щедрость Гая – и имел на это право, поскольку на момент смерти Тиберия находился в опале именно из-за него.

    Чтобы понять это, необходимо вернуться к более ранним событиям из жизни Агриппы. Он воспитывался в Риме при Друзе, сыне Тиберия, а его мать Береника пользовалась большим уважением Антонии, матери Германика. Таким образом, он был тесно связан с императорской семьёй. Эти высокие связи вскружили ему голову, и без того склонную к высокомерию, и развили в нём вкус к роскоши, великолепию и тратам, превосходящим его возможности.

    Он больше не мог оставаться в Риме, а смерть Друза стала новой причиной уехать: Тиберий не желал видеть никого из окружения своего сына, напоминавшего ему о нём. Агриппа вернулся в Иудею, где провёл несколько лет в бедственном положении, разорённый, обременённый долгами и постоянно ищущий способ выжить.

    После ряда странных приключений (подробно описанных у Иосифа Флавия) он вернулся в Италию и, к счастью, был хорошо принят Тиберием, который велел ему примкнуть к Тиберию Гемеллу. Однако Агриппа предпочёл Гая, справедливо полагая, что с ним можно связать более полезные надежды. Но его собственная неосторожность едва не погубила его.

    В беседе с Гаем он сказал, что желает смерти Тиберия, чтобы тот уступил место, добавив, что его кузен – всего лишь ребёнок, от которого легко избавиться. Эти слова подслушал его возница, вольноотпущенник по имени Евтих. Вскоре, опасаясь гнева хозяина за кражу, он донёс на Агриппу, сообщив Тиберию, что тот его предаёт.

    Тиберий не придал этому большого значения и по своей обычной медлительности оставил бы дело без последствий, если бы Агриппа сам не усугубил свою участь. Он потребовал наказать вольноотпущенника, забыв о своих тайных словах Гаю, и использовал всё своё влияние, включая связи с Антонией, чтобы заставить Тиберия выслушать Евтиха. Император уступил его настойчивости и, едва узнав суть дела, приказал заковать Агриппу в цепи.

    Несчастный князь по собственной вине оставался в заключении до тех пор, пока Гай, став императором после смерти Тиберия, не освободил его одним из первых своих указов. Он осыпал его богатствами, подарил золотую цепь взамен железной, даровал знаки преторского достоинства и отдал ему тетрархии Филиппа и Лисания, в то время вакантные и присоединённые к управлению Сирией, с титулом царя.

    Если верить распространённому в Риме мнению, Гай слишком доверял ему, как и Антиоху Коммагенскому, и даже учился у них тирании.

    В этом же году Понтий Пилат впервые ощутил на себе Божью кару. Этот жестокий и упрямый человек, чьи насилия не раз вызывали волнения и мятежи среди вверенного ему народа, который уступал лишь тогда, когда речь шла о защите невинности и справедливости в лице Иисуса Христа, был наконец смещён Вителлием после десяти лет правления по жалобам самаритян и иудеев.

    По возвращении в Рим его ожидали новые беды. Согласно традиции Вьеннской епархии, он был сослан в этот город. Отчаяние от несчастий довело его до самоубийства. По данным Тиллемона, его смерть относится к 40 году от Р. Х.

    Консулы на следующий после смерти Тиберия год были назначены ещё им самим, и Гай утвердил их в должности.

    Консулы:

    М. Аквилий Юлиан – П. Ноний Аспренас.

    Год от основания Рима 789.

    От Рождества Христова 38.

    1 января, по обычаю, были возобновлены клятвы о соблюдении указов Августа. К ним добавили имя Гая [Калигулы], но не упомянули Тиберия. Это упущение имело последствия и сохранялось в дальнейшем. Тиберий так и не был включен в список императоров, чьи указы клялись соблюдать ежегодно.

    Дион приводит здесь несколько похвальных или популярных поступков Гая, которые мы предпочли рассмотреть в одном контексте. Среди них – восстановление народных собраний для выборов магистратов, что можно отнести только к этому году, поскольку действующие консулы были назначены Тиберием. Это восстановление казалось благовидным и будто бы способствовало свободе. На деле же оно обременяло знать, не принося реальной пользы народу, который лишь видимо обладал правом выбора, давно привыкнув решать ничего без воли своих господ. Эта пустая видимость длилась недолго. Гай, с той же легкомысленностью, с какой без особых причин вернул толпе призрак древнего права, уже на следующий год вновь лишил его народ и вернулся к практике, установленной Тиберием.

    Но это мелочи по сравнению с главным злом – жестокостью Гая, которая росла с каждым днем. Предлогом для расправ над многими стала их причастность к гонениям на его мать и братьев. Коварный не менее чем жестокий, он предъявил тогда записки, касающиеся этих печальных дел, которые якобы сжег, и старые, уже прощенные провинности были наказаны с крайней суровостью.

    Он также погубил множество римских всадников, заставляя их сражаться как гладиаторов. Но больше всего ужасала его жажда крови несчастных: он смотрел на ее потоки с нескрываемым наслаждением. Жизнь людей значила для него так мало, что однажды, когда не хватило преступников для травли зверями, он приказал схватить первых попавшихся зрителей и бросить их на растерзание. А чтобы те не жаловались на такое варварство, велел заранее отрезать им языки.

    Светоний, как обычно, собрал черты, дающие общее представление о чудовищной жестокости Гая. Эти подробности ужасают. Нам достаточно (хотя и больше, чем хотелось бы) описать лишь самые вопиющие случаи, отмеченные исключительной зверскостью.

    Смерть Макрона можно было бы считать заслуженной карой, если бы ее назначил не тот, кто был ему столь обязан. Мне трудно поверить свидетельству Филона о причине этой смерти. Он утверждает, что Макрон навлек на себя ненависть Гая смелыми упреками за его бесчинства. Слишком благородное объяснение для негодяя, который, быть может, и осуждал пороки господина, но чьи интересы требовали, чтобы принцепс оставался порочным. Гораздо естественнее предположить, что Макрон, возведя Гая на престол, рассчитывал управлять им и создать себе положение, подобное положению Сеяна, – возможно, с теми же целями и надеждами. Его честолюбивая гордыня и неблагодарность Гая – вот, без сомнения, истинная причина падения этого префекта претория. Гай назначил его префектом Египта – что было, если не ошибаюсь, началом опалы, прикрытой видимостью милости. Ибо если префектура Египта и казалась более почетной, считаясь вершиной карьеры для всадника, то должность префекта преторианцев давала куда более реальную власть.

    Из-за скудости сохранившихся источников мы вынуждены строить догадки. Достоверно лишь то, что Макрон, обвиненный Гайем в ряде преступлений (включая те, в которых они были соучастниками), был вынужден покончить с собой, а его падение повлекло гибель всей семьи. Его жена Энния была наказана за преступную снисходительность к Гаю, а этот принцепс, пропитанный тираническими принципами, не пощадил и детей тех, кого сам же погубил.

    Точная дата дурного обращения Гая с его бабкой Антонией и последовавшей за этим ее смерти в наших источниках не указана. Я помещаю эти события здесь, а не в первый год правления Гая, чтобы не связывать их с временем, когда он еще прикрывал пороки личиной добродетели. Антония, дочь Марка Антония и Октавии, любимая своим дядей Августом и уважаемая Тиберием, сначала была чрезвычайно почитаема внуком, как мы видели. Отчасти она воспитала его, ведь он прожил у нее три-четыре года – со смерти Ливии до вызова Тиберием на Капри.

    Почтение, которое он выказывал бабке при восшествии на престол, было вынужденным. Вскоре его поведение изменилось настолько, что, когда Антония попросила о личной аудиенции, он отказал, потребовав присутствия Макрона. А когда она попыталась дать ему совет, он в гневе пригрозил: «Помни: мне дозволено все – и против всех без разбора». Он осыпал ее унижениями и оскорблениями, ускорив ее смерть горем, если не отравой. Ее памяти не было оказано никаких почестей, а он, забыв о всяком приличии, спокойно наблюдал с пиршественного ложа, как погребальный костер пожирает тело его бабки.

    Он никого не уважал и с удовольствием порочил предков, будто позор, даже будь он реальным, не пал бы на него самого. Он не желал считаться внуком Агриппы из-за скромного происхождения этого великого человека, обладавшего истинным благородством – добродетелью и талантом. Он утверждал, что его мать Агриппина была плодом кровосмешения Августа с его собственной дочерью Юлией. И, не довольствуясь приписыванием столь ужасного преступления тому, кому был так обязан, он поносил его победы при Акции и в Сицилии, называя их гибельными для республики.

    Я уже говорил, что он называл свою прабабку Ливию «Улиссом в юбке». В письме к сенату он даже усомнился в ее происхождении, заявив, что она – дочь простолюдина из городка Фунди. Смешной упрек из его уст, даже будь он правдой. Но это была ложь: Авфидий, дед Ливии по матери, занимал magistratus в Риме.

    Его бесчинства в отношении сестер – смесь всех возможных преступлений и безумств. Мы видели, какие неистовые проявления любви и нежности он им расточал в начале правления. Он любил их не как брат – и не скрывал этого. За пиршественным столом он усаживал их по очереди рядом с собой, как распутники своих любовниц.

    Но сильнее всего была его преступная и кровосмесительная страсть к Друзилле. Говорят, он обесчестил ее еще в юности, когда они жили у бабки Антонии. Став императором, он расторг ее брак с Луцием Кассием и держал ее во дворце как законную супругу. Позже он выдал ее за Марка Лепида, своего собутыльника в самых противоестественных оргиях. Какая чудовищная грязь! Во время тяжелой болезни он объявил ее наследницей своего имущества и империи. А когда она умерла в расцвете лет (в середине этого года), Гай не ограничился всеми возможными почестями для смертной – он сделал ее богиней. Храм, статуи, жрецы – все атрибуты божественного культа были ей дарованы. Сенатор Ливий Геминий поклялся, что видел, как она возносится на небо, призвав на себя и детей страшные проклятия, если лжет, и отдав себя на расправу всем богам – особенно новой богине. Его нечестивая лесть была вознаграждена миллионом сестерциев [6]. Сам Гай подавал пример почитания той, кого сделал величайшей преступницей, и в самых торжественных случаях, обращаясь к народу или войскам, клялся только «божеством Друзиллы».

    Первое время его горе было неистовым и безумным. Он бежал из Рима ночью, пересек Кампанию бегом, добрался до Сиракуз и вернулся с длинной бородой и растрепанными волосами. Однако он нашел достойный себя способ отвлечься от скорби – игра в кости. Траур был объявлен по всей империи; Филон особо упоминает об этом в Александрии. В эти дни царил жестокий террор. Радость и печаль стали одинаково преступными: в первом случае человека обвиняли в ликовании над смертью Друзиллы, во втором – в скорби о ее обожествлении. Такова была извращенность, противоречивость и нелепость ума Гая.

    Его страсть к двум другим сестрам, Агриппине и Юлии, не была столь решительной и постоянной. Он даже обращался с ними позорно, вплоть до того, что отдавал их своим собутыльникам. В конце концов он полностью ими пресытился и изгнал их, как мы расскажем далее.

    Чтобы больше не возвращаться к его постыдным беспорядкам, скажу вкратце, что нет такого разврата, сколь бы отвратительным он ни был, в который он не любил бы погружаться. Прелюбодеяние не пугало того, для кого кровосмешение было забавой, и Светоний утверждает, что почти ни одна знатная дама Рима не избежала его тиранических надругательств. Возможно, жизнь стоила бы тому, кто осмелился бы сопротивляться. Но женщины не ставили его в положение, где ему пришлось бы прибегнуть к насилию. Это уже не были те древние римлянки, которые гордились честью, добытой добродетелью, как их мужья – славой, завоеванной в боях. Лишь христианство знало тогда цену целомудрия.

    Вскоре после смерти Друзиллы он женился на Лоллии Павлине, своей третьей супруге. Первой его женой, как уже упоминалось, была Клавдия, дочь Силана, умершая до того, как он стал императором. Второй – Ливия Орестилла, которую он похитил у Гая Пизона в самый день их свадьбы. И он не постеснялся похвастаться этим насилием, объявив народу в изданном по его приказу указе, что женился, как Ромул и Август. Орестиллу он удержал лишь на несколько дней, после чего развелся с ней, а два месяца спустя сослал и ее, и Гая Пизона под предлогом (правдивым или ложным), что они возобновили связь. Не меньше безумия и безрассудства было в его поведении с Лоллией Павлиной. Она находилась в Македонии со своим мужем Меммием Регулом, управлявшим этой провинцией. Услышав, что бабка этой дамы была очень красива, Калигула немедленно вызвал ее и заставил Регула не только уступить ее ему, но и, как будто он был ее отцом, дать согласие на брак – подобно тому, как поступил Тиберий Нерон, когда Ливия вышла за Августа. Однако столь страстно добивавшаяся супруга не была любима дольше. Вскоре Калигула изгнал ее, запретив навсегда общаться с любым мужчиной.

    На следующий год он женился на Милонии Цезонии, которая не была ни красивой, ни молодой и уже имела троих детей от другого мужа, но владела искусством очаровывать дерзкими прелестями и утонченной развращенностью. И страсть Калигулы к ней оказалась столь же сильной, сколь и долгой: лишь она одна смогла удержать его непостоянное и безумное сердце. Это казалось настолько невероятным, что люди объясняли это лишь тем, что Цезония дала ему приворотное зелье, подействовавшее сильнее, чем она рассчитывала, и повредившее рассудок принцепса, так что ее считали виновной в его безумствах.

    Несомненно, в уме Калигулы был изъян: говорят, он и сам это чувствовал. Но чтобы найти причину, не нужно прибегать к необычным и исключительным обстоятельствам. С детства он страдал припадками эпилепсии; в самые яростные моменты его внезапно охватывала слабость, лишавшая возможности ходить или стоять. Его мучила бессонница – он спал не более трех часов, да и то тревожно, среди судорожных движений и пугающих сновидений, – и большую часть ночи он проводил, с нетерпением ожидая и молитвенно призывая возвращение света и дня, то лежа на ложе, то расхаживая по просторным портикам своего дворца. Все это – признаки и симптомы больного мозга, расстройство которого, впрочем, могло усугубиться преступной неосмотрительностью Цезонии.

    Он любил ее еще до брака, а в день ее родов объявил себя одновременно мужем матери и отцом ребенка. Это была девочка, которую он назвал Юлией Друзиллой. Он носил ее по храмам богинь, сажал на колени Минервы, поручая ей вскормить и воспитать ее. По словам Иосифа, он также возлагал ее на колени Юпитера, утверждая, что этот бог, как и он сам, был ее отцом, и предоставлял другим судить, от кого из двух она получила более благородное происхождение. Впрочем, это не означало, что он сомневался в своем отцовстве. Доказательством законности ребенка он считал ее свирепость, которая была так велика, что уже тогда она пыталась вонзить пальцы и ногти в лица и глаза детей, игравших с ней.

    Нарушив самые священные человеческие права, Калигуле оставалось лишь прямо оскорбить само божество, святотатственно присвоив поклонение и почести, подобающие только ему, – и он сделал это со всей яростью и неистовством, на которые был способен его характер. Он открыто заявил об этом по поводу спора, свидетелем которого стал между царями, приехавшими выразить ему почтение. Когда эти правители препирались о превосходстве, достоинстве и знатности своего рода, Калигула внезапно воскликнул, цитируя стих Гомера: «Один владыка, один царь» [7], – и чуть было не возложил тут же диадему, провозгласив себя царем Рима. Чтобы предотвратить этот удар, весьма чувствительный для римлян, чья древняя свобода сохранилась лишь в ненависти к имени царя, благоразумные люди внушили ему, что он и так выше всех царей, и он решил стать богом.

    Забыв, что в начале правления запретил воздвигать себе статуи, он пожелал иметь храмы, жрецов и жертвоприношения. Сначала он заимствовал имена всех божеств, признаваемых языческим суеверием, и весьма удачно подражал им своими преступлениями. В частности, его кровосмесительная связь с сестрами делала его весьма достойным именоваться новым Юпитером. Вместе с именами богов он присваивал их атрибуты и украшения. То он был Вакхом или Геркулесом, то Юноной, Дианой или Венерой. Порой он появлялся в женском наряде с тирсом и чашей, а иногда являл мужественный и мощный облик, облаченный в львиную шкуру и с палицей в руке. То он был безбородым, то украшался длинной золотой бородой. Сегодня он вооружался трезубцем, завтра – молнией. Как воинственная дева, в шлеме и с эгидой на груди, он изображал Минерву, а вскоре после, переодевшись в мягкие, дышащие volupté одежды, превращался в Венеру. И во всех этих перевоплощениях он принимал молитвы, дары и жертвы, подобающие тому божеству, чью роль исполнял.

    Дион рассказывает, что один галл, увидев, как Калигула, переодетый в Юпитера Капитолийского, восседает на высоком троне и принимает просителей, рассмеялся. Калигула подозвал его: «Как я тебе кажусь?» – спросил он. «Вы кажетесь мне чем-то весьма смешным», – ответил галл. Эти слова, за которые любой сколько-нибудь знатный римлянин поплатился бы головой, были оставлены без внимания и остались безнаказанными в устах галла, сапожника по профессии, которого Калигула не счел достойным своего гнева.

    Чтобы лучше изображать Юпитера, он использовал механизмы, с помощью которых отвечал на гром подобным же шумом и метал молнии. Если гремел гром, он швырял камень в небо и кричал Юпитеру: «Убей меня, или я убью тебя» [8]. Но для этого ему требовались моменты храбрости, ибо обычно при первом же раскате грома он бледнел, дрожал, закрывал голову, а если удар был сильным, прятался под кровать.

    Его осенила странная и причудливая идея: он захотел, чтобы у него были боги в качестве привратников. С этой целью он пристроил крыло своего дворца к форуму вплоть до храма Кастора и Поллукса, пробил его и превратил в свой вестибюль. Часто он становился между статуями двух обожествленных братьев и таким хитрым способом перехватывал поклонения, им предназначенные.

    Капитолий был главным предметом его честолюбия. Сначала он велел построить там комнату или часовню, чтобы жить вместе с Юпитером. Но вскоре его задело, что он занимает лишь второе место, и он захотел иметь храм исключительно для себя. Он построил его во дворце, а чтобы обзавестись достойной статуей, приказал перевезти в Рим статую Олимпийского Юпитера, намереваясь отрубить ей голову и заменить своей. Лишь в последний год своего правления и жизни он отдал этот приказ, о котором мы здесь упоминаем заранее. Суеверие народа, глубоко почитавшего эту статую – великолепное творение Фидия, было встревожено. Жрецы проявили хитрость. Распространили слух, что корабль, предназначенный для перевозки статуи, был поражен молнией; что она не позволила к себе прикоснуться и взрывами смеха прогнала рабочих, собиравшихся ее трогать; и что любая попытка сдвинуть ее грозила разрушением. Меммий Регул, наместник Македонии и Ахайи, доложил Калигуле об этих препятствиях, мешавших исполнению его воли. Но Калигула был непреклонен в своих решениях: он не знал, что такое прислушиваться к возражениям, и если бы смерть не избавила человечество от него, свобода, которую позволил себе Регул, вероятно, стоила бы ему жизни.

    Статуя Олимпийского Юпитера осталась на месте, но в остальном план Калигулы был полностью исполнен. В его храме стояла золотая статуя, изображавшая его в натуральную величину, которую каждый день одевали в одежду, подобную той, что носил он сам. Ему приносили в жертву отборных животных: павлинов, фазанов, цесарок и других редких и изысканных птиц. Он учредил коллегию жрецов, в которую включил свою жену Цезонию, дядю Клавдия и самых богатых людей Рима, заставив их купить эту честь за десять миллионов сестерциев [9] – огромную сумму, под которую не смог подписаться Клавдий, так что, не сумев заплатить, он увидел свое имущество конфискованным и выставленным на продажу. Сам Калигула возглавил коллегию своих жрецов, включив в нее и своего коня, который, по словам г-на де Тиллемона, был самым достойным ее членом.

    Его безумства по отношению к этому коню, которого он звал Инцитатом, известны всем. Он построил для него мраморную конюшню, ясли из слоновой кости, велел покрывать его пурпурными попонами и надевать жемчужное ожерелье. Накануне дня, когда Инцитат должен был бежать в цирке, чтобы ничто не нарушало его покой, солдаты, расставленные по округе, обеспечивали полную тишину. Но и это не все. Калигула подарил ему дом, слуг, мебель, кухню, чтобы приглашенные от его имени гости могли быть хорошо приняты. Сам он приглашал его к столу, подносил позолоченный ячмень и поил вином из золотой чаши, из которой пил первым. Он клялся жизнью и судьбой своего коня, и утверждают, что назначил бы его консулом, если бы не был остановлен смертью.

    Эти безумства явно выходят за пределы глупости, обычно сопутствующей пороку, и свидетельствуют о поврежденном рассудке. Неудивительно, что принцепс, деливший трапезу со своим конем, также называл себя мужем Луны, которую громко призывал, видя ее сияющей на небе. То же можно сказать о его тайных беседах со статуей Юпитера, на ухо которой он шептал, то дружелюбно и ласково, то гневно. Его слышали, как он грозил Юпитеру: «Я сошлю тебя на остров в Греции». Мы оставим на потом рассказ о гонениях, которым подверглись иудеи из-за нечестивых и святотатственных безумств Калигулы.

    В том году, с которого мы начали, Веспасиан, будущий император, был эдилом и в этом качестве отвечал за порядок в городе и чистоту улиц. Калигула, найдя грязь, приказал бросить ее на тогу Веспасиана. Это происшествие позже, когда тот стал императором, сочли предзнаменованием его будущего величия. Решили, что поступок Калигулы предсказал Веспасиану, что ему суждено вернуть городу его утраченный блеск, запятнанный беспорядками и грязью партий – замечательный пример нелепости произвольных толкований, подгоняемых под события задним числом.

    Калигула добился, чтобы народ избрал его консулом на следующий год вместе с Апронием.

    КАЛИГУЛА АВГУСТ ВО 2-й РАЗ – Л. АПРОНИЙ ЦЕЗИАН. 790 г. от основания Рима, 39 г. от Р. Х.

    Он занимал это консульство всего тридцать дней; и тем не менее, предоставил своему коллеге шестимесячное отправление должности. При вступлении в должность и при сложении ее он приносил, подобно другим, установленные в таких случаях клятвы, взойдя для этого на ораторскую трибуну, как это практиковалось во времена республиканского правления. Это все хорошее, что мы сможем сказать о нем в течение этого года. В остальном же мы находим лишь безумные прихоти или проявления кровавой жестокости, которые еще больше разжигались в нем жаждой добычи и нуждой, в которую его ввергла собственная расточительность.

    Он растратил, как я уже говорил, огромные сокровища, оставленные Тиберием после смерти; и этому не стоит удивляться, если к огромным расходам на игры и зрелища, о которых мы упоминали, добавить все безумства расстроенного ума, который, находясь в постоянном бреду, строил самые безумные планы и видел свою славу в их исполнении. Он говорил, что нужно либо быть умеренным в расходах, либо быть Цезарем; и, измеряя таким образом свое величие чудовищной экстравагантностью прихотей, которые он мог удовлетворить, все, что он придумывал самое странное и преувеличенное, приводило его в наибольший восторг: драгоценные благовония, расточаемые без всякой меры, жемчужины, растворенные в уксусе, чтобы затем быть проглоченными, столы, уставленные хлебами и мясом из золота, огромные суммы, разбрасываемые несколько дней подряд народу и оставляемые на разграбление. Он потратил на один обед десять миллионов сестерциев, что составляет миллион двести пятьдесят тысяч ливров нашей монеты. Он построил корабли из кедрового дерева, кормы которых были украшены драгоценными камнями, а паруса выкрашены в разные цвета, с банями, портиками, просторными столовыми и, что особенно удивительно, с виноградниками и фруктовыми деревьями. Эти корабли использовались для его прогулок вдоль берегов Кампании. В загородных домах, которые он построил в большом количестве для своего удовольствия, трудность только привлекала его; и сказать ему, что какое-то предприятие невозможно, значило внушить ему желание его осуществить. Он действительно выполнял удивительные работы: молы, возведенные в открытом море во время шторма, огромные скалы, срытые до основания, долины, поднятые до уровня гор, горные вершины, выровненные до плоскости – и все это с невероятной скоростью, потому что подрядчики рисковали жизнью, если опаздывали хотя бы на мгновение.

    Эта же страсть к необычному и чудесному внушила ему мысль прорыть Коринфский перешеек, построить город на вершине Альп, восстановить на Самосе дворец Поликрата и другие подобные проекты, которые были весьма эффектны, но мало полезны. Светоний упоминает только одно действительно полезное начинание этого принцепса – акведук, который остался незавершенным. Иосиф Флавий говорит о порте, который он хотел построить близ Регия для приема кораблей, доставлявших хлеб из Александрии. Это был выгодный и разумный замысел, но он так и не был осуществлен. Однако он украсил Рим, доставив из Египта с огромными затратами обелиск, который и сегодня можно видеть на площади Святого Петра. Обелиски у египтян были религиозными памятниками, посвященными солнцу; возможно, Калигула хотел использовать тот, о котором я говорю, для святотатственного культа, которого он требовал для себя. Папа Сикст V дал ему более священное назначение, посвятив его кресту, которым мы искуплены.

    Калигула, истощив казну своими безумными тратами, искал средства поправить свои финансы в грабежах и жестокости. Он практиковал всевозможные вымогательства и притеснения как в отношении общества, так и отдельных лиц. Он ввел чрезмерные и неслыханные налоги, которые взимались трибунами и центурионами преторианских когорт. Ни один человек не был от них избавлен; ни одна вещь не оставалась без обложения. Судебные процессы, заработки носильщиков, доходы проституток, даже браки облагались налогами.

    Совершенно необычной особенностью введения этих налогов было то, что он вводил их без предварительного объявления. Незнание закона неизбежно приводило к бесчисленным нарушениям, которые карались конфискацией или штрафами. Наконец, вынужденный криками толпы, Калигула приказал вывесить свое постановление, но в таком неудобном месте и таким мелким шрифтом, что никто не мог его прочесть.

    Подобная низкая уловка была достойна принцепса, который жульничал в азартных играх. Но что сказать и думать о доме терпимости, устроенном в его дворце для извлечения доходов от этого позорного промысла? Калигула превзошел все пороки: он любил деньги до безумия, доходя до того, что ходил босиком и катался по кучам золота и серебра, награбленного им.

    Безумие, непристойность и несправедливость поступков Калигулы не поддаются воображению. Все, что мы можем сделать, – это поверить в них на основании свидетельств серьезных историков, сохранивших память о них. Так, например, он очень часто использовал прием, который трудно ожидать от римского императора для добывания денег: он становился торговцем всевозможных вещей и продавал их по непомерным ценам. Покупали по принуждению и с неохотой; и часто знатные граждане, опасаясь, что их богатства разожгут жестокую алчность принцепса, намеренно разорялись в таких кабальных сделках, чтобы сохранить хотя бы часть своего состояния вместе с жизнью.

    Иногда на этих продажах разыгрывались сцены, которые можно было бы назвать комическими, если бы их последствия не были столь серьезными. Однажды, когда Калигула продавал гладиаторов, сам назначая цену, бывший претор по имени Апоний Сатурнин, присутствовавший на продаже, заснул так, что его голова периодически падала вперед. Калигула, заметив это, приказал аукционисту обратить внимание на этого сенатора, который частыми кивками якобы выражал желание повысить ставку. Эта шутка зашла далеко; и в итоге Апоний, проснувшись, с удивлением обнаружил, что ему присудили тринадцать гладиаторов за девять миллионов сестерциев [10], которые он был вынужден заплатить. Можно с достаточной долей вероятности предположить, что он был среди тех, о ком Светоний говорит, что они в отчаянии от подобных происшествий, полностью разорявших их, вскрывали себе вены.

    Во время пребывания Калигулы в Галлии по поводу событий, о которых будет сказано далее, случилось, что один галл, чтобы быть допущенным к ужину с императором, дал двести тысяч сестерциев чиновникам, отвечавшим за приглашения. Калигула узнал об этом и не был недоволен, что честь трапезы с ним оценили так высоко. На следующий день, на одной из своих продаж, где присутствовал тот же галл, он присудил ему безделушку за двести тысяч сестерциев, сказав: «Ты поужинаешь с императором, и по его личному приглашению».

    Придирки, которые Калигула устраивал всем подряд, чтобы вымогать деньги, бесчисленны. Он отменял привилегии, дарованные его предшественниками, чтобы заставить их выкупать заново. Он обвинял в предоставлении ложных деклараций о своих имуществах тех, кто разбогател со времени последней переписи, и заставлял их нести наказание за это мнимое преступление, которым была конфискация. Он присваивал завещания по малейшему поводу. Так, он добился от сената постановления, чтобы все, кто намеревался сделать какие-либо завещательные распоряжения в пользу Тиберия, были обязаны оставить те же суммы Калигуле. Этот указ содержал примечательную оговорку, которая доказывает, что даже такая жестокая тирания не уничтожила республиканскую конституцию государства. Поскольку закон Папия Поппея аннулировал все завещательные распоряжения в пользу тех, кто не имел ни жены, ни детей, а Калигула как раз подпадал под эту категорию, сенат предоставил принцепсу освобождение от закона [11].

    Калигула также присваивал наследства военных и аннулировал завещания всех бывших центурионов, которые со времени триумфа его отца Германика не назначили императора своим наследником, объявляя их недействительными по причине «неблагодарности». Он хотел, по сути, быть универсальным наследником всех граждан; и чтобы завладеть наследством, ему достаточно было, чтобы кто-то сказал, что умерший хотел оставить свое имущество Цезарю. Он заботился о том, чтобы породниться со всеми богатыми семьями посредством шутовских усыновлений; и, используя мнимые ласки, называл людей, чьи имущества хотел захватить, своими отцами и матерями или дедушками и бабушками, в зависимости от их возраста. Затем эти люди должны были включить его в свои завещания; а если они продолжали жить, он обвинял их в насмешке над собой, и были случаи, когда он отправлял им отравленные пирожные или варенье.

    Мы уже говорили при Тиберии о притеснениях, которым Корбулон подвергал тех, кто отвечал за содержание и ремонт дорог. Калигула возобновил эти расследования через того же Корбулона, который служил ему слишком усердно для спокойствия общества и для собственной чести. Владения живых и наследства умерших, которые имели какое-либо отношение к дорожным работам, облагались столь же несправедливыми, сколь и обременительными налогами. Корбулон получил от Калигулы в награду консульство. Но при Клавдии он с огорчением увидел, что все процессы, возбужденные по его инициативе, были прекращены, а несправедливо осужденные получили компенсацию.

    Видно, что большинство способов, которыми Калигула добывал деньги, вызывали споры и часто требовали судебных разбирательств. Он сам был единственным судьей в этих делах; и прежде чем начать слушание, он определял сумму, которую хотел получить от аудиенции, и не вставал, пока не добивался своего. Для этого ему не требовалось много времени; промедления ему не подходили; и однажды он вынес одним приговором сорок обвиняемых по различным преступлениям. После этого «подвига» он с гордостью отправился к Цезонии, похваляясь перед ней значительной суммой, которую «заработал», пока она отдыхала.

    Иногда он даже не утруждал себя видимостью формальностей. Однажды, играя в кости, он резко встал, поручив соседу играть за него; выйдя в переднюю, он приказал арестовать двух богатых римских всадников, случайно проходивших мимо, конфисковал их имущество и вернулся к игре, заявив, что никогда не имел более удачного броска.

    Этот эпизод рассказан Светонием. Дион приводит похожий случай, происшедший во время пребывания Калигулы в Галлии, и он еще более ужасен. Он играл, и когда у него закончились деньги, велел принести общественный реестр, содержащий имена всех жителей Галлии и оценку их имущества. Он приговорил к смерти множество самых богатых галлов, а затем сказал своим партнерам по игре: «Мне вас жаль. Вы долго бьетесь за горсть сестерциев, а я только что выиграл шестьсот миллионов в одно мгновение» [12].

    Обвинения в преступлениях против величества [оскорблении императорского достоинства] были самым удобным изобретением, чтобы отдавать на произвол императоров и жизни, и имущества самых знатных людей Рима. Калигула отменил эти гнусные преследования, когда считал необходимым завоевать любовь народа. Однако он восстановил их во время своего второго консульства, и с такой помпой, что навел ужас и смятение на весь город.

    В сенате он произнес хвалебную речь в честь Тиберия, хотя до этого всегда с удовольствием сам поносил его и слушал, как другие осыпали его бранью. Он заявил, что сенаторы виновны в том, что позволили себе такую вольность. «Что касается меня, императора, – сказал он, – мне это дозволено. Но для вас это преступление, нарушающее уважение, которое вы должны питать к памяти того, кто был вашим повелителем и государем». Он доказал им, что их вина усугубляется тем, что все они так или иначе участвовали в жестокостях, которые теперь ставят в упрек Тиберию: кто как обвинитель, кто как свидетель, кто как судья. Он указал им на непоследовательность их поведения: при жизни они восхваляли этого принцепса, а после смерти порицали. «Так же, – добавил он, – вы раздували и портили Сеяна своими лестными речами, а потом убили его. Я понимаю, что означает для меня эта ваша непоследовательность в суждениях, и вижу, что мне нечего ждать от вас хорошего».

    Затем он представил Тиберия, который обращался к нему и одобрял его речь следующими словами: «Ничто не сказано лучше, чем то, что ты сказал, Гай, ничто не вернее. Так что не люби никого из этих людей, никого не щади. Ибо все они ненавидят тебя, все желают твоей смерти и, если смогут, убьют тебя. Не думай делать им добро; а если они ропщут на тебя, не обращай внимания. Пусть твое удовольствие и забота о твоей безопасности будут твоей единственной целью и единственным мерилом справедливости, которое ты признаешь. Следуя этим принципам, ты не потерпишь никакого зла, будешь наслаждаться всеми возможными радостями, и, более того, они будут почитать и уважать тебя – добровольно или по принуждению. Если же ты изберешь противоположный путь, не извлечешь из него никакой реальной пользы, а получишь лишь пустую славу, за которой последуют козни, под которыми ты падешь и погибнешь жалкой смертью. Никто из этих людей не повинуется добровольно. Они льстят сильнейшему, пока боятся его; если же решат, что могут безнаказанно презирать его, не упустят случая отомстить».

    Видно, что Макиавелли не был первым автором этой отвратительной политики, которая ставит безопасность государя исключительно на угнетении народа и заменяет узы привязанности и долга террором и насилием, а следовательно – взаимной и непримиримой враждой.

    После того как Калигула изложил эти тиранические максимы, чтобы никто не подумал, что они сорвались у него в порыве мгновенного гнева, он приказал выгравировать свою речь на медной колонне, восстановил закон об оскорблении величества и затем резко покинул сенат и даже город, удалившись в предместье.

    Можно представить, в каком оцепенении остался сенат. Никто не осмелился открыть рот или произнести хоть слово. Сенаторы разошлись и разнесли по городу весть об этой ужасной речи, которая делала всех виновными – ведь не было гражданина, который не порицал бы Тиберия.

    На следующий день сенат собрался вновь и прибег к последнему средству слабых – попытался лестью смягчить свирепость бесчеловечного принцепса. Калигулу осыпали похвалами, которых он менее всего заслуживал и которые должен был бы воспринять как упреки, если бы не был ослеплен гордыней. Его превозносили как друга истины, исполненного кротости. Сенаторы признавали, что обязаны его милосердию за то, что остались в живых. Они постановили ежегодно приносить жертвы его великодушию в день, когда он произнес речь, напомнившую им об их долге. Золотая статуя, торжественные процессии, гимны в его честь – все было ему щедро поднесено. Наконец, ему был дарован малый триумф, словно он победил врагов республики.

    Но все эти унижения сената не принесли почти никакой пользы. Жестокость Калигулы, подогреваемая нуждой и жаждой денег, достигла крайних пределов. Он лично приговорил или добился осуждения сенатом к смерти множества знатных людей, чьи имена были публично выставлены по его приказу – словно он боялся, что деяния его тирании останутся недостаточно известными. Дион не стал утомлять читателя длинным перечнем этих кровавых расправ, и мы еще более сокращаем его рассказ. Однако нельзя не упомянуть Юния Приска, бывшего в то время претором, который после казни оказался небогат, что вызвало издевательские слова Калигулы: «Этот меня обманул; он не оплачивает свою смерть, он мог бы жить».

    Домиций Афер, знаменитый своим красноречием, тогда оказался в крайней опасности и спасся лишь благодаря остроумной выходке, искусно рассчитанной на обстоятельства. Мы видели при Тиберии, что он потакал злой воле Сеяна против дома Германика и обвинял Клавдию Пульхру, родственницу Агриппины. Это было одним из поводов для недовольства им со стороны Калигулы. Но главным его преступлением было то, что он считался первым оратором своего времени. Калигула же кичился своим красноречием, и не совсем без оснований: особенно когда ему приходилось выступать против кого-либо, мысли и выражения лились рекой; он дополнял их подходящими интонациями, жестами и движениями. Его характер склонялся к резкости, и, как естественное следствие, он презирал изысканные украшения речи и остроты, которые тогда входили в моду. Он называл стиль Сенеки (у которого было немало поклонников) «известью без цемента», то есть отрывистым, рубленым стилем, мелкие части которого не сливались в единое целое. Но слава Афера задевала его, и, чтобы погубить его, он воспользовался предлогом, которого меньше всего можно было ожидать.

    Афер попытался снискать его милость, воздвигнув ему статую с надписью, гласившей, что Калигула в двадцать семь лет уже дважды был консулом. Этот своенравный принцепс усмотрел в этой надписи упрек в свой адрес – мол, он слишком молод и нарушил древние законы, устанавливавшие возраст для консульства. На этом основании он привлек Афера к суду сената и произнес против него яростную обвинительную речь, которую тщательно подготовил. Обвиняемый был бы потерян, если бы попытался оправдываться и вступить в спор. Но он, напротив, сделал вид, что восхищен красноречием Калигулы. Как будто он был простым слушателем, а не обвиняемым, он разбирал речь с видом удовлетворения, выделяя все ее части и обороты самыми восторженными похвалами. Когда же ему велели защищаться, он пал ниц, заявив, что ему нечего возразить, что он признает себя виновным и что боится в Калигуле более оратора, чем принцепса. Тщеславие Калигулы было удовлетворено; он решил, что превзошел красноречием величайшего из ораторов. А поскольку он всегда переходил от одной крайности к другой без промежутка, Афер благодаря этой хитрости, а также поддержке вольноотпущенника Каллиста (которому он заранее постарался угодить), не только был оправдан, но награжден и немедленно возведен в консульское достоинство.

    Каллист, весьма уважаемый своим господином, некоторое время спустя осмелился пожаловаться ему, что он подверг Афера опасности. «Что ты говоришь? – ответил Калигула. – Неужели ты хотел, чтобы я пропустил такую прекрасную речь?»

    Чтобы дать Аферу консульство, он освободил место одной из своих обычных внезапных выходок. Консулы ему не угодили, потому что не объявили празднеств в день его рождения, полагая, что Калигула удовлетворится скачками в цирке и травлей зверей, устроенными преторами. Однако он не вспылил сразу, а дождался времени игр, ежегодно проводившихся в честь битвы при Акции. «Здесь-то я точно уличу консулов, – сказал он своим приближенным. – Ведь Август и Антоний – оба мои прадеды. Так что я вправе обижаться, независимо от того, объявят ли празднества в честь поражения Антония или не объявят их в честь победы Августа». Когда консулы, следуя обычаю, объявили игры, Калигула, вооружившись этим изящным рассуждением, лишил их должностей с позором и велел сломать их фасции. Один из них так оскорбился, что умер от огорчения. Так Домиций Афер стал консулом.

    Раз уж речь зашла о зависти Калигулы к славе, которую Афер снискал своим красноречием, добавлю, что одним из пороков этого принцепса была крайняя завистливость во всех областях и по отношению к любым людям. Хотя он и презирал Сенеку, как я уже говорил, однако, раздраженный успехом одной из его речей в сенате, едва не приказал его казнить – и отказался от этого намерения лишь потому, что его убедили: тот, кому он готовил смерть, вскоре умрет и без насилия, от истощения.

    Даже слава тех, кого смерть избавила от зависти, раздражала и тяготила его. Он подумывал изъять из всех библиотек сочинения Тита Ливия и Вергилия. Он нападал даже на Гомера и желал уничтожить его поэмы, спрашивая, почему он не может иметь той же свободы и тех же прав, что Платон, изгнавший этого поэта из своего государства.

    Он был не более благосклонен к юристам, чем к поэтам и ораторам, и не раз хвастался, что полностью упразднит юриспруденцию, которая процветала в Риме с большим блеском – замысел, достойный принцепса, который, ниспровергая все законы, должен был ненавидеть науку, призванную их толковать и внушать к ним любовь и уважение.

    Статуи знаменитых людей, сохраненные Августом и собранные этим мудрым принцепсом на Марсовом поле, тоже подверглись злобе Калигулы. Он велел их все повалить и запретил впредь воздвигать какие-либо без своего разрешения.

    Он лишил древние семьи их отличительных символов, служивших им как бы знаками благородства. Торкватам [13] он запретил носить ожерелья, Цинциннатам – завивать волосы в кудри, а Помпеям – носить прозвище Великий.

    Любой блеск, даже в одежде, раздражал его больные глаза и делал людей ненавистными ему. Он вызвал в Рим своего двоюродного брата Птолемея, сына Юбы, царя Мавритании, и Селены, дочери Антония и Клеопатры. Сначала он принял его очень хорошо. Но во время зрелища Птолемей, к несчастью, привлек к себе взоры пышностью пурпурного одеяния, и Калигула, уязвленный завистью, сначала сослал его, а затем велел убить.

    Наконец, его низкая зависть не различала сословий и обрушивалась даже на людей среднего или вовсе незнатного звания, если они обладали каким-либо телесным или имущественным преимуществом – словом, чем-либо, что делало их заметными. Некто Прокул, сын бывшего центуриона, был почти исполинского роста и при этом очень хорошо сложен. Калигула, увидев его на гладиаторских играх, внезапно приказал ему спуститься с трибун и сразиться на арене против двух гладиаторов, которых выставляли против него по очереди. Когда Прокул вышел победителем из обоих поединков, и убить его не удалось, Калигула велел заковать его в цепи, провезти по всему городу для всеобщего обозрения, а затем приказал зарезать.

    Храм Дианы Арицийской знаменит своеобразным обрядом, который там соблюдался. Жрец этого храма, носивший также титул царя, должен был быть беглым рабом, убившим своего предшественника. Этот мнимый царь проводил жизнь в непрерывном трепете, зная, что его место станет наградой для любого, кто его убьет, и легко догадаться, что каждое царствование обычно было весьма недолгим. Тот, кто занимал это жалкое царство во времена Гая, уже несколько лет наслаждаясь положением, показался принцу слишком счастливым, и тот подослал более сильного противника, чтобы убить его.

    Один гладиатор из числа тех, кто сражался на колеснице в сопровождении раба, служившего ему одновременно помощником и возничим, однажды во время представления даровал свободу тому, чьими услугами пользовался и кто отлично исполнил свой долг. В результате народ, привыкший безрассудно увлекаться всем, что связано с играми, захлопал в ладоши и аплодировал. Этого было достаточно, чтобы разжечь безумную ревность Гая. Он вскочил, стремительно спустился по ступеням и убежал, крича, что это недостойно – чтобы первый народ вселенной оказывал больше почестей гладиатору из-за пустяка, чем своему императору, который присутствовал здесь же.

    Если он завидовал самым ничтожным людям, то по тому же принципу он находил злобное удовольствие в том, чтобы попирать ногами все самое великое. Он позволял сенаторам, прошедшим высшие должности, исполнять при нем обязанности рабов [14]; заставлял их бежать в тогах рядом с его колесницей на протяжении нескольких миль; во время пиров они должны были стоять у его ложа, положив полотенце на руку. Мы уже видели, с каким унижением он сместил двух консулов без иной причины, кроме собственного каприза. Вместо того чтобы позволить знати целовать его в губы, как было принято, он часто протягивал им для поцелуя руку или даже ногу – иногда из детского тщеславия, чтобы показать драгоценности, которыми была усыпана его обувь.

    Надо признать в его оправдание, что низость сенаторов могла в немалой степени питать его высокомерие. Их лесть доходила до самой рабской унизительности, как можно было заметить в том, что я уже рассказал. В качестве примера можно привести поведение Луция Вителлия, самого отъявленного и решительного льстеца из всех существовавших.

    Этот человек, полный ума и достоинств, успешно управлявший Сирией и завершивший войну с парфянами договором, почетным для римлян, по возвращении в Рим вдруг осознал, что его слава ставит его под удар, что он слишком хорошо служил принцепсу, чтобы не внушать ему опасений, и что зависть и страх объединились против него в сердце Гая. Он решил купить свою безопасность ценой чести и спасти жизнь, сделав себя презренным. Поэтому, представ перед Гаем, он бросился к его ногам, унизился, заплакал и, зная о безумной идее принцепса считать себя богом, первым подал пример поклонения ему со всеми обрядами языческого культа. Этой нечестивой и жалкой лестью он умилостивил свирепого тирана, которого боялся, но покрыл себя вечным позором. Он стал другом Гая и сохранял эту позорную и опасную дружбу теми же средствами, которыми ее добился.

    Однажды Гай, чьим безумством было называть себя супругом Луны, спросил Вителлия: «Не видел ли ты нас вместе?» Вителлий опустил глаза и ответил: «Государь, вы, боги, видимы только богам. Взоры слабых смертных не могут вознестись до вас». Впоследствии мы увидим, как он продолжит при следующем правлении ремесло, так хорошо ему удававшееся, и своими низкопоклонными угодливостями не только перед Клавдием, но и перед Мессалиной, Агриппиной и гордыми вольноотпущенниками заслужит почести и власть, которых должен был бы стыдиться, если бы в нем оставалось хоть немного благородства и добродетели.

    Таким образом, можно было бы разделить вину за безумную гордыню Гая между ним самим и льстецами, если бы он не довел ее до чудовищной жестокости, заставлявшей его играть человеческими жизнями и находить удовольствие в страданиях ближних. Для него было забавным развлечением приказывать хлестать невинных бичами и мучить их всеми видами пыток. Так он поступил не только со своим любимым певцом Апеллом, в котором восхищался нежностью голоса даже в стонах от боли, но и с Секстом Папинием, сыном консуляра, своим квестором Беллением Бассом и другими сенаторами и всадниками, многим из которых затем приказал отрубить головы при свете факелов во время прогулки по своим садам.

    Часто, когда он возлежал за пиршественным столом, в то время как другие наслаждались музыкой, он развлекался, наблюдая за пытками обвиняемых или казнями узников, которым опытный солдат ловко отрубал головы. Однажды он пожелал увидеть, как живого сенатора разрывают на части. Для этого он подослал негодяев, которые набросились на назначенную жертву при входе в сенат, назвали его врагом народа, закололи кинжалами, а затем отдали другим, чтобы те растерзали его на куски. И Гай не успокоился, пока не увидел внутренности несчастного, разбросанные по улицам и собранные в кучу у него на глазах.

    Один только рассказ об этих зверствах вызывает ужас, и я избавлю читателя от других подобных фактов, которые можно найти у Светония и Сенеки. Однако я не могу не упомянуть некоторые слова Гая, которые, не представляя кровавых зрелищ, не менее ярко раскрывают жестокость его характера. Каждые десять дней он составлял список узников, приговоренных к смерти, и называл это «приведением счетов в порядок». Он требовал, чтобы казнимых пронзали мечами, и, если можно так выразиться, «нашпиговывали» множеством мелких ударов, приговаривая: «Бей так, чтобы он чувствовал, как умирает».

    Когда один бывший претор отправился с разрешения императора на остров Антикира принимать чемерицу и несколько раз просил продлить отпуск, Гай приказал его убить, заявив, что кровопускание необходимо человеку, которому долгий прием чемерицы не помог. Нередко, умертвив детей, он тут же посылал зарезать их отцов, говоря, что избавляет их от горького траура, который сделает их жизнь невыносимой.

    Однажды во время большого пиршества, на котором присутствовали оба консула, он вдруг расхохотался. Консулы почтительно спросили, что вызвало этот внезапный приступ веселья. «Я подумал, – ответил он, – что одним движением могу приказать перерезать вас обоих». Его обычной лаской для любимых женщин было говорить им, гладя по голове: «Эта прекрасная головка слетит с плеч, как только я пожелаю». А удивляясь собственной страсти и постоянству в любви к Цезонии, он часто говорил, что подвергнет ее пыткам, чтобы узнать, в чем секрет ее привлекательности.

    Не довольствуясь уничтожением множества людей поодиночке, он выражал желание, чтобы случилось какое-нибудь масштабное бедствие, уносящее тысячи жизней разом. Он отмечал, что правление Августа ознаменовалось поражением Вара, а Тиберия – обрушением амфитеатра в Фиденах, и жаловался, что его собственное правление не запомнилось подобной катастрофой. Ему не стоило бояться, что ужас, внушаемый им, позволит когда-либо забыть такого чудовища, как он.

    Он сам имитировал крупные бедствия, которых не хватало его эпохе. Так, он устроил голод, намеренно закрыв государственные зернохранилища. Обидевшись на толпу за то, что на цирковых играх она поддерживала противную ему «зеленую» партию [15], а также за то, что в возгласах называла его «молодым Августом» (что он воспринял как упрек в юношеской незрелости), он приказал сопровождавшим его солдатам перебить множество зрителей. Именно тогда он произнес самые безумные слова, когда-либо слетевшие с человеческих уст: «О, если бы у римского народа была одна голова, чтобы отрубить ее одним ударом!»

    Невозможно добавить что-либо к представлению о Кае, которое складывается из таких черт. Даже последующие факты, ужасные сами по себе, не смогут сделать этот портрет еще мрачнее.

    Сенека рассказывает, что когда сын знатного римского всадника по имени Пастор был брошен в тюрьму без иной вины, кроме изысканной опрятности и элегантности в одежде, которые раздражали Гая, отец пришел просить за сына. Это лишь ускорило казнь: Гай в ответ лишь приказал вести узника на смерть. Но этого ему было мало: он с бесчеловечным удовольствием заставил несчастного отца подавить свою скорбь и пригласил его в тот же день на ужин. Во время пира он провоцировал его тостами, венками и благовониями, приказав наблюдать за его выражением лица и докладывать об этом. Пастор проявил твердость в этом горестном испытании, сохраняя на лице и в манерах видимость веселья – у него оставался еще один сын, и он боялся тиранской жестокости.

    Для Гая было обычным делом вызывать отцов, чтобы они присутствовали при казни своих сыновей. Один из этих несчастных, пытаясь уклониться под предлогом болезни, получил от императора-изверга носилки.

    При таком жестоком правителе изгнание было милостью, но и ею он не позволял пользоваться сполна. Он считал, что изгнанники слишком счастливы, живя на свободе и в достатке, а преступники, по его мнению, не заслуживали такой участи. К этой мысли добавилось подлое подозрение, навеянное ответом одного человека, некогда сосланного Тиберием. Когда Гай, вернувший его из изгнания, спросил, чем он занимался там, тот ответил: «Государь, я непрестанно молился богам о том, что теперь свершилось: о смерти Тиберия и твоем воцарении». Эти слова заставили Гая (и не без оснований) заподозрить, что все его изгнанники думают так же о нем, и он разослал приказ перебить их всех – или по крайней мере наиболее ненавистных и опасных.

    Среди множества казней, о которых я упомянул в общих чертах, несомненно, были такие, чьи обстоятельства, с точки зрения жертв, заслуживают памяти и места в истории. Однако небрежность и недостаток вкуса у сохранившихся писателей лишают нас множества любопытных и поучительных подробностей.

    Я заимствую у Сенеки рассказ о редком примере стойкости, проявленном знатным мужем по имени Кан Юний, казненным по приказу Гая. Этот человек, изучавший философию (а именно моральную, единственную, ценимую римлянами), после долгого спора с Гаем императором спокойно удалился. Но Гай, которого Сенека сравнивает с Фаларидом [16], крикнул ему вслед:

    – Не обольщайся – я приказал казнить тебя!

    – Благодарю тебя, милосердный принцепс, – невозмутимо ответил Кан.

    Согласно сенатскому указу, о котором я упоминал при описании правления Тиберия, между вынесением приговора и исполнением должно было пройти десять дней. Все это время Кан не проявлял ни страха, ни волнения, хотя прекрасно знал, что угрозы Гая в таких случаях неотвратимы. Когда центурион пришел за ним, чтобы вести на казнь, он застал его играющим в шашки с другом. Здесь Кан, пожалуй, перешел грань между мужеством и позерством:

    – Сосчитай-ка мои шашки и противника, – сказал он, – чтобы он потом не приписал себе ложной победы.

    Затем, обращаясь к центуриону, добавил:

    – Будь свидетелем: я выигрываю у него на одну шашку.

    Разве могла такая мелочь всерьез занимать его в тот момент? Гораздо достойнее великой души были его слова друзьям. Видя их слезы и скорбь, он мягко упрекнул их:

    – К чему эти рыдания? Вы всегда хотели знать, бессмертна ли душа – сейчас я это выясню.

    Философ, у которого он учился, сопровождал его к месту казни. Кан сказал ему:

    – Я сосредоточен на одном: хочу уловить момент, когда душа покинет тело.

    Он завещал друзьям, что если узнает что-либо о посмертной участи душ, то вернется и поведает им.

    Без сомнения, такая твердость героична. Но на чем она основывалась у человека, сомневавшегося в бессмертии души? Мне остается вновь заметить, что только христианство дает подлинные основания для стойкости перед лицом любых испытаний, особенно в последние мгновения жизни.

    Не все описанные события относятся ко второму консульству Гая. Многие не имеют точной датировки. Метод Светония и Плутарха, которые, не слишком следуя хронологии, группируют схожие факты для цельности образа, имеет свои преимущества. Теперь я возвращаюсь к последовательному повествованию, начав с моста, который Гай приказал построить между Байями [17] и Путеолами.

    Он задумал этот проект либо из чистой прихоти и безумной любви к необыкновенным предприятиям; либо чтобы подражать Ксерксу и превзойти его, построившему мост через пролив, который мы ныне называем Дарданеллами; либо, наконец, чтобы таким грандиозным и трудным сооружением внушить германцам и жителям Британии, против которых он тогда замышлял те нелепые походы, о которых мы вскоре будем говорить, устрашающее представление о своем могуществе. Светоний, ссылаясь на своего деда, который передавал ему слова придворных Гая, приводит еще более странный мотив. Он говорит, что когда Тиберий размышлял о назначении преемника и колебался между двумя своими внуками, склоняясь, однако, по расположению к тому, кто был таковым по рождению, астролог Тразилл уверял его, что Гай не станет императором скорее, чем проедет верхом через Байский залив. Итак, согласно этому рассказу, Гай предпринял постройку моста, дабы проверить предсказание астролога, – моста, который действительно был бы чудесным сооружением, если бы имел полезное назначение.

    Расстояние от Бай до Путеол составляет около пяти четвертей лье [прим.: около 5,5 км]. На этом протяжении от одного берега до другого на якорях была установлена двойная линия грузовых судов, собранных со всех портов Италии или даже построенных заново, поскольку их не хватало. На этом длинном ряду кораблей была возведена насыпь из земли и камня по образцу Аппиевой дороги, с парапетами по обеим сторонам и постоялыми дворами через определенные промежутки, куда даже провели пресную воду, бившую ключом из фонтанов.

    Когда все было готово, Гай, облачившись в панцирь Александра, который он похитил из гробницы этого завоевателя, и накинув поверх военный плащ из шелка, расшитый золотом и сверкающий множеством драгоценных камней, с мечом у бедра, щитом на руке и гражданским венком на голове, сначала принес жертвы Нептуну, нескольким другим божествам и особенно Зависти, чье зловредное влияние он опасался из-за грандиозности подвига, которым собирался прославиться. Затем он въехал на мост верхом и, сопровождаемый многочисленными отрядами пехоты и конницы, вооруженными, как для битвы, помчался во весь опор до Путеол в позе сражающегося. Там он провел ночь, чтобы отдохнуть от великих трудов, а на следующий день, в одежде триумфатора, взошел на колесницу, запряженную конями, знаменитыми множеством побед на цирковых состязаниях. Так он пересек мост обратно, велев нести перед собой мнимые трофеи, в сопровождении Дария, сына Артабана, царя парфян, отданного им в заложники римлянам. За колесницей на повозках следовал весь его двор, разодетый в пышные одежды, пешие солдаты – словом, вся пышность триумфа. Посреди моста был воздвигнут помост, на который триумфатор взошел, чтобы обратиться с речью к войскам после столь славного подвига. Он начал с того, что осыпал себя похвалами, как совершившего самое славное деяние из всех когда-либо бывших. Затем восхвалил своих солдат, чью доблесть не остановили ни труды, ни опасности и которые пересекли море пешком. Столь великий поход заслуживал наград, и он роздал им деньги.

    Празднество завершилось всеобщим пиром. Гай на мосту, офицеры и солдаты в лодках уселись за столы и предавались вину и яствам до конца дня и всю ночь, которая была светла, как самый ясный день. Ибо не только мост, но и все побережье, образующее в этом месте полукруг, было так ярко освещено, что отсутствие солнца осталось незамеченным – Гай, возгордившись, превратил ночь в день, подобно тому как сделал морской пролив проезжей дорогой для пешеходов.

    В конце пира Гай, разгоряченный избытком вина, устроил себе достойное развлечение, сбросив нескольких придворных с моста в море и потопив множество лодок, наполненных солдатами и простым народом, которые он атаковал судами с таранами. Некоторые утонули; другие, цеплявшиеся за корабли, были сброшены в море баграми и веслами; большинство, однако, спаслись, поскольку море было совершенно спокойно, что дало Гаю повод возгордиться еще больше, будто Нептун, устрашившись его, не посмел нарушить его удовольствий.

    Безумные траты Гая на этот мост окончательно истощили его казну, и его единственным средством, как мы уже говорили, стали жестокость и грабеж. Но поскольку Рим и Италия, давно уже разоренные, не могли удовлетворить его алчность, он решил отправиться грабить Галлию под предлогом войны с германцами. Замысел вести войну был, как легко догадаться, единственным, который он выказывал, и с этого я начинаю.

    Примечания:

    [1] Это первый факт, сообщаемый Дионом в правление Гая, и кажется естественным предположить, что именно с этого новый принцепс начал. По этой причине я предпочел Диона Светонию, который относит аннулирование завещания Тиберия лишь ко времени после прибытия Гая в Рим.

    [2] Двести восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч ливров. Если следовать Светонию, к этой сумме следует добавить еще пятьдесят миллионов.

    [3] СВЕТОНИЙ, «Калигула», 17.

    [4] Десять тысяч ливров.

    [5] Стоит отметить, что у римлян обычай провозглашать тост заключался в том, чтобы выпить первым, а затем передать кубок тому, кого приветствовали.

    [6] Сто двадцать пять тысяч ливров = 204 580 франков по расчету г-на Летронна.

    [7] ГОМЕР, «Илиада», II, 204.

    [8] H μ» ἀνάειρ, ἢ ἐγὼ σέ.

    (ГОМЕР, «Илиада», XXIII, 724.)

    Смысл гомеровского отрывка: «Унеси меня, или я тебя унесу». Это Аякс, борясь с Улиссом, бросает ему такой вызов. Калигула также считал себя борцом, состязающимся с Юпитером. Поскольку это было бы не совсем понятно по-французски, я заменил эту идею близкой по смыслу.

    [9] Один миллион двести пятьдесят тысяч ливров = 2 045 800 франков по расчету г-на Летронна.

    [10] Один миллион сто двадцать пять тысяч ливров = 1 841 220 франков по расчету г-на Летронна.

    [11] Следовательно, упомянутое событие должно было произойти до брака Гая с Цезонией, в промежутке между одним из предыдущих.

    [12] Семьдесят пять миллионов ливров = 122 748 000 франков по расчету г-на Летронна.

    [13] См. в «Римской истории», кн. VIII, §1, происхождение прозвища Торкват, которое носили Манлии. Прозвище Цинциннат было свойственно Квинкциям и стало особенно знаменитым благодаря тому прославленному диктатору, которого призвали от плуга. Cincinnus означает «локон волос». Видимо, первый из Квинкциев, получивший прозвище Цинциннат, имел от природы вьющиеся в локоны волос. Имя и особенность сохранялись в этом роду вплоть до времен Калигулы.

    [14] Римские императоры всегда обслуживались своими рабами, а не знатью империи, как это принято у наших королей.

    [15] Участники гонок в цирке делились на партии, различавшиеся по цветам. Их было четыре: красные, белые, зеленые и голубые.

    [16] Дион говорит Баулы – загородная вилла на небольшом расстоянии от Бай, на том же побережье.

  

  
    § II. Смехотворная экспедиция Гая против Германии и Британии

    Война требует подготовки. Гай [1] не сделал ничего для той, что задумал. Отправившись в предместье Рима для прогулки или, по словам Светония [2], посетив источник Клитумна [3] в Умбрии, он внезапно двинулся в Галлию в сопровождении танцовщиков, гладиаторов, женщин и скаковых лошадей, но не отдав никаких распоряжений ни о сборе войск, ни о заготовке провианта или военного снаряжения. В Италии и провинциях началась невероятная суматоха: легионы вызывались в спешке, наборы проводились с крайней жестокостью, повозки мобилизовались для перевозки всевозможных припасов.

    И чтобы с самого начала не обошлось без безумств, Гай то двигался так быстро, что преторианцы [4], дабы поспеть за ним, вынуждены были снимать знамёна с древков и, вопреки обычаю, грузить их на вьючных животных; то, напротив, шёл с такой медлительностью и изнеженностью, что его несли в носилках на плечах восьми рабов, а жителям окрестных городов приказывали подметать дороги и поливать их водой, дабы унять пыль.

    Известно, что Август разместил на Рейне восемь легионов. Едва Гай принял над ними командование, как проявил чрезмерную суровость, продиктованную лишь капризом или корыстью. Он позорно отстранил легатов [5] за то, что те опоздали с приведением своих отрядов. Он уволил старых центурионов, чтобы не выплачивать им положенные по окончании службы вознаграждения, а ветеранам сократил награду до шести тысяч сестерциев.

    Читатель не ждёт от Гая великих подвигов, но вряд ли он ожидает чего-то столь жалкого, как то, что я сейчас расскажу. Германцы и не помышляли о войне, да и Гай не желал настоящего сражения. Он разыграл комедию: приказал переправить через Рейн нескольких германцев из своей охраны, спрятать их в лесу, а затем поднять шум, будто враг близко. Тут же он помчался туда со свитой и преторианской кавалерией, «захватил» тех, кого сам же приказал спрятать, и, возгордившись «победой», водрузил на месте трофеи. Возвращался он при факелах, браня малодушие тех, кто не последовал за ним. Спутники его «триумфа» получили венки нового образца – с изображениями солнца, луны и звёзд.

    Вскоре он повторил этот фарс. Велел вывести юных заложников из школы, где их обучали грамоте, и дал им фору. Затем, получив известие об их «побеге», он вскочил из-за стола, бросился в погоню, легко нагнал их и привёл назад в цепях. Возобновив прерванную трапезу, он утешал и ободрял участников этих «тяжких походов» словами, которые Вергилий вложил в уста Энея [6]: «Держитесь мужественно и храните себя для лучших времён». В довершение он отправил в Рим грозные послания, обвиняя сенат и народ в том, что они предаются пирам и зрелищам, пока император сражается с врагами и подвергается смертельным опасностям.

    Эти бахвальства были достойны труса, каковым и был Гай, ибо никто не боялся призрака опасности так, как он. Однажды за Рейном, проезжая в колеснице через узкий проход, где войска вынуждены были идти скученно, кто-то заметил, что при внезапном появлении врага возникнет страшный беспорядок. Гай в ужасе вскочил на коня, помчался к мостам и, найдя их загромождёнными обозами и слугами, велел передавать себя над головами толпы. Лишь на безопасном берегу он успокоился.

    В другой раз (то ли ещё у Рейна, то ли уже в Риме), когда разнёсся слух, что германцы вооружаются для вторжения, Гай видел спасение лишь в бегстве. Он готовился снарядить флот и отплыть на Восток, утешаясь мыслью, что заморские провинции останутся его, даже если германцы, подобно кимврам, перейдут Альпы или, как сенонские галлы, возьмут Рим. Такова была «доблесть» Гая – таковы его «подвиги» против германцев.

    На следующий год он обратил взор на Британию, откуда к нему явился царевич Админий, изгнанный своим отцом Кинобелином, царём бриттов. Гай объявил это завоеванием и написал в Рим хвастливое послание, будто весь остров покорился ему. Гонец получил приказ въехать в колеснице на форум и вручить письмо консулам только в полном собрании сената в храме Марса, где, по уставу Августа, решались военные дела.

    Затем он решил завершить «успешно начатое». Собрав войско в двести (а по некоторым данным – двести пятьдесят) тысяч человек, он вывел его к океану, построил на берегу, взошёл на трирему, отплыл немного в море и вернулся. Затем прозвучал сигнал к битве, затрубили трубы – и всё завершилось приказом воинам собрать ракушки, устилавшие берег. Гай назвал их «дарами океана», достойными Капитолия и императорского дворца. В память о «победе» он велел возвести маячную башню, а солдатам роздал по сотне денариев [7]. По нынешним меркам – щедрость, но римские воины, привыкшие к императорской щедрости, сочли это жалким. Светоний высмеивает слова Гая при роспуске войска: «Ступайте, друзья, веселитесь – теперь вы богаты!» [5]

    Он провозгласил себя императором семь раз в ходе своих двух походов, и для завершения своей военной славы ему не хватало только триумфа. Готовясь отправиться в Рим, чтобы отпраздновать его, он задумал столь же безумный, сколь и варварский план – полностью истребить легионы Германии, которые двадцать пять лет назад восстали при известии о смерти Августа и осаждали Германика, его отца, и его самого, тогда еще ребенка. С огромным трудом его удалось отговорить от этого ужасного решения; однако он упорствовал в желании подвергнуть их децимации. Для этого он собрал их без оружия и окружил кавалерией. Но солдаты догадались о его замысле и начали тайно расходиться в разные стороны, чтобы забрать оружие и приготовиться к обороне. Гай испугался, покинул собрание, поспешно бежал и вернулся в Рим, чтобы излить свою ярость и жестокость на сенат, который не мог ему противостоять. Но прежде чем последовать за ним туда, следует упомянуть то, что Дион сообщает о притеснениях и жестокостях, которыми Гай, пребывая в Галлии, наводил ужас на подданных империи и граждан, в то время как иностранцы и враги презирали его.

    Галлы были богаты, и Гай прибыл с твердым намерением их ограбить. Народы и частные лица облагались налогами под благовидным названием «добровольных пожертвований». Он приговаривал к смерти по малейшему поводу всех, на кого доносили, а их имущество, конфисковав, продавал лично, как уже делал в Риме, взвинчивая цены до невероятных размеров.

    Заговор, который возник в то же время, то есть в промежутке между его двумя походами – на Рейн и к Океану, – дал ему повод пролить самую знатную кровь Рима и обогатиться новой добычей. У нас мало сведений об этом заговоре; но хотя Дион, кажется, считал его вымышленным, некоторые слова Светония и Тацита указывают на то, что он был реальным, а его вождями были Лентул Гетулик, десять лет командовавший легионами Верхней Германии, и Марк Лепид, связанный, как мы уже говорили, с Каем участием в самых отвратительных оргиях, но не менее того стремившийся к императорской власти.

    С достаточной долей вероятности можно предположить, что Лепид был сыном Юлии, внучки Августа, и, следовательно, двоюродным братом Гая. Он получил от этого принца множество милостей, которые могли придать ему смелости. Гай разрешил ему добиваться должностей на пять лет раньше установленного законом возраста и даже дал надежду объявить его своим преемником. Но Лепид, несомненно, мало полагался на обещания принца, крайне капризного и способного в мгновение ока перейти от одной крайности к другой. Что касается Гетулика, то мы не можем предположить иного мотива его участия в заговоре, кроме страха стать жертвой подозрений и страхов Гая, после того как он едва избежал подобной участи при Тиберии. Как бы то ни было, заговор был раскрыт, и его организаторы поплатились жизнью. Гай отправил в Рим и приказал поместить в храме Марса Мстителя три кинжала с надписью, гласившей, что они предназначались для его убийства.

    К этим событиям можно отнести казни и массовые убийства, в которых, по словам Диона, этот принц значительно сократил численность своих войск. Гетулик был очень любим солдатами, которых он держал в чрезмерной снисходительности, полагая, что его безопасность зависит лишь от их привязанности. Можно предположить, что многие офицеры и солдаты вступили в заговор своего любимого командира и разделили его участь.

    Сестры Гая, Агриппина и Юлия, также были заподозрены в осведомленности о заговоре, и это весьма вероятно, по крайней мере в отношении Агриппины, чья связь с Лепидом, согласно Тациту [6], была основана на честолюбии. Достоверно то, что Гай счел их виновными и поступил с ними соответственно. Он написал против них в сенат в самых оскорбительных выражениях, разгласил все их бесчинства, сослал на остров Понцию и даже угрожал смертью, заявив, что в его власти не только острова, но и мечи. Особенно разгневанный на Агриппину, он приказал ей нести на руках от Галлии до Рима урну с прахом Лепида. Он отменил все почести, возданные его сестрам, и запретил когда-либо оказывать какие-либо почести своим родственникам.

    Многие знатные лица были обвинены и осуждены в Риме за соучастие в интригах либо с принцессами, либо с главарями заговора. Преторов и эдилов заставляли отказываться от должностей, чтобы затем возбудить против них дела. Среди тех, кто был замешан в этом деле, Дион называет только Софония Тигеллина, тогда сосланного за прелюбодеяние с Агриппиной, а впоследствии префекта претория при Нероне.

    Имущество Агриппины и Юлии было конфисковано, и Гай приказал перевезти в Галлию их мебель, драгоценности, рабов и все, что им принадлежало, чтобы извлечь прибыль от публичной распродажи, которой он лично руководил.

    Полученная прибыль стала для него приманкой, побудившей его выставить на продажу и то, что мы назвали бы в наше время коронными драгоценностями. Он приказал доставить их в Галлию с такой поспешностью, что для перевозки использовались даже общественные повозки и лошади мельников, из-за чего в Риме не хватало хлеба, а многие тяжущиеся проигрывали дела, не имея возможности явиться в суд в назначенный день. На этой распродаже он не гнушался никаким обманом, никакими низкими уловками мелкого торговца, лишь бы взвинтить цены. Он обвинял в скупости тех, кто боялся переплатить, делал вид, что расстается с драгоценностями неохотно, приписывал каждой вещи известность прежних владельцев. «Это принадлежало моему отцу, – говорил он, – это унаследовано от деда, этот сосуд – египетский, он принадлежал Антонию и является памятником победы Августа». Благодаря этим недостойным маневрам, подкрепленным страхом перед верховной властью, он вытянул из галлов огромные суммы.

    Но он не стал от этого богаче. Он расточал с безумной щедростью то, что накопил тираническими методами. Содержание его армии требовало огромных расходов, ничто не могло остановить его обычных расточительств, и он устроил в Лионе игры, которые обошлись в колоссальную сумму.

    Именно на этих играх он учредил знаменитое состязание в греческом и латинском красноречии с крайне суровыми правилами. Побежденные должны были оплачивать награды победителям и сочинять в их честь стихи или речи. Те, чьи произведения совершенно не понравились, обязаны были стирать свои записи губкой или языком, если не предпочитали быть высеченными розгами или брошенными в Рону.

    Мнимые подвиги Гая против германцев, раскрытый заговор – все это были события, к которым сенат не мог не проявить живейшего интереса. Был составлен самый лестный декрет, который, среди прочих почестей, предоставлял Каю малый триумф. Для вручения этого декрета была назначена делегация из сенаторов, выбранных по жребию, как обычно, с тем лишь исключением, что в нее сочли нужным включить по имени и особо Клавдия, дядю принца.

    Никогда еще делегация не была принята хуже. Причудливость Гая делала его невыносимым, и никто не знал, как ему угодить. Если оказываемые почести не соответствовали его представлению о собственном достоинстве, он чувствовал себя униженным. Если же их возносили на высшую степень, он снова обижался, как на проявление превосходства сената над ним. Ему не нравилось, что сенат считал себя вправе украшать и возвеличивать своего императора. Это, по его мнению, умаляло его власть, а не увеличивало почести. В данном случае его особенно задело, что к нему прислали дядю, словно он был ребенком, нуждающимся в опекуне. Поэтому он развернул часть делегатов назад, еще до того как они ступили на землю Галлии, назвав их шпионами. Те, кому разрешили дойти до него, подверглись лишь оскорблениям и унижениям. Он убил бы Клавдия, если бы не питал к этому глупому дяде полнейшего презрения; некоторые даже утверждали, что он приказал бросить его в реку полностью одетым.

    Вероятно, в приступе гнева, охватившего его тогда, он под страхом смерти запретил сенаторам что-либо обсуждать или постановлять относительно полагающихся ему почестей [7]. По-видимому, истинной причиной его недовольства было то, что они предоставили ему лишь малый триумф, тогда как даже большой казался ему недостаточным.

    Тем не менее год прошел, и Гай совершил в Лионе церемонию вступления в свое третье консульство, в котором у него не было коллеги, потому что назначенный им консул умер в последние дни декабря, и он не успел вовремя узнать об этом, чтобы выбрать преемника.

    ГАЙ АВГУСТ, В 3-Й РАЗ. ГОД ОТ ОСНОВАНИЯ РИМА 791. ОТ Р. Х. 40.

    Ужас был настолько силен и всеобщ среди всех знатных людей Рима, что не нашлось никого, кто осмелился бы созвать сенат в первый день января. Поскольку единственный консул Гай [Калигула] отсутствовал, обязанности консульства должны были исполнять преторы. Народные трибуны по своему званию имели право созывать сенат. Но ни преторы, ни трибуны не желали казаться заместителями императора, и сенаторы, без всякого официального приглашения, сначала отправились на Капитолий, где после обычных жертвоприношений поклонились трону Гая, находившемуся в храме, и принесли ему новогодние дары, словно принцепс присутствовал лично.

    Обычай новогодних подарков был введен Августом в духе доброжелательности и простоты; Тиберий пренебрегал им из высокомерия; Гай восстановил его из корысти. Он требовал значительных подношений, особенно после того, как объявил себя отцом ребенка, рожденного Цезонией. Тогда он откровенно заявил о своей бедности: жаловался, что вынужден нести бремя не только императора, но и главы семьи, и под этим предлогом взвинчивал поборы, налоги и новогодние дары до невероятных сумм.

    После церемонии на Капитолии сенаторы переместились в обычное место своих заседаний и провели весь день в восхвалениях, полных низкопоклонства перед Гаем.

    Третьего января полагалось приносить обеты за благополучие императора. Это был долг, от которого нельзя было уклониться. Поэтому все преторы собрались, чтобы совместно издать эдикт о созыве сената. Сенат собрался и возобновил обеты в обычной форме. Но никаких указов или обсуждений по другим вопросам не последовало, и всё оставалось в подвешенном состоянии, пока не стало известно, что двенадцатого числа Гай отрекся [от консульства]. Тогда назначенные ему преемники консулы вступили в должность, и дела пришли в порядок.

    Впрочем, сенатские постановления в то время касались лишь пустяков, да и те диктовались Гаем, который изъявлял свою волю в письмах к консулам. Из того, что Дион сообщает об этих указах, я не нахожу ничего более примечательного, кроме почестей, возданных памяти Тиберия: было решено, что день его рождения будет праздноваться так же, как день рождения Августа. Гай прекрасно знал, что не мог более жестоко оскорбить сенат, чем заставив его прославлять имя принцепса, которого у них было столько причин ненавидеть.

    В этом году Гай предпринял поход против Британии, как я уже рассказал ранее. Он тогда считал, что достиг вершины славы, и был поглощен лишь приготовлениями к триумфу. Он написал своим управляющим, чтобы они подготовили ему самый пышный триумф из всех, какие когда-либо видели, но при этом не тратили слишком много из его собственных средств – что должно было быть легко, поскольку они имели право на имущество всех людей. Сам он занялся сбором пленных, которые должны были украсить его шествие. В его распоряжении были лишь несколько перебежчиков и горстка пленников, присланных, по-видимому, Гальбой, который, сменив Гетулика, успешно отразил набеги германцев на земли по эту сторону Рейна. Чтобы увеличить число пленных, Гай добавил к ним галлов, выбирая самых красивых и высоких мужчин, не щадя даже знатных, и заставил их перекрасить волосы в светлый цвет, отрастить их, выучить несколько слов на германском языке и принять варварские имена, чтобы они могли сойти за германцев. Он также приказал перевезти в Рим по суше (по крайней мере, большую часть пути) триремы, на которых он выходил в Океан, и не забыл раковины, собранные на берегу.

    Этот триумф, о котором Гай мечтал с таким самодовольством, не был дарован ему сенатом, который остерегался нарушить последние полученные приказы. Но Гай вовсе не намеревался подчиняться столь буквально в этом вопросе. Всегда противореча сам себе, он сначала запретил сенату присваивать ему какие-либо почести, а затем стал жаловаться на несправедливость этого собрания, лишившего его триумфа, столь законно им заслуженного, и отправился в Рим, полный угроз и жажды мести.

    Как только стало известно о его возвращении, встревоженный сенат попытался предотвратить бурю, отправив к нему делегатов, чтобы выразить нетерпение, с которым ждали его возвращения, и умолять его поторопиться. «Я приду, – ответил он, положив руку на рукоять меча, – да, я приду, и вот это со мной». Подобные же слова содержались в декларации, которую он приказал доставить в Рим, объявляя о своем возвращении. Он говорил, что возвращается для тех, кто желает его присутствия, – то есть для всадников и народа. Но что касается сената, он больше не считал себя ни гражданином, ни принцепсом. Кем же он был тогда? Врагом и тираном.

    После стольких разговоров о триумфе, стольких приготовлений и затрат на его пышное празднование, стольких вспышек гнева против тех, кто недостаточно спешил предложить его ему, Гай отказался от него или, по крайней мере, отложил. Он въехал в Рим тридцать первого августа, в день своего рождения, с скромной помпой овации. Но доказательством того, что он не отказался от своих кровавых замыслов, был его запрет сенаторам выходить ему навстречу.

    Однако мы не видим, чтобы он исполнил угрозы, о которых я упомянул. Вероятно, в его голове зрел какой-то ужасный план, требовавший подготовки и времени, но его слишком быстрая смерть помешала осуществлению. Ибо он не прожил и пяти полных месяцев после возвращения в Рим. Светоний [8] утверждает, что он намеревался полностью покинуть город, предварительно перебив первых людей сената и всаднического сословия, и сначала перебраться в Антий, чье местоположение он очень любил, а затем в Александрию, чьи жители заслужили его благосклонность своим рвением в воздаянии ему божественных почестей. После его смерти нашли два списка: один озаглавленный «Меч», другой – «Кинжал», с пометками, обозначавшими тех, кого он предназначал к смерти. Также обнаружили большой ящик, полный ядов разного рода. Его преемник Клавдий приказал выбросить его в море, и, как добавляют, он стал роковым для множества рыб, которых волны выбросили мертвыми на берег.

    К последним дням жизни Гая Дион относит его величайшие безумства, касающиеся божественности, которую он себе приписывал. Язычники, для которых всё было богом, кроме самого Бога, без особых затруднений примирялись с нечестивыми капризами своего принцепса. Но иначе обстояло дело с иудеями, которые из-за своего сопротивления этим кощунственным почестям подвергались огромной опасности и могли погибнуть, если бы убийцы Бога, сошедшего на землю, не оказались недостойными погибнуть за столь благородное дело.

    Первая атака на них произошла в Александрии, где они постоянно становились объектом ненависти остальных жителей. Причину этой ненависти не стоит искать в чем-то ином, кроме особенностей их обрядов и религиозного культа, которые везде отделяли их от народов, среди которых они поселились. В Александрии у них даже был глава, носивший титул алабарха, и общественный совет для управления делами общины. И хотя они составляли отдельную общину, они пользовались всеми правами граждан, дарованными им основателем города Александром и подтвержденными царями Птолемеями. Такие привилегии вызывали зависть, к которой присоединялся страх перед их многочисленностью. Из пяти кварталов, на которые делилась Александрия, они занимали почти целиком два и имели дома в трех остальных. Филон утверждает, что в Египте насчитывался миллион иудеев. По этим причинам александрийцы – народ легкомысленный, беспокойный, буйный и мятежный – всегда были готовы наброситься на эту ненавистную нацию. Им не хватало лишь предлога и свободы им воспользоваться.

    Мания, которая овладела Каем (Калигулой) – желание стать богом, – предоставила александрийцам прекрасный повод [для действий]. Они превзошли все народы вселенной, греков и варваров, в своем рвении воздавать ему всевозможные почести и божественные титулы. В этом, как справедливо замечает Филон, не было ничего удивительного: привыкнув поклоняться ибисам, крокодилам и кошкам, почему бы им не воздавать почести своему императору? Гай, конечно, был им за это весьма благодарен. Гордыня легко уживается с теми, кто ее льстит, и не стремится умалить цену того, что ей дарят для ее услаждения.

    В поведении александрийцев было столько же злобы против иудеев, сколько и лести по отношению к Каю. Они знали, что иудеи, воспитанные в иных традициях, никогда не согласятся перенести на смертного почести, подобающие лишь Богу, Творцу всего сущего. Соответственно, они рассчитывали выставить их врагами императора и таким образом окончательно подчинить своей власти.

    Только авторитет наместника мог бы их сдержать. Но несчастные для иудеев обстоятельства устранили это препятствие. Египет в то время уже несколько лет управлялся префектом Гаем Авилием Флакком – человеком умным и рассудительным, который при жизни Тиберия безупречно исполнял свои обязанности. Однако, будучи сторонником Тиберия Гемелла, он стал тревожиться и опасаться, когда Гай взошел на престол. Его страхи усилились, когда он узнал о кровавой смерти юного Тиберия, а гибель Макрона, которому он надеялся угодить, окончательно его расстроила. Оставшись без поддержки, он стал прислушиваться к речам врагов иудеев, которые нашептывали ему, что лучший способ спасти себя – это завоевать расположение александрийцев, чье ходатайство могло бы иметь для него большой вес перед императором, а для этого верный путь – отдать им на растерзание иудеев, к которым те питали непримиримую ненависть.

    Сначала он оказал иудеям весьма дурную услугу, отменив декрет, полный выражений глубочайшего почтения к Каю, в котором они собрали все почести, не противоречащие закону Божьему. Они намеревались отправить в Рим делегатов, чтобы те преподнесли этот декрет императору от их имени. Но Флакк запретил им это. Тогда они передали декрет ему самому. Он прочитал его, выразил удовлетворение, пообещал отправить, но ничего не сделал, давая тем самым Каю повод считать, что иудеи – единственные из всех народов империи – пренебрегают своими обязанностями подданных.

    Флакк и другими способами демонстрировал свою враждебность: стал труднодоступен для них, отказывал в правосудии, а если их обвиняли в чем-либо перед его судом, неизменно становился на сторону их врагов. Александрийцы прекрасно поняли этот язык и осознали, что теперь им все дозволено против иудеев.

    Их ярость вспыхнула по случаю приезда в город царя Агриппы. Этот князь, любимец Гая, как мы уже говорили, осыпанный его милостями, направлялся в свои новые владения и остановился в Александрии. Как только он появился, блеск его положения возбудил зависть не только у жителей, но и у самого Флакка. Агриппа был великолепен: его стража в золотых и серебряных доспехах, роскошь его свиты и всего его окружения затмевали даже префекта, и тот, в отместку, тайно подстрекал чернь против него. Внезапно Агриппа оказался осыпан насмешками, оскорблениями и всеми возможными знаками презрения.

    В городе был безумец по имени Карабас, бродивший по улицам. Наглая толпа решила нарядить его «царем иудеев». Его схватили, привели в гимнасий (место собраний) и поставили на виду. На голову ему водрузили бумажную диадему, в качестве царской мантии накинули циновку, а в руку дали трость, подобранную на улице. Молодые люди с палками на плечах выстроились вокруг него, как стража. В таком виде одни подходили к нему с поклонами, другие подавали прошения. Поразительно сходство между этим происшествием и теми оскорблениями, которым несколькими годами ранее сами иудеи подвергли Иисуса Христа. Это отмечали Уссерий и Тиллемон. Агриппа был тогда славой иудейского народа, и им было горько видеть, как его бесчестят теми же самыми издевательствами, которые они сами применяли против своего истинного Царя и Спасителя.

    Но это было лишь началом их бедствий. Александрийцы, ободренные молчанием и бездействием Флакка (которое они справедливо расценили как одобрение их бесчинств), зашли еще дальше и стали требовать, чтобы в иудейских молитвенных домах были установлены статуи Цезаря. Эти молитвенные дома [9] были многочисленны в городе и служили для богослужений, молитв и чтения священных книг. Требование александрийцев было исполнено – вернее, они сами его исполнили. Они разрушили или сожгли несколько молитвенных домов, а другие осквернили, поставив там статуи Гая. Это все, что сообщает нам Филон. Но трудно поверить, что иудеи, чей характер никогда не отличался терпением и кротостью, без сопротивления перенесли такие посягательства на свои законы. Сам Филон косвенно признает, что они оказали сопротивление, когда говорит, что уцелели лишь те молитвенные дома, которые были окружены и защищены домами иудеев. Сочинения этого автора о данных событиях полны риторических преувеличений; или, если угодно, это защитительные речи, в которых дело его соплеменников представлено в наилучшем свете, с акцентом на выгодные факты и умолчанием о неудобных.

    Следует полагать, что иудеи сопротивлялись, что возникли мятежи и стычки, в которых Флакк, несправедливый и пристрастный судья, обвинил тех, чья единственная вина состояла в том, что они защищались от насилия врагов. Он издал указ, объявлявший иудеев чужестранцами в Александрии. Как уже говорилось, этот великий город делился на пять кварталов, два из которых, занятые иудеями, не вмещали их множества, расселившегося и в других районах. Флакк согнал их всех в небольшую часть одного из пяти кварталов, запретив селиться где-либо еще. Легко представить последствия этого тиранического указа. Покинутые дома были разграблены; изгнанники, не помещаясь в отведенном для них тесном пространстве, толпами бродили по полям и морскому берегу, страдая от ночного холода и дневного зноя, лишенные крова, имущества и всех средств к существованию.

    Филон с горечью описывает жестокости, которым подвергались те, кто попадал в руки врагов. Их забивали палками, убивали мечом, огнем, распинали на крестах; находились и те, кто получал удовольствие, продлевая их мучения. Улицы, площади, театры были залиты кровью; не щадили ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни стариков. Возможно, в этом рассказе есть преувеличение. Филон объясняет эти зверства лишь яростью александрийцев, будто иудеи вовсе не сопротивлялись. В это трудно поверить. Наше прежнее замечание здесь подтверждается: невозможно представить, чтобы иудеи позволили себя изгонять, избивать и убивать, как безропотных овец. Они, несомненно, сопротивлялись силой, но, потерпев поражение, стали жертвами ярости наглой и торжествующей толпы. Сам Флакк приказал жестоко высечь тридцать восемь иудейских старейшин – вероятно, под предлогом, что они не удержали подчиненных им людей от сопротивления.

    Вскоре он понес наказание за свои несправедливости. Филон не сообщает нам, чем именно Флакк навлек на себя немилость Гая [Калигулы]. Возможно, его прежняя преданность Тиберию и внуку этого императора, а затем привязанность к Макрону стали его преступлениями. Как бы то ни было, Гай приказал арестовать его прямо в Александрии и доставить в Рим как узника. Там его обвинителями стали те самые люди, которые своими дурными советами подстрекали его преследовать иудеев. Осужденный, он был сослан на остров Андрос, где спустя довольно короткое время Гай, как мы уже говорили, приказал его убить, отдав общий приказ о казни почти всех изгнанников.

    Александрийские иудеи вздохнули свободнее, как только увидели, что Флакк отстранен от должности и арестован. Царь Агриппа уже оказал им услугу, отправив в Рим их декрет, отмененный Флакком, и разъяснив причину задержки, которая произошла не по их нерадивости, а из-за злого умысла префекта. Затем они получили разрешение направить к императору посольство, чтобы защитить перед ним свои гражданские права и просить о восстановлении их молитвенных домов. Главой этого посольства стал Филон. Александрийцы же со своей стороны отправили делегацию во главе с грамматиком Апионом, известным по книгам Иосифа Флавия, написанным против него.

    Но в ходе этого дела произошло новое событие, которое крайне усложнило положение иудеев: их религия, подвергшаяся нападению в самом своем сердце, поставила под угрозу не только александрийских иудеев, но и всю нацию, рассеянную по миру.

    В то время управляющим Иудеей от имени императора был Капитон – человек алчный, который, будучи бедным при вступлении в должность, обогатился за счет вымогательств. Опасаясь, что народы, которых он ограбил, обвинят его, он решил опередить их, воспользовавшись их приверженностью единобожию, чтобы сделать их ненавистными. Он подстрекнул идолопоклонников, живших среди иудеев в городе Ямнии, внезапно воздвигнуть грубо сделанный алтарь в честь Гая [Калигулы]. Он рассчитывал, что иудеи, которые были сильнее в этом городе, не потерпят осквернения своей земли, которую они считали святой и целиком посвященной Богу.

    Так и произошло. Иудеи восстали и разрушили алтарь. Получив жалобы на это, Капитон написал в Рим, сильно преувеличив события и представив их так, чтобы разозлить Гая, который и без того был настроен против иудейского народа. Ведь его неприязнь к ним, вызванная их непреклонным отказом поклоняться ему как богу, подогревалась и отравлялась двумя ничтожными людьми, которые были близки к нему и которых он охотно слушал – Геликоном и Апеллом, первым египтянином, вторым ашкелонцем, а значит, оба они были врожденными врагами иудеев.

    Мы уже упоминали Апелла, который обязан был дружбой Гая своему певческому таланту. Геликон же, хитрый, коварный и пронырливый раб, ловкими интригами добился должности императорского камергера. Эти двое, зная нрав своего господина, развлекали его шутками и, не упуская случая высмеять иудеев, наносили удары клеветой тем вернее, что она была приправлена веселой насмешкой и легче проникала в ум.

    Гай, уже давно предубежденный против них, легко проникся теми чувствами, которых добивался Капитон, и за мнимую обиду, нанесенную ему иудеями, счел бы недостаточным восстановить разрушенный в Ямнии алтарь. Он пожелал, чтобы в святилище Иерусалимского храма поместили его колоссальную статую, украшенную атрибутами Юпитера Олимпийского. Поскольку он не рассчитывал на покорность иудеев, Петронию, сменившему Вителлия на посту правителя Сирии, было приказано войти в Иудею с половиной его войска, чтобы принудить к повиновению этот строптивый народ.

    Этот правитель не был одним из тех продажных людей, для которых нет ничего святого, кроме угождения прихотям своего государя. Он обладал мягкостью и рассудительностью и, понимая всю нелепость и несправедливость полученных приказов, исполнял их с крайней неохотой. Однако, более всего опасаясь разгневать Гая, чьи капризы не терпели ни возражений, ни промедления и для которого не существовало малых провинностей, он все же решил выполнить его волю. Он прибыл в Птолемаиду на границе Иудеи с двумя легионами и множеством вспомогательных войск и немедленно приказал начать работу над статуей Гая в Сидоне.

    Предвидя упорное сопротивление со стороны иудеев, он сначала вызвал к себе старейшин народа, надеясь, что с ними будет легче договориться, чем с толпой, и через них склонить народ к покорности. Он изложил им приказ императора, указал на необходимость повиновения и на готовые войска у их границ. Но его попытка не увенчалась успехом. Вместо того чтобы согласиться с предложенным, вожди иудейского народа ответили лишь горькими рыданиями, рвали на себе волосы и оплакивали свою печальную старость, вынужденную стать свидетельницей бедствия, какого не видели ни они, ни их предки.

    Весть о замысле быстро разнеслась по Иерусалиму и всей Иудее и произвела эффект, который показался бы невероятным тому, кто не знает характера этого народа и его необычайной преданности своим законам. Тысячи иудеев – мужчины, женщины, дети – покинули свои дома, оставили города и селения и, объединенные общим рвением, двинулись к Петронию, чтобы умолять его о пощаде. Их толпа была так велика, что покрывала всю землю, словно туча, а единодушие было столь внезапным, а замысел исполнен столь быстро, что римский правитель не успел собрать войска и оказался окружен бесчисленной толпой, когда меньше всего этого ожидал.

    Все они пали перед ним ниц, а когда он велел им подняться, они встали, держа руки за спиной, с головами, посыпанными прахом, и глазами, полными слез. Один из старейшин обратился к нему со следующими словами:

    – Мы безоружны, как видите, и обвинение в мятеже против нас совершенно несправедливо. Мы даже держим руки так, чтобы показать, что сдаемся без сопротивления. Мы привели с собой жен и детей, чтобы вы спасли всех нас или, если придется погибнуть, чтобы мы погибли все вместе. Петроний, мы миролюбивы по природе, и наша религия дышит только миром. Когда Гай стал императором, мы первыми во всей Сирии приветствовали его восшествие на престол: наш храм был первым, где принесли жертвы за его благополучие. Неужели он же станет первым, чьи религиозные обряды будут отменены? Мы оставляем наши города, дома, имущество; мы готовы сложить к вашим ногам все, что имеем, и не сочтем слишком дорогой ценой сохранение чистоты нашего культа. А если мы не сможем добиться своего, нам останется только умереть, чтобы не видеть зла, для нас страшнее смерти. Мы слышали, что против нас ведут пехоту и конницу на случай, если мы воспротивимся установке статуи. Но даже рабы не настолько безумны, чтобы противиться воле своего господина.

    Мы подставляем горло под мечи: пусть нас убивают, пусть приносят в жертву, пусть разрубают на куски. Мы стерпим всё, не оказывая сопротивления, не открывая рта для жалоб. Мы просим у вас лишь одной милости, Петроний, и самой справедливой. Мы вовсе не требуем, чтобы вы отказались исполнять полученные приказы. Даровайте нам только отсрочку, за которую мы успеем отправить посольство к императору с нашими смиреннейшими увещеваниями. Наше дело столь право, наши доводы столь сильны, что мы не теряем надежды смягчить его. Когда мы представим ему святость нашей религии, ревность к заветам отцов, справедливую уверенность в том, что нас не станут притеснять больше прочих народов, которым дозволено хранить свои обычаи, наконец, авторитет предков самого Гая, всегда сохранявших наши привилегии, – одно из этих оснований тронет его и заставит переменить мнение. Воля государей не незыблема, особенно же решения, продиктованные гневом, подвержены скорым переменам. Нас оклеветали: позвольте нам защититься; ведь так горько быть осуждённым, не будучи выслушанным. Если мы ничего не добьёмся, вы всегда успеете поступить, как сочтёте нужным. Но пока наши мольбы не достигнут императора, не отнимайте последней надежды у народа, рассеянного по всем уголкам обитаемого мира и действующего здесь лишь из благочестия, а не корысти.

    Петроний был тронут речью, столь твёрдой и столь смиренной одновременно. Однако прежде чем принять решение, он счёл нужным лично отправиться в ту страну, чтобы своими глазами увидеть положение дел и удостовериться, действительно ли весь народ един в своих чувствах, так что придётся пролить много крови, если исполнять приказ Гая. Итак, он прибыл в Тивериаду – город, основанный Иродом Антипой, – в сопровождении лишь высших офицеров своей армии. Тут его вновь окружила бесчисленная толпа иудеев, повторивших те же заверения и мольбы, что звучали в Птолемаиде. «Вы хотите, – сказал он им, – воевать против Цезаря, не сообразуясь ни с его могуществом, ни с вашей слабостью?» – «Нет, – отвечали они, – мы не станем воевать, но скорее умрём, чем преступим наши законы». Слова подтвердились делами. Иудеи, поглощённые одной заботой, пренебрегали всем остальным. Была пора сева, но никто не думал возделывать землю. Поля оставались невозделанными, и стране грозила голодная смерть.

    Петроний не мог более противиться решению, которое видел единодушным у всего великого народа и совершенно непоколебимым. Подкреплённый просьбами Аристобула, брата царя Агриппы, и других знатных лиц, он перестал принуждать иудеев к покорности. Однако не счёл возможным проявить ещё большую уступчивость. Он не дал толпе никаких обещаний, не согласился на отправку посольства к императору, а в своём письме по этому поводу избегал настаивать на мольбах иудеев. Он сослался на задержку у мастеров, трудившихся над статуей, которые, желая создать совершенное произведение, нуждались во времени для завершения работы. Кроме того, он указал, что опасался: в отчаянии, охватившем весь народ, поля останутся незасеянными, и если император, как ожидалось, отправится в Александрию и пожелает посетить Финикию, то его двору не хватит припасов в стране, где не собрали урожая. Несмотря на все эти предосторожности, Гай, прочитав письмо Петрония, пришёл в ярость и немедленно отправил ему новые, ещё более суровые приказы.

    В это же время царь Агриппа, вернувшийся в Рим и ничего не знавший о событиях в Иудее, явился, как обычно, ко двору императора. Его ужаснули признаки гнева на лице Гая, и он вообразил, что стал их причиной, поскольку взгляд принцепса неотрывно был устремлён на него. Он не мог понять причины. Гай не стал долго держать его в неведении. «Ваши удивительные соплеменники, – сказал он, – единственные из всех народов вселенной, кто отказывается признать божественность Гая, ищут смерти – и они её найдут. Я приказал установить статую Юпитера в их храме, а они мятежно собрались и, покинув свои жилища, весь народ единодушно явился с мнимой просьбой, которая есть не что иное, как бунт против моих приказов».

    Он сказал бы ещё больше, если бы Агриппа был в состоянии слушать. Но поражённый, словно громом, царь иудеев упал без чувств, и его пришлось унести домой без сознания и почти бездыханным. Этот государь, хотя и преданный честолюбию, роскоши и тщеславию, тем не менее искренне чтил свою религию. Любовь к родине также трогала его; и, придя в себя, первым проявлением свободы духа стало письмо к Гаю с прошением о помиловании несчастного народа.

    Филон приводит письмо Агриппы целиком, или, вернее, создаёт впечатление, что сочинил его сам. Поскольку оно очень длинное, я ограничусь извлечением наиболее примечательных мест.

    Чтобы дать понять Гаю, что иудеи заслуживают некоторого внимания, Агриппа подчёркивает необычайную многочисленность этого народа, чьи колонии охватывают всю Римскую империю и даже земли за Евфратом. Из этого он делает вывод, весьма благоприятный для своего дела и лестный для принцепса. «Умоляя ваше милосердие за один город, – пишет он, – я умоляю за все части света. Какое благодеяние более достойно вашего величия, чем то, чьё влияние не будет знать иных границ, кроме пределов всего мира? Европа, Азия, Африка, острова, материки – все воспоют вашу славу, и ваше имя будет прославлено всеобщим хором хвалы и благодарности».

    Агриппа особенно настаивает на том, что касается храма, где, как он говорит, невидимый Бог, творец и отец всего сущего, почитается в духе, без какого-либо чувственного изображения. Этот довод, слишком возвышенный для приземлённых представлений Гая о божественности, приводится лишь вскользь. Примеры были аргументом, более ему понятным, и царь-проситель приводит ему в пример Агриппу, Августа, Тиберия, Ливию, которые все чтили и защищали Иерусалимский храм. Он утверждает, что Август, в частности, учредил там ежедневное всесожжение в честь Всевышнего – тельца и двух овец, которое совершается и поныне.

    Он завершает изложением личных чувств. «Осыпанный вашими милостями, – заявляет он, – я признаю, что ни одна не трогает меня так сильно, как та, о которой прошу. Я обязан вам свободой, жизнью, царством – лишите меня всего, лишь бы сохранились наши священные законы. Если я не могу получить этой милости, значит, я чем-то иным заслужил вашу немилость. В таком случае избавьте меня от жизни. Ибо как может она быть мне дорога, если только ваша благосклонность способна сделать её сладостной и приятной?»

    Агриппа [10], написав это письмо, сильно рисковал. Его рвение было вознаграждено успехом. Вопреки всем ожиданиям, Гай смягчился и приказал Петронию не вносить никаких изменений относительно Иерусалимского храма. Однако он поступил справедливо лишь наполовину. «Если в любом другом городе, кроме столицы, – добавил он, – найдется кто-то, кто пожелает воздвигнуть алтарь в мою честь или в честь моих близких, я приказываю вам наказать тех, кто будет этому противиться, или отправить их ко мне». Этим он одной рукой давал, а другой забирал, приглашая всех идолопоклонников, живших среди иудеев, досаждать им осквернениями, противоречащими их вере. Он пошел еще дальше. Капризный и непостоянный, он вернулся к замыслу, от которого ранее отказался. Только исполнение его он отложил до времени своего путешествия в Александрию; а чтобы заранее не утруждать себя жалобами и воплями иудеев, решил застать их врасплох, тайно изготовив в Риме статую, которую планировал без лишнего шума погрузить на корабль и внезапно лично установить в Иерусалимском храме.

    Возвращаясь к своей первоначальной идее, он вновь воспылал гневом против Петрония, чьи промедления едва не сорвали дело, столь близкое его сердцу. Согласно Иосифу, он написал ему следующее:

    «Поскольку золото иудеев оказалось для вас весомее, чем уважение к моим приказам, я предоставляю вам самому быть своим судьей и оставляю на ваше усмотрение определить, какое наказание вы заслуживаете, – разве что вы предпочтете, чтобы я сам сделал из вас пример, который навеки послужит уроком для всякого, кто осмелится пренебрегать повелениями своего императора».

    К счастью для Петрония, корабль, доставивший это грозное письмо, провел в море три месяца, и когда он его получил, уже двадцать семь дней как знал о смерти Гая, убитого за это время.

    Эта смерть должна была произойти, чтобы избавить иудеев от беды. Мы уже видели, что александрийские иудеи, помимо общей для всей нации опасности, имели и особый предмет, глубоко их затрагивавший. Их депутаты были приняты Каем в то время, когда его ум был особенно возбужден делом со статуей. Легко догадаться, что с ними обошлись плохо. Но чего нельзя было бы легко предположить – это невероятной непристойности его обращения с ними. Ничто так мало не походило на аудиенцию.

    Гай был занят осмотром двух своих загородных вилл, расположенных неподалеку друг от друга и от города, когда по его приказу явились депутаты александрийских иудеев. Они приблизились к нему с величайшими знаками глубочайшего почтения, пав ниц.

    «Так это вы, – сказал он им, – враги богов, единственные, кто отказывается признать меня богом, в то время как все прочие народы земли поклоняются мне в этом качестве, и кто сохраняет свое почитание для некоего Бога, имени которого вы не смеете произнести?»

    И тут же, воздев руки к небу, он изрек богохульства, которые Филон не решается повторить.

    Эта жестокая выходка повергла иудеев в ужас и стала триумфом для их противников, которые с этого момента считали себя уверенными в победе. Чтобы удержать принца в столь благоприятном для них настроении, они осыпали его титулами своих различных божеств. Один из них, самый дерзкий клеветник, возвысил голос и сказал Каю:

    «Государь, вы бы еще сильнее возненавидели этих людей и всех их соплеменников, если бы знали, до какой степени они питают к вам злобу и нечестие. Все народы, все частные лица приносили благодарственные жертвы за ваше здравие. Только иудеи уклонились от этого священного долга».

    Филон и его товарищи в один голос воскликнули:

    «Государь, нас клевещут! Мы приносили за вас гекатомбы трижды: первый раз – когда вы вступили на престол, затем – когда вы выздоровели от тяжкой болезни, повергшей в трепет всю вселенную, и в третий раз – в надежде на победу в Германии».

    «Пусть так, – резко прервал их Гай, – но вы приносили жертвы другому, а не мне».

    Чудовищное нечестие этих слов заставило иудеев содрогнуться, и их внутреннее смятение отразилось на их лицах. Гай не заметил этого или не придал значения. Продолжая говорить, он бегал из комнаты в комнату, осматривал дом снизу доверху, отмечал, что ему не нравится, отдавал приказы о новых украшениях – а иудеи следовали за ним повсюду, осмеянные, освистанные, осыпаемые оскорблениями и насмешками со стороны своих врагов.

    После нескольких переходов Гай остановился, чтобы задать им важный вопрос:

    «По какой причине вы воздерживаетесь от свинины?»

    Эти слова были встречены аплодисментами, как будто в них было что-то остроумное и забавное, и александрийцы разразились таким неудержимым хохотом, что один из офицеров призвал их к порядку, указав на неуважение к императору.

    Филон ответил, что у разных народов разные обычаи и что даже их противники воздерживаются от некоторых животных. Кто-то добавил, что многие не едят ягнятину.

    «Они правы, – сказал Гай, – это мясо совсем безвкусное».

    Наконец он перешел к вопросу об их деле.

    «Какие у вас основания, – спросил он, – претендовать на звание граждан Александрии?»

    Филон начал излагать свои доводы, но едва он приступил к делу, как Гай бросил его и побежал в большой зал, обошел его кругом и приказал украсить окна прозрачными каменными плитами, которые у древних заменяли стекло. Затем он вернулся к иудеям и, приняв более умеренный тон, сказал:

    «Ну, что вы скажете?»

    Филон возобновил свою речь с того места, где был вынужден прерваться, и продолжил излагать свои доводы. Но внезапно Гай снова оставил его и вошел в другую комнату, где распорядился разместить оригинальные картины.

    Депутаты иудеев были измучены. Их защита, разорванная на части этими перерывами, не могла произвести никакого впечатления; их судья и повелитель был разгневан на них – они ожидали только смерти и втайне молили истинного Бога избавить их от гнева того, кто присвоил себе Его имя.

    «Бог, – говорит Филон, – услышал наши молитвы и обратил сердце принца к состраданию».

    «Эти люди, – сказал Гай, – кажутся мне не столько злыми, сколько несчастными и безумными, раз не верят в мою божественность»,

    – и с этими словами отпустил их.

    Трудно связать с этой аудиенцией прекрасные слова, которые Иосиф приписывает Филону. Но будь то в этом случае или в каком-либо другом, когда Апион, депутат александрийцев и яростный враг иудеев, получил полную свободу поносить их, а Филон так и не смог быть выслушанным в своей защите, он удалился униженным, но не сломленным. Видя, что иудеи вокруг него подавлены гневом и предубеждением, которое выказывал император, он сказал им:

    «Утешьтесь! Гай, объявляя себя нашим противником, ставит Бога на нашу сторону».

    В сущности, Гай оставил дело нерешенным, и впоследствии Клавдий вынес решение в пользу иудеев, сохранив или восстановив за ними все права, которыми они пользовались в Александрии со времени основания этого города.

    Упоминание, которое я был вынужден сделать о грамматисте Апионе, напоминает мне вставить здесь один случай, свидетелем которого он был и который запечатлел для потомства в знаменитом сочинении, до нас не дошедшем. Если этот эпизод покажется чуждым событиям, которые я должен излагать, и даже недостойным величия истории, то, по крайней мере, его занимательная необычность послужит мне оправданием перед читателем.

    Во время зрелища в Риме, на котором присутствовал Апион, преступников заставляли сражаться с дикими зверями. Среди самых свирепых животных особенно выделялся один лев, чьи огромные размеры, раскатистый рев, развевающаяся грива и пламенеющие глаза внушали одновременно восхищение и ужас. Этот лев остановился перед несчастным, предназначенным ему в жертву, и вдруг, оставив свою природную гордость, приблизился к нему с видом кротости, виляя хвостом, как собака, ласкающая хозяина. Он подошел к нему и стал нежно лизать его руки и ноги.

    Человек, обласканный этим гордым зверем, постепенно приходил в себя от ужаса, который сначала ошеломил его и почти лишил чувств. Он собрался с духом, внимательно посмотрел на льва и, узнав его, в свою очередь стал ласкать его с радостным волнением, на которое животное отвечало по-своему. Поздравления казались взаимными, как бывает при неожиданной и радостной встрече после мучительной разлуки.

    Это чудесное событие вызвало бесконечное удивление и удовлетворение у всей собравшейся публики. Все аплодировали, хлопали в ладоши, и сам император, присутствовавший там, велел привести к себе человека, пощаженного львом, и спросил его, кто он такой и каким волшебством усмирил это свирепое животное.

    – Я раб, – ответил тот. – Меня зовут Андрокл. Когда мой господин был проконсулом Африки, видя, как жестоко и бесчеловечно он со мной обращается, я бежал. А поскольку вся страна повиновалась ему, то, чтобы скрыться от преследования, я укрылся в ливийских пустынях, решив, что если не найду там пропитания, то покончу с собой самым быстрым способом.

    Среди песков, в самый зной полудня, я заметил пещеру и укрылся в ней от палящего солнца. Не успел я там пробыть долго, как увидел приближающегося того самого льва, чья кротость вас удивляет. Он издавал жалобные стоны, и я понял, что он ранен. Как я позже узнал, эта пещера была его логовом. Я спрятался в самом темном углу, дрожа от страха и думая, что настал мой последний час. Но лев обнаружил меня и подошел не с угрозой, а словно умоляя о помощи, подняв больную лапу, чтобы я ее осмотрел.

    Под его лапой засела огромная заноза, которую я вытащил. Ободренный его терпением, я выдавил гной, очистил рану как мог и перевязал ее. Облегченный лев лег, положив лапу мне на колени, и уснул. С тех пор я прожил с ним в одной пещере три года, питаясь той же пищей, что и он. Он ходил на охоту и регулярно приносил мне куски убитых им животных. Я сушил это мясо на солнце, так как у меня не было огня, чтобы его приготовить, и ел его.

    В конце концов мне наскучила такая дикая жизнь, и, пока лев был на охоте, я покинул пещеру. Но не прошло и трех дней, как меня опознали солдаты, схватили и доставили из Африки в Рим, чтобы вернуть моему господину. Приговоренный им к смерти, я ожидал казни на арене. Думаю, лев был пойман вскоре после нашей разлуки, и, встретив меня, он отплатил мне за ту помощь, которую я когда-то ему оказал.

    Этот рассказ мгновенно разнесся по всему собранию, и люди громко требовали даровать Андроклу жизнь и свободу. Их просьба была удовлетворена, и более того – ему подарили льва. Апион утверждал, что часто видел, как Андрокл водил льва на поводке по улицам Рима. Люди бросали ему мелкие монеты, осыпали льва цветами и говорили друг другу:

    – Вот лев, который проявил гостеприимство к человеку! Вот человек, который был врачом для льва!

    Нельзя с уверенностью сказать, произошла ли эта история в правление Гая, а не Тиберия или Клавдия, при которых Апион жил и даже преподавал в Риме. Но я не нашел более подходящего места для нее. И признаюсь, что кротость, вопреки природе внушенная этому льву благодарностью, приятно контрастирует для меня с бесчеловечностью принца, более жаждущего крови, чем львы и тигры.

    Вскоре он понес наказание за свои преступления. Это пагубное для человечества правление было столь же коротким, сколько заслуживало, и не продлилось и четырех лет. Гай погиб в первый месяц своего четвертого консульства.
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    Против него уже не раз составлялись заговоры, но безуспешно. Я упомянул немногое, что нам известно о заговоре Лепида и Гетулика. Светоний заставляет нас предположить, что был еще как минимум один заговор, от которого, впрочем, не осталось следов.

    Тот заговор, который наконец избавил Римскую империю от этого чудовища, возглавил Кассий Херея, трибун преторианской когорты, человек величайшей храбрости, который, будучи когда-то центурионом в германских легионах во время их мятежа после смерти Августа, спасся от ярости бунтовщиков благодаря своей отваге.

    В заговоре участвовали и другие лица высокого положения или влияния: Валерий Азиатик, чрезвычайно богатый консулярий; Анний Винициан [11], который, должно быть, был одним из первых людей в сенате, поскольку после смерти Гая его рассматривали как кандидата на императорский престол. Также упоминают префекта претория Клемента и вольноотпущенника Гая Каллиста, столь известного своими огромными богатствами и влиянием при Клавдии. Но эти могущественные люди лишь помогали заговору или даже просто сочувствовали ему. Херея же был его душой. Он задумал план, выбрал сообщников, руководил действиями и, наконец, подал пример, нанеся первый удар тирану.

    Помимо общих причин, делавших Гая ненавистным для всех выдающихся людей империи, у каждого из названных мною заговорщиков были личные мотивы мести или страха. Валерий Азиатик был разгневан тем, что Гай обесчестил его жену, а затем публично издевался над ним самым непристойным образом. Винициан был другом Лепида, и горечь от смерти друга, а также страх за собственную жизнь подстегивали его мужество. Префекты претория и самые влиятельные вольноотпущенники – ибо Светоний выражается именно так, давая понять, что коллега Клемента и другие вольноотпущенники, помимо Каллиста, были в курсе заговора – постоянно дрожали за свою жизнь после одного неудавшегося заговора, в котором их, хотя и ошибочно, назвали соучастниками. Они чувствовали, что в душе принца осталось недоверие и ненависть к ним. Ибо тогда же Гай отвел их в сторону и, обнажив меч, сказал, что если они тоже желают его смерти, то он убьет себя сам. Впоследствии он не переставал стравливать их друг с другом доносами и обвинениями. Каллист же особенно боялся из-за своих богатств, которые могли возбудить алчность Гая.

    Что касается Хереи, то его отвращение к тирании и республиканский дух могли бы сами по себе подвигнуть его на замысел, который языческая мораль считала величайшей доблестью. Но, кроме того, Гай сам разжигал его ярость, осыпая всевозможными оскорблениями. По манере речи Хереи никто бы не догадался, кем он был на самом деле. Самый храбрый из людей говорил мягко, вяло, почти по-женски. Гай пользовался этим, чтобы называть его трусом и наносить самые жестокие обиды. Каждый раз, когда по долгу службы Херея приходил к нему за паролем, Гай нарочно выбирал такие слова, которые намекали на слабость и позор. Гордый трибун тяжело переживал это, особенно когда передавал пароль другим офицерам, которые не упускали случая поиздеваться над ним и даже заранее предсказывали, какой пароль даст император.

    Я уже говорил, что Гай часто назначал офицеров своей гвардии сборщиками налогов. Когда Херея получил такое назначение, он выполнял его с великодушием благородной души, жалея бедствующий народ, давая отсрочки и избегая жестокостей. Из-за этого сбор налогов шел медленнее, чем хотелось Гаю, и он использовал это как новый повод обвинить Херею в трусости.

    Таким образом, личные мотивы, соединившись с общественными в душе Хереи, окончательно убедили его убить тирана, и он сосредоточился лишь на способах исполнения замысла. Кажется, его план простирался дальше смерти Гая, и он намеревался восстановить старую республиканскую форму правления.

    Пока он [Херея] зондировал тех, кто казался ему способным участвовать в таком замысле, и число его сообщников уже начало расти, произошел инцидент, вновь разжегший его мужество. Помпедий, знатный сенатор, был обвинен в оскорбительных речах против императора, и обвинитель в качестве свидетеля вызвал актрису по имени Квинтилия, которая вела образ жизни, обычный для людей ее профессии, и находилась в дурной связи с обвиняемым.

    Квинтилия обладала возвышенной смелостью, которую трудно было ожидать от женщины ее положения и поведения. Она отрицала факт, который на самом деле был ложным, и когда Гай по просьбе обвинителя приказал подвергнуть ее пытке, она решила вытерпеть ее, чем стать причиной смерти невиновного.

    Что особенно удивительно, так это то, что она знала о готовящемся заговоре, и именно Херею Гай выбрал для проведения допроса, полагая, что этот трибун, чтобы смыть с себя обвинение в трусости, будет более жестоким, чем другие. Иосиф Флавий, сообщающий нам эти подробности, не указывает, были ли Херея и Квинтилия знакомы. Как бы то ни было, эта мужественная женщина, когда ее вели на пытку, наступила на ногу одного из заговорщиков, которого встретила, чтобы дать ему знать, что можно рассчитывать на ее верность. И действительно, она вынесла пытку, не выдав ничего, хотя мучения были столь жестоки, что все ее члены были вывихнуты.

    В таком состоянии ее привели к императору, и этот свирепый правитель не смог удержаться от сострадания [12], приказав выдать ей денежное вознаграждение, чтобы хоть как-то утешить и возместить ее страдания. Но Херея был взбешен тем, что его должность вынуждала его обращаться с людьми так, что даже Гай сжалился.

    В приступе ярости он отправился к префекту претория Клементу.

    – Вы наш начальник, – сказал он, – и мы под вашим командованием охраняем особу принцепса. Это благородная обязанность, которую мы исполняем как честные люди. Но неужели мы должны проливать кровь невинных и мучить граждан?

    Клемент покраснел и ответил, что благоразумие и забота об их безопасности обязывают их повиноваться принцепсу и даже потворствовать его безумствам.

    Херея решил, что может открыться человеку, говорящему так, и, перечислив все бедствия, обрушившиеся на Рим и империю, добавил:

    – В конце концов, виноват не столько Гай, сколько мы с вами, ведь, имея возможность одним ударом покончить с этой несправедливостью и тиранией, мы предпочитаем быть ее орудиями. Мы носим оружие не для защиты свободы и не для служения государству, а для исполнения кровавых приказов Гая. Из воинов мы превратились в палачей и служим его жестокости против наших сограждан, пока другие не послужат ей против нас самих.

    Клемент выразил восхищение мужеством Хереи, но признался, что вид опасности пугает его, что его преклонный возраст делает его малопригодным для столь отважного предприятия и что он предпочитает положиться на время и обстоятельства.

    Херея, неудовлетворенный такой осторожной преданностью, обратился к Корнелию Сабину, трибуну, как и он, преторианской когорты, и, найдя его готовым разделить его чувства, вместе с ним встретился с Виницианом. Тот горячо одобрил их и даже, как видно из последующих событий, обещал им поддержку.

    Вероятно, имя столь знатного человека помогло Херее привлечь в заговор новых союзников. Вскоре заговорщиков стало достаточно, и среди них были сенаторы, римские всадники и военные. Херея собрал их всех и совещался с ними о времени и способе исполнения их замысла.

    Для него любой случай был подходящим. Он предлагал напасть на Гая в Капитолии, когда тот пойдет туда приносить жертвы за свою дочь; во дворце, среди тайных обрядов, которые он совершал с суеверной тщательностью; или же, когда Гай с вершины базилики Юлия будет бросать народу золотые и серебряные монеты, сбросить его самого вниз на площадь.

    Остальные, однако, желали в столь важном деле большей осмотрительности. Они считали, что нужно застать Гая в таком месте, где его свита будет немногочисленна, чтобы избежать провала и не ввергнуть республику в беды еще худшие, чем те, от которых ее хотели избавить. После долгих споров остановились на Палатинских играх, учрежденных Ливией в честь Августа, которые должны были длиться четыре дня. Пока зрелище собирало огромную толпу в тесном пространстве, можно было надеяться напасть на Гая так, чтобы его стража не смогла защитить.

    В первые три дня праздника либо случай не представился, либо заговорщики не сумели им воспользоваться. Херея был в отчаянии. Он боялся, что промедление раскроет тайну, и – как это ни странно! – боялся, что слава убийцы Гая достанется не ему.

    – Он уезжает в Александрию, – говорил он. – Кто-нибудь наверняка убьет его. Какой позор для нас, если он умрет не от наших рук!

    Его пыл воспламенил всех, и было решено непременно напасть на Гая на следующий день, в последний день праздника – 24 января.

    Игры проходили возле дворца или даже в самом дворце, и поскольку место было тесным, царила большая суматоха: зрители не разделялись по рангам. Сенаторы, всадники, простой народ, мужчины, женщины – все сидели вперемешку, без всякого порядка.

    Когда Гай прибыл, он сначала принес жертву Августу, а затем занял свое место на представлении. Заметили, что в тот день он был веселее и приветливее обычного, и его любезность всех удивила. Он очень забавлялся, видя, как народ хватает фрукты, мясо, редких птиц, которые по его приказу бросали в толпу. Он и не думал об опасности, которая угрожала ему так близко.

    Между тем слухи о заговоре начали просачиваться, и если бы Гай не позаботился о том, чтобы его ненавидели, он мог бы быть предупрежден. Ватиний, сенатор и бывший претор, сидевший на представлении рядом с консуляром Клувием, спросил его, не слышал ли тот чего-нибудь нового, и когда Клувий ответил отрицательно, Ватиний сказал:

    – Знайте же, что сегодня будет представлена пьеса об убийстве тирана.

    Клувий прекрасно понял его и посоветовал ему хранить такую тайну осмотрительнее.

    Открытие зрелища состоялось с утра, и все ожидали, что Кай, по обыкновению предыдущих дней, выйдет пообедать. Именно на этом плане и построил свои расчеты Херея: он расставил своих друзей на пути императора, назначив каждому свой пост. Однако уже наступил седьмой час дня [примерно час пополудни], а Кай так и не появлялся. Чувствуя, что его желудок еще переполнен после вчерашнего ужина, он размышлял, не остаться ли ему на зрелище без перерыва до вечера, ибо страстно его любил. Эта задержка сильно тревожила заговорщиков и всех, кто знал о заговоре. Винициан, сидевший рядом с императором, опасаясь, что Херея потеряет терпение, хотел встать, чтобы поговорить с ним. Но Кай удержал его за одежду. Винициан остался на месте. Однако тревога была столь сильна, что он не мог усидеть спокойно и поднялся снова – на этот раз Кай отпустил его.

    Херея действительно нуждался в добром совете. Будучи человеком пылким и стремительным, он уже подумывал о том, чтобы напасть на Гая прямо посреди собрания, что могло бы привести к ужасной резне. В этот момент Аспренас, также посвященный в заговор, уговорил Гая отправиться в бани и подкрепиться легкой пищей, чтобы потом с новыми силами вернуться к зрелищам. Кай поднялся, и толпа расступилась, давая ему дорогу. Заговорщики поспешили оттеснить народ, якобы для того, чтобы обеспечить императору свободный проход, но на самом деле – чтобы изолировать его среди себя.

    Впереди императора шли его дядя Клавдий, зять Виниций (муж Юлии) и Валерий Азиатик; позади следовал Павел Аррунций. Кай оставил их и свернул в узкую сводчатую галерею, ведущую к баням, где его ожидали мальчики знатного происхождения из Ионии и Греции, приготовившиеся исполнить перед ним танец и спеть хвалебные гимны. Он уже готов был вернуться в театр, жажду немедленно насладиться этим зрелищем, но руководитель юных артистов сказал ему, что они замерзли.

    Тогда Херея нанес удар. Обстоятельства этого момента описываются по-разному. Достоверно лишь то, что он первым ударил Гая с такой силой, что тот рухнул на землю. Император, корчась, кричал, что еще жив, но Корнелий Сабин и другие заговорщики окружили его и, воодушевляя друг друга условным сигналом «Повтори!», нанесли ему тридцать ударов, оставив мертвым на месте. Дион утверждает, что даже после смерти ему нанесли еще несколько ударов – что вполне вероятно, учитывая ярость заговорщиков. Он добавляет, что некоторые даже ели его плоть. Если это правда, то эти люди, мстя за жестокости Гая, сами оказались недостойными мстителями.

    Так погиб этот несчастный принц на двадцать девятом году жизни, после трех лет, десяти месяцев и восьми дней правления. Он получил по заслугам за свои безумства против Бога и людей. Историк Дион пишет, что в последний момент Кай осознал, что не был богом, а всего лишь слабым смертным, и после того, как пожелал, чтобы у римского народа была одна голова, он убедился, что у этого народа множество рук.

    Те, кто его убил, безусловно, преступны за покушение на жизнь своего государя. Но, как замечает г-н Тиллемон, Бог наказывает злодеев руками других злодеев и совершает Свои грозные суды, используя человеческую злобу, Сам оставаясь в стороне.

    Впрочем, для Рима было благом, что этот принц умер. Когда его убили, государственные хранилища были пусты, и в городе оставалось хлеба всего на семь-восемь дней.

    Я не стану утомлять читателя перечислением всех предзнаменований, которые Светоний и Дион тщательно собрали как предвестия гибели Гая. Истинным предзнаменованием должна была стать его собственная ужасная жизнь и ненависть, которую он навлек своими преступлениями. Однако я не могу опустить некоторые детали, касающиеся его личности, вкусов и склонностей к искусствам и физическим упражнениям – они не вошли в основное повествование, но позволяют лучше понять его характер.

    Он был высок, но дурно сложен, бледен, с глубоко посаженными глазами, широким лбом, выражавшим надменность, и редкими волосами, совсем отсутствовавшими на лбу. Его крайне раздражала лысина, и если кто-то смотрел на него сверху, когда он проходил, это считалось преступлением, так как при таком ракурсе его недостаток становился особенно заметен. По той же причине упоминание козла в его присутствии каралось смертью – ведь он сам был волосат по всему телу. Его лицо от природы имело дикий и свирепый вид, и он старался сделать его еще более устрашающим, перед зеркалом придавая ему выражение, способное внушать ужас.

    Я уже упоминал о его одежде, когда представлялся случай. Достаточно сказать, что он не следовал никаким правилам, кроме собственного каприза, и на нем можно было видеть то одеяния чужеземных народов, то женские наряды, то облачение богов – всегда с безумной роскошью, усыпанное золотом и драгоценностями. Он часто носил украшения триумфатора, даже не отправляясь в поход.

    Как и все принцы из дома Цезарей, он получил прекрасное образование. Ученые изыскания, столь любимые Тиберием, не привлекали Гая. Но, как я уже говорил, он усердно занимался красноречием: упражнялся в нем не только по необходимости, но и для удовольствия. Успех чьей-либо речи вызывал в нем дух соперничества, и он тут же готовил ответ. Если в сенате обсуждалось дело какого-нибудь знатного лица, он писал речь – то обвинительную, то защитительную – и, в зависимости от того, нравился ли ему результат, либо осуждал, либо оправдывал подсудимого. Его манера говорить была не только мощной и оживленной, но неистовой: он не мог стоять на месте, гремел голосом и был слышен на огромном расстоянии.

    Он также занимался искусствами, менее достойными его высокого положения, и преуспел в них слишком хорошо для императора. Он умел сражаться, как гладиатор, править колесницей, танцевать и петь. Музыка и танцы так увлекали его, что даже на публичных представлениях он не мог удержаться от того, чтобы не подпевать музыкантам и не повторять жесты актеров, одобряя или поправляя их. Однажды среди ночи он внезапно приказал явиться во дворец трем консулярам, которые в страхе поспешили явиться. Когда они пришли, он поставил их на возвышение и станцевал перед ними под звуки флейты и других инструментов, после чего исчез.

    В отличие от Нерона, он никогда публично не выходил на сцену, но в день своей смерти, по-видимому, собирался это сделать: чтобы свободнее показать себя при свете факелов, он приказал продолжить празднество всю ночь. Светоний замечает, что при всей своей склонности к разным упражнениям Кай не умел плавать – возможно, из-за трусости, и можно предположить, что страх перед водой лишал его самообладания.

    Все, что он любил, он любил до безумия. Он нередко целовал на виду у всех пантомима Мнестра; если во время выступления этого актера гремел гром, заглушавший его голос, Кай в ярости обрушивался на небо и Юпитера; если кто-то шумел, император лично бил провинившегося плетью. Один римский всадник, попавший в такую ситуацию, избежал позора, но Кай приказал центуриону немедленно отправить его в Остию, а оттуда – в Мавританию, передав царю Птолемею депешу следующего содержания: «Не делай подателю сего ни добра, ни зла».

    Он возводил понравившихся ему гладиаторов в ранг командиров своей гвардии. Часто ел и спал в конюшне «зеленых» – своей любимой цирковой партии. Один возничий получил от него в качестве «корзины с фруктами» после пира два миллиона сестерциев. Я уже рассказывал о его безумствах, связанных с его конем.

    Рим избавился от этого безумного принца лишь для того, чтобы попасть под власть глупца, как я расскажу далее, предварительно позволив себе привести размышление одного современного автора, мыслящего глубоко и выражающегося энергично.

    «Здесь, – говорит этот автор, – следует созерцать человеческие дела. В истории Рима – столько войн, столько пролитой крови, столько уничтоженных народов, столько великих деяний, триумфов, столько политики, мудрости, благоразумия, стойкости, мужества! Столь хорошо задуманный, столь упорно осуществляемый, столь успешно завершенный план завоевания мира – к чему привел? К тому, чтобы утолить счастье пяти или шести чудовищ! Что же! Этот сенат низверг столько царей лишь для того, чтобы самому впасть в самое жалкое рабство перед своими же недостойнейшими гражданами и истреблять себя собственными приговорами! Неужели возвышают свою власть лишь для того, чтобы увидеть, как ее низвергнут? Неужели люди трудятся над ее увеличением лишь для того, чтобы увидеть, как она перейдет в более счастливые руки?»

    Такова слабость и ничтожность человечества. Так Бог играет со всем, что вызывает наше восхищение.

    Возвращаюсь к своему повествованию.

    МЕЖДУЦАРСТВИЕ

    Как бы ни был дурен государь, всегда найдутся люди, которые им интересуются. И Гай, зная, как сильно заслужил он ненависть сенаторов, знати и всех честных людей в государстве, позаботился привязать к себе солдат и народ: солдат – щедростью и допуская их к участию в своих кровавых грабежах; народ – зрелищами, играми и раздачами хлеба, мяса и всякой провизии. Даже рабы, которых он всегда готов был выслушивать, когда они доносили на своих господ, и которые часто благодаря этому выходили из рабства и обогащались, питали привязанность к Гаю – достойные приверженцы и покровители тирана.

    Заговорщики справедливо полагали, что им опасно показываться тотчас после смерти Гая, и потому, выбрав темные и окольные пути, вышли из дворца и скрылись.

    Их осторожность была не напрасна. Германцы из стражи, узнав, что императора убивают, бросились с обнаженными мечами; но, опоздав спасти его, принялись искать убийц. Те сенаторы, которые, зная или не зная о заговоре, имели несчастье попасться им на пути, сделались жертвами их ярости. Аспренат, первый, кого они встретили, был изрублен в куски. Норбан попытался защищаться и разделил его участь.

    Анонин не случайно попал в руки солдат. Любопытство мщения привело его на место убийства: он хотел насладиться зрелищем поверженного трупа того, кто изгнал и убил его отца. Это стоило ему жизни. Увидев опасность, он попытался спрятаться, но тщетно – германцы растерзали его.

    Между тем в театре царило страшное смятение. Долго не могли узнать наверняка, что случилось с Гаем. Одни говорили, что он убит – и это была правда. Другие утверждали, что он только ранен и что врачи осматривают и перевязывают его раны. Некоторые уверяли, что он, весь в крови, вырвался из рук убийц, добрался до ораторской трибуны и оттуда взывает к народу, требуя правосудия. Наконец, иные дошли до того, что заподозрили: все это ложный слух, пущенный самим Гаем, чтобы испытать, как к нему относятся. В этом ужасном смятении никто не решался даже выйти, боясь германцев, часть которых осталась стеречь выходы из театра и, не зная точно, что произошло, угрожала крайней жестокостью.

    Однако сомнение в таком деле не могло длиться долго. Вскоре все прояснилось. Ярость германцев, у которых не осталось господина, перед которым можно было бы выслужиться, утихла. Выходы освободились, и собрание разошлось.

    Винициан спасся не без труда. Видимо, стало известно, что этот сенатор участвовал в заговоре. Префект претория Клемент, в душе сочувствовавший ему, взял его под защиту и, высказавшись довольно открыто, не побоялся сказать солдатам преторианских когорт, что Гай сам был виновником своей гибели и что причину ее следует приписывать не столько заговорщикам, сколько поведению принцепса, который сам подготовил западню, в которую попал.

    Валерий Азиатик говорил с народом еще смелее. Когда толпа собралась на площади и со всех сторон раздавались крики: «Кто убил Гая?» – Азиатик возвысил голос и сказал: «Лучше бы это сделал я!» Эти слова, произнесенные твердо человеком высокого звания, успокоили волнение; к тому же народ уже давно привык покорно подчиняться.

    Но сенат, видя Гая мертвым и не имея определенного преемника, решил, что настало время вернуть себе прежние права. Консулами тогда были Гн. Сентий Сатурнин и Кв. Помпоний Секунд. Гай занимал консульство только двенадцать дней, а затем его сменил Помпоний. Последний, униженно склоняясь перед тиранией, покрыл себя позором низкопоклонством. Дион рассказывает, что на пиру незадолго до смерти Гая он лежал у его ног и часто наклонялся, чтобы поцеловать их. Сентий же был человеком гордым и с жаром ухватился за мысль восстановить республиканскую свободу.

    Как только можно было опомниться, консулы издали указ, в котором, изобразив правление и личность Гая в самых мрачных красках, обещали народу скорое и полное облегчение, а солдатам – щедрые награды, повелевая всем разойтись спокойно и ждать решения сената. Тем же указом сенат созывался не во дворце Юлия, который считался символом рабства, а на Капитолий.

    Сентий открыл заседание речью, полной благородных чувств: он поздравлял собрание с возвращением свободы республике, обличал долго терпимую тиранию и превозносил до небес поступок Хереи. Эти слова пришлись вполне по вкусу сенаторам, которые извлекли бы наибольшую выгоду из восстановления прежнего образа правления. Все они жаждали свободы, и некоторые уже заговаривали об уничтожении почестей и памяти Цезарей.

    Но предлагать было легче, чем исполнить. Конечно, сенаторы чувствовали трудность этого и, надо полагать, думали о мерах, чтобы упрочить столь желанную свободу, обладание которой было, по крайней мере, весьма ненадежным и могло исчезнуть в одно мгновение, как сон.

    Об этом мы напрасно стали бы искать подробностей у Иосифа, хотя этот историк весьма обстоятельно описал смерть Гая и ее последствия. Нам остается довольствоваться тем, что он сообщает, и просто сказать, что заседание сената затянулось далеко за полночь, и Херея пришел спросить у консулов пароль – чего не бывало в памяти человеческой. Пароль, который ему дали, был «Свобода», и он отнес его солдатам четырех городских когорт, подчинявшихся сенату.

    Херея был душой этой партии, и именно он приказал умертвить Цезонию и ее дочь. Он хотел, чтобы от семьи тирана не осталось ничего, и его дело казалось ему незаконченным, пока живы жена и дочь Гая. Многие заговорщики думали иначе. Они считали убийство женщины и ребенка подлым поступком и не находили справедливым наказывать Цезонию за преступления Гая. Но Херея, поддерживаемый большинством, доказывал, что преступления Гая были и преступлениями Цезонии, что она отравляла его рассудок зельями и потому была истинной виновницей его безумств и всех бедствий, постигших государство. Это мнение возобладало, и трибун Лупе получил приказ привести его в исполнение. Его выбрали потому, что он был родственником Клемента: хотели, чтобы префект претория хоть отчасти участвовал в последнем акте заговора, раз уж он ограничился тайными пожеланиями успеха первому и главному.

    Лупе застал Цезонию возле тела Гая, в порыве отчаяния, покрытую кровью, залитую слезами; дочь ее лежала рядом на полу. В своих жалобах она повторяла, что Гай не хотел верить ей, хотя она не раз предсказывала ему это несчастье – то ли намекая на советы, которые давала ему насчет его поведения и которые он пренебрегал выполнять, то ли подозревая о готовящемся заговоре и стараясь побудить его принять меры предосторожности, чего он не сделал.

    Увидев входящего Лупе с угрожающим и в то же время смущенным видом, она поняла, в чем дело, и, подставив горло, призвала его нанести удар. Она встретила смерть с твердостью, которая сделала бы честь и более добродетельной жизни. Ребенка убили вслед за матерью, и Лупе отправился доложить Херее о выполнении возложенного на него поручения.

    Сенат до сих пор действовал так, как будто бы он был вправе распоряжаться правительством. Возможно, он и имел на это право: но всё решила сила. Солдаты не были расположены подчиняться законам, исходящим от сената; и вскоре они заставили это чрезвычайно уважаемое, но безоружное собрание склониться перед их волей.

    Здесь впервые со времени нового правления, введённого Августом, произошёл открытый разлад между сенатом и солдатами. Впоследствии он повторится и приведёт к великим беспорядкам. Подобно тому, как во времена республики авторитет сената уравновешивался и часто подавлялся властью народа, так при императорах, или, вернее, в периоды междуцарствия, его соперниками и почти врождёнными врагами стали солдаты. Власть римских императоров, как всем известно, изначально была военной. Военные помнили об этом. Они всегда желали, чтобы государство имело лишь одного главу, и чтобы этим главой был не кто иной, как их верховный главнокомандующий. Это их настроение проявилось в событии, о котором сейчас идёт речь.

    Пока сенат совещался, офицеры и солдаты преторианских когорт собирали свои малые советы. Ещё не успели забыться ужасные раздоры и ужасы гражданских войн, порождённых республиканским правлением, от которых империя избавилась лишь благодаря единовластию. Поэтому все их желания были направлены в пользу монархии. Но, кроме того, они отлично понимали, что не в их интересах позволять сенату назначать им господина, и что они будут гораздо более уважаемы и облагодетельствованы принцепсом, обязанного им своим троном. Наконец, их привязанность к дому Цезарей не позволяла им даже помыслить о передаче империи кому-либо другому. Таким образом, их выбор почти неизбежно пал на Клавдия, брата Германика и дядю Гая. Но сам он и не помышлял об императорской власти.

    Клавдий, будучи крайне робким, столь же подверженным страху, сколь и неспособным к честолюбию, когда увидел, что император, его племянник, был убит почти у него на глазах, думал лишь о том, как бы спрятаться. Он забрался в самую верхнюю часть дворца и, забившись за дверь, закутался в занавесь. Простой солдат по имени Грат, который бегал повсюду – то ли в поисках убийц, то ли в надежде поживиться добычей, – войдя в комнату, где находился Клавдий, заметил его ноги, выглядывающие из-под занавеси. Желая узнать, кто там прячется, он подошёл и приподнял ткань. Клавдий, весь дрожа, решил, что сейчас его убьют: он бросился на колени перед солдатом, но тот, узнав его, тут же приветствовал его как императора. Вскоре к Грату присоединились другие солдаты. Они посадили Клавдия в носилки, а поскольку его перепуганные рабы разбежались, сами взвалили их на плечи и понесли через форум в свой лагерь. Вид у Клавдия был настолько жалким и растерянным, что многие из тех, кто видел, как его несли в лагерь преторианцев, пожалели его, решив, что его ведут на казнь.

    Он долго не мог прийти в себя; и когда консулы через народного трибуна вызвали его на заседание сената, о котором я упоминал, он ответил, что удерживается силой и по необходимости. Ночь он провёл в лагере.

    На следующий день события приняли оборот, способный придать ему смелости. Народ объединился с преторианцами в едином порыве и желал видеть Клавдия императором. Сенат же оказался в крайне затруднительном положении, имея на своей стороне лишь четыре городские когорты, верность которых и та была ненадёжна.

    Тем не менее, сенат предпринял ещё одну решительную попытку и вновь направил [13] двух народных трибунов к Клавдию, дабы убедить его не противиться общественной свободе и подчиниться законам, заверя, что он будет пользоваться всеми почестями, какие только могут быть оказаны гражданину в свободном государстве. Посланники выполнили свою миссию крайне плохо: устрашённые силами, на которые, как они видели, опирался Клавдий, они вышли за рамки данных им указаний и, помимо того, что должны были передать, добавили, что если он желает императорской власти, то получит её более законным образом, приняв её из рук сената.

    Преторианцы поняли, что стоит лишь проявить твёрдость, и сенат уступит их требованиям; а Клавдий, ободрённый ими и советами царя Агриппы, которому Иосиф приписывает [14] важную роль в этих событиях, ответил, что не удивляется, если сенат, так жестоко угнетавшийся прежними императорами, боится единоличного правления; что он надеётся изменить их мнение мягкостью и умеренностью, с которой будет пользоваться верховной властью; что он будет носить лишь её титул, а на деле разделит её со всеми сенаторами; что они могут положиться на его слово, гарантией которого служит его прежнее поведение.

    Посланники сената вернулись с этим ответом; а Клавдий вступил во власть империей, приняв присягу от солдат. Он пообещал каждому из них по пятнадцать тысяч сестерциев [15], а офицерам – пропорционально больше. Таким образом, он стал первым из Цезарей, кто, так сказать, купил империю; этот пагубный пример стал необходимостью для его преемников и впоследствии привёл к самым скандальным и гибельным злоупотреблениям.

    Мужество покинуло сенаторов так же, как и их сторонники; и когда консулы созвали собрание в храме Юпитера Победителя, в нём едва набралось сто человек. Пока они совещались, или, вернее, не знали, на что решиться, городские когорты, до сих пор поддерживавшие сенат, вдруг закричали, что хотят императора; и, чтобы не выглядеть откровенными предателями своего прежнего выбора, они оставили сенату право назначения. В собрании не было недостатка в людях, более достойных империи, чем Клавдий, и даже стремившихся к ней. Винициан и Валерий Азиатик были в их числе. Но Херея и заговорщики, ревностные защитники свободы, изо всех сил противились избранию императора; так что сенат оказался в странном затруднении: он не мог ни последовать своему желанию, потому что солдаты этому препятствовали, ни угодить солдатам, потому что Херея им сопротивлялся.

    Гордый трибун предпринял последнюю попытку вернуть отколовшиеся когорты на сторону свободы. Он попытался обратиться к ним с речью, но они отказались его слушать. «Что ж! – сказал он им. – Раз вы хотите императора, идите и спросите совета у возничего Эвтика». Этот Эвтик, возница «зелёных», пользовался огромным влиянием при Гае; и Херея хотел уязвить солдат, напомнив им об их прежнем рабстве у людей столь презренного рода. Он даже заявил, что принесёт им голову Клавдия, и что, свергнув безумие, он ни за что не допустит, чтобы его заменила глупость. Всё было напрасно. Один солдат, более дерзкий, чем остальные, воскликнул: «Друзья, разве не безумием было бы с нашей стороны обнажить мечи против своих же товарищей и перерезать друг друга, когда у нас есть император, связанный со всем домом Цезарей и не заслуживающий никакого упрёка?» Эта краткая речь окончательно убедила всех; и, подняв знамёна, они бросились в лагерь преторианцев, чтобы признать Клавдия своим императором.

    То же самое пришлось сделать и сенаторам. Они издали декрет о присвоении Клавдию всех титулов властителя и отправились с консулами во главе, чтобы выразить ему запоздалое и вынужденное почтение. Он не преминул принять их любезно и не без труда защитил их от оскорблений и насилия солдат.

    Затем он отправился во дворец, где собрал своих друзей, чтобы обсудить, как поступить с Хереей. Все единодушно восхваляли его действия. Кая так ненавидели, что все считали, что его убийство – это большая услуга, оказанная республике; и во время движения, последовавшего за его смертью, никто, ни великий, ни малый, ни солдат, ни гражданин, не думал отомстить за него. Но убийство принца – это преступление, за которое его преемник не преминет наказать ради собственной безопасности. Мы только что видели, что Херея угрожал самому Клавдию, и это, по словам Диона, послужило предлогом для приказа о его смерти, как будто в том случае, в котором он оказался, предлог был необходим. Вместе с ним был осужден Лупус, убивший Цезонию и ее дочь.

    Корнелий Сабин, видя, что все безнадежно, убеждал Херею предотвратить пытки добровольной смертью, и этот образ действий, столь соответствующий нормам языческого великодушия, казался необычайно подходящим для характера Хереи. По каким-то причинам он не захотел этого и ответил Сабину, что вполне счастлив подвергнуть Клавдия испытанию. Но когда ему была уготована смерть, он стойко перенес ее и снес себе голову одним ударом. Лупус же, робкий и нерешительный, так хорошо справлялся со своими неуверенными движениями, что его приходилось несколько раз останавливать; так и не сумев избежать смерти, которой он боялся, он продлевал и умножал свои мучения. Сабин, которому предложили помилование, покончил с собой.

    Херея оставил после себя великое имя: о нем все сожалели, и когда в феврале следующего года отмечались праздники, учрежденные для умиротворения мин умерших, народ почтительно упоминал его и просил простить неблагодарность, с которой было оплачено его благодеяние.

    С другой стороны, после смерти Каюс был так же ненавистен, как и при жизни. Он не удостоился чести публичных похорон. Заговорщики оставили его тело на том месте, где убили его, и оно оставалось там, не привлекая к себе внимания, пока один иностранец, царь Агриппа, не позаботился о том, чтобы его вынесли и положили на кровать. Оттуда его незаметно перенесли в сад одного из его увеселительных домов, где поспешно соорудили костер и бросили полусгоревшие останки в яму, которая была едва прикрыта. Однако когда его сестры Агриппина и Юлия вернулись из изгнания, они решили, что окажут честь своему брату, позаботившись о том, чтобы он был похоронен более достойно. По их приказу он был эксгумирован, сожжен дотла и снова похоронен с некоторой церемонией.

    Сенат презирал бы его память, если бы не Клавдий: по крайней мере, его имя, как и имя Тиберия, было удалено из торжественных клятв, которые обновлялись каждый год. Было бы желательно полностью уничтожить память об этом насильственном принце, и сенат приказал переплавить медную монету с его изображением и именем.
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    § I. Портрет Клавдия и его жизнь до восшествия на престол

    До сих пор у нас было так мало поводов упоминать о Клавдии, хотя он и был внучатым племянником Августа, племянником Тиберия и дядей Калигулы, что его почти можно считать в этой истории новым персонажем, которого необходимо представить, прежде чем перейти к повествованию о событиях его правления.

    Клавдий, второй сын Друза и Антонии, родился в Лионе 1 августа 742 года от основания Рима, в то время как его отец с большим успехом воевал с германцами. Его назвали Тиберий Клавдий Друз. Позже вместо прозвища Друз он принял имя Германик; а когда стал императором, добавил к нему имя Цезарь, хотя не принадлежал к дому Юлиев ни по рождению, ни по усыновлению. В истории он известен под именем Клавдий, которое носил его род.

    В детстве он страдал от жестоких и упорных болезней, которые оставили пагубные следы как в его теле, так и особенно в душе; так что всю жизнь он пребывал в состоянии слабоумия, делающего его неспособным ни к какому занятию, каким бы оно ни было. У него не хватало разума, чтобы управлять собой; и когда он вышел из-под опеки, за ним ещё долго приходилось присматривать, как за ребёнком.

    Для этого слабого и робкого ума, который в глубине своей не был лишён сообразительности, очень необходимым было бы мягкое воспитание. В учёбе он не был совсем неуспешен: он довольно хорошо овладел греческой и латинской словесностью. Он даже стал автором; и по совету Тита Ливия написал историю своего времени – не слишком осмысленную, но в изящном стиле. В речах, которые он, будучи императором, составлял по поводу текущих дел, язык был чист и правилен. Если бы его мягко поправляли в житейских ошибках, можно было бы надеяться исправить в нём самое отталкивающее и, возможно, довести его до состояния, в котором он мог бы хотя бы показываться на людях. Но с ним случилось то, что почти всегда происходит с детьми, обделёнными природой. Все окружающие обращались с ним сурово. Его мать, хотя в остальном и была мудрой и рассудительной принцессой, называла его человеческим уродом, неудавшимся человеком, грубым наброском; и когда она хотела указать на кого-то, кто был недалёк умом, она говорила: «Он глупее моего Клавдия». Ливия, его надменная и суровая по характеру бабка, выказывала ему одно презрение и говорила с ним крайне редко; а если ей нужно было дать ему какой-нибудь совет, она писала ему краткие, всегда резкие записки и передавала их через третьих лиц. Его наставник был грубым человеком, который, долгое время работая с лошадьми, сохранил в обращении со своим учеником жестокость своей первой профессии. Так всё способствовало тому, чтобы Клавдий всё больше тупел и чтобы в нём гасли малейшие искры разума.

    Один только Август, хотя и приходившийся ему лишь двоюродным дедом, был к нему добр. У нас есть письмо этого принцепса, в котором он сообщает Ливии, что в её отсутствие будет каждый день приглашать Клавдия к своему столу, чтобы тот не оставался наедине со своим наставником. В другом письме, также адресованном Ливии, он выражает удивлённое удовольствие по поводу удачного выступления Клавдия.

    Но что касается того, чтобы выдвигать его и возводить в почётные должности, как его брата Германика, Август не мог на это решиться, боясь выставить его на посмешище, дав ему пост, и самому стать посмешищем в результате. Действительно, вся внешность Клавдия была такова, что вызывала только смех. Он держался плохо, ходил, только пошатываясь непристойным образом; у него дрожали голова и руки; у него был глупый смех, а когда он сердился, у него шла пена изо рта; голос у него был глухой, речь невнятная. Он не знал приличий, не чувствовал значения слов, не умел ничего сказать или сделать к месту. Август так боялся его нелепости, что, соглашаясь по просьбе Ливии позволить ему исполнить довольно незначительную роль в играх в честь Марса, поставил условием, чтобы его контролировал помощник – из опасения, как бы он не сделал чего-нибудь смешного. Поэтому он оставил его простым римским всадником, дав ему в качестве единственного отличия звание авгура; и в своём завещании он упомянул его в числе наследников только в третью очередь, вместе с несколькими посторонними лицами, и завещал ему всего восемьсот тысяч сестерциев [1].

    Его дядя Тиберий вёл себя по отношению к нему так же. Когда его просили возвести Клавдия в почётные должности, он дал ему только консульские украшения; а когда Клавдий, недовольный чисто внешним отличием, снова стал просить, чтобы ему дали настоящую магистратуру, Тиберий в ответ послал ему сорок золотых [2], чтобы он мог справить сатурналии [3]. Тогда Клавдий, потеряв всякую надежду получить почётные должности, на которые давало ему право его происхождение, замкнулся в частной жизни, скрываясь то в своих садах под Римом, то в загородном доме в Кампании; и, следуя своей низкой натуре, он связался с людьми самого подлого звания и самых дурных нравов, которые втянули его в разврат. Вино, игра, женщины стали его единственными занятиями и сделали его ещё более презренным, чем он был из-за своего слабоумия.

    Однако имя, которое он носил, привлекало к нему знаки почтения, когда он появлялся в цирке или в театре. Дважды римские всадники выбирали его своим делегатом и оратором перед сенатом и консулами. Сенат, если бы ему не помешал Тиберий, дал бы ему право входа в своё собрание и место среди консуляров. Наконец, мы видели, что сам Тиберий в конце жизни, уничтожив почти всю свою семью, подумывал назвать его своим преемником; и, хотя он отказался от этого намерения, учитывая слабоумие своего племянника, он всё же выказал ему некоторое уважение в своём завещании и, рекомендуя армии, сенату и римскому народу всех своих близких, особо упомянул Клавдия и завещал ему два миллиона сестерциев (двести пятьдесят тысяч ливров).

    При Калигуле его судьба менялась не раз. Сначала этот молодой император, стремясь завоевать народную любовь, ввёл своего дядю в сенат и назначил его консулом вместе с собой. Второе консульство было обещано Клавдию через четыре года. Он не раз председательствовал на играх вместо Гая, и зрители приветствовали его возгласами, желая благополучия дяде императора, брату Германика.

    Но вскоре этот блеск угас, уступив место насмешкам и оскорблениям. Гай перестал стесняться с дядей, как и со всей империей: он сделал Клавдия своей игрушкой и постоянно потешался над этим слабоумным принцем. Если Клавдий опаздывал к императорскому ужину, ему нарочно не оставляли места, заставляя обходить зал, прежде чем милостиво допускали к столу. Когда же он засыпал после трапезы (что случалось часто, так как ночью он почти не спал), в него бросали косточки от олив или фруктов; иногда шуты били его палками или хлыстом, чтобы разбудить; а то и надевали ему сандалии на руки, чтобы, проснувшись и по привычке потянувшись потереть глаза, он тыкался в лицо собственной обувью.

    Были у него и серьёзные неприятности, и опасности под властью принцепса, столь же жестокого, сколь и оскорбительного.

    Я уже отмечал в предыдущей книге некоторые подобные случаи. Но, кроме того, ещё во время своего консульства Клавдий, отвечая за установку статуй Нерона и Друза – старших братьев Гая, – выполнил это с обычной небрежностью и едва не был лишён должности с позором. Позже его постоянно донимали доносами, даже от собственных домочадцев. Один из его рабов осмелился обвинить его в преступлении, каравшемся смертью. Дело расследовали. Гай сам выступил судьёй и пощадил его лишь из презрения, а не из страха. Другой раз Клавдия привлекли за подлог, так как он подписался свидетелем на спорном завещании. Я уже писал о том, как Гай встретил его, когда Клавдий, посланный сенатом, явился к нему в Галлию. С тех пор его унизили до последнего места среди консуляров при голосовании в сенате. Именно такой человек – столь же презираемый, сколь и жалкий, – должен был достичь власти, дабы римская гордыня познала все виды унижений.

    Гай Август IV – Гн. Сентий Сатурнин. Год Рима 792. От Р. Х. 41.

    Возведённый на престол событием, в котором, как мы видели, он не сыграл никакой роли, Клавдий поначалу проявил умеренность, соответствовавшую его характеру. Некоторые пороки требуют ума, а у Клавдия его не хватало даже на амбиции или высокомерие.

    Принимая почётные титулы, дарованные сенатом, он отказался от звания «Отца Отечества» (хотя позже принял его) и никогда не использовал имя «Император» как преномен.

    Он объявил полную амнистию за все события двух дней смуты, предшествовавших его признанию сенатом, и честно её соблюдал. Наказали лишь главных убийц Гая. Он запретил преследовать как заговорщиков против предшественника, так и противников своего воцарения. Те, кого рассматривали как его соперников, не только избежали мести, но и получили его милости.

    Гальба, командовавший легионами в Нижней Германии (и которого многие уговаривали захватить власть после смерти Гая), Клавдий всегда считал другом. Валерий Азиатик получил от него второе консульство, а погиб лишь из-за козней Мессалины и Вителлия. Винициан мог бы жить спокойно, если бы не участвовал в заговоре Скрибониана против императора. У Клавдия не было злопамятства, и те, кто оскорблял его в дни слабости, не боялись его как принцепса, если не провоцировали новых обид.

    Он проявил доброту, чтя память всех родственников, хотя те мало заслуживали благодарности. Его самая священная клятва была «гением Августа». Он обожествил Ливию – хоть это и было кощунством, но хотя бы показало его благодарность к суровой бабке, в отличие от Тиберия, забывшего мать, подарившую ему власть. Он учредил праздники в честь отца Друза, матери Антонии, брата Германика и даже деда Марка Антония, чьё имя было запятнано сенатскими указами. Он достроил триумфальную арку Тиберия, оставшуюся незавершённой. Отменив все распоряжения Гая, он, однако, не позволил отмечать день его смерти как праздник, хотя считал его днём своего восшествия. Он вернул из изгнания племянниц, лишённых наследства братом.

    Он отменил закон об оскорблении величества, столь страшный при Тиберии и Гае, и освободил всех, кто сидел в тюрьме по этому предлогу.

    Он выказывал глубокое уважение к сенату, требуя его одобрения для важных решений. Для срочных или мелких дел он восстановил совет принцепса, созданный Августом и забытый после удаления Тиберия на Капри.

    Смерть Гая и заседания сената против него самого так напугали Клавдия, что первые 30 дней правления он не решался появиться в курии, а потом приходил лишь с префектом претория и трибунами охраны – и только с разрешения сенаторов.

    Он почтительно относился к магистратам: если консулы подходили к нему в сенате, он вставал им навстречу. Он участвовал в судах преторов как простой советник. Когда трибуны народа явились к нему на трибунал, он извинился, что не может усадить их из-за тесноты.

    В личных и семейных делах он вёл себя как частное лицо. Не учреждал игр в честь своего дня рождения. В отличие от безумного Гая, запретил поклоняться себе и приносить жертвы. Он отменил непристойные сенатские восхваления, недостойные столь почтенного собрания. Правда, эта льстивая мода позже возродилась – историки «Жизни Августа» приводят примеры, оправдывающие презрение Клавдия к ней.

    Ему предложили носить триумфальную тогу на играх, но он чаще ограничивался пурпурной каймой, как обычные магистраты. Он разрешил поставить себе лишь три статуи, называя их пустой тратой и помехой для площадей и зданий.

    У него было две дочери: Антония, рожденная от Элиды Петины, и несчастная Октавия, прославившаяся лишь своими злоключениями. Старшую он выдал за Гн. Помпея, которому разрешил вновь носить прозвище «Магн» или «Великий», запрещенное ему Гаем. Октавию, еще почти младенца, он обручил с Л. Силаном. Эти союзы соответствовали римским нравам, не признававшим иного благородства, кроме своего собственного. Отмечу лишь, что церемонии прошли без пышности, без помпезной обстановки, без публичных торжеств. Суды заседали как обычно, сенат собирался, сам Клавдий председательствовал и судил по своему обыкновению. Однако зятьям не приходилось жаловаться на его равнодушие к их возвышению. Они были обласканы, как некогда юные принцы императорского дома Августом и Тиберием, и получили привилегию добиваться должностей на пять лет раньше положенного законом возраста.

    Клавдий поставил себе задачей во всем действовать наперекор Гаю и даже открыто заявлял, что осуждает правление этого безумного принцепса. Он отменил новые налоги, сжег те ужасные списки, о которых я уже говорил, – один назывался «Кинжал», другой «Меч», – и казнил вольноотпущенника Протогена, который их хранил. Он велел представить себе бумаги, с которых Гай приказал снять копии, тщательно сохраняя оригиналы. Те, кто их предоставил, или, напротив, был в них обвинен, получили возможность ознакомиться с ними и прочесть; после чего все было сожжено у них на глазах. Я уже говорил, что Клавдий не позволил сенату предать проклятию память своего предшественника, но велел в одну ночь убрать все его статуи. Он отменил обычай новогодних подарков, превратившийся при Гае в настоящий грабеж. Не признавая низкой и корыстной выгоды, он запретил делать своими наследниками родственников и даже исправил несправедливости, которые многие семьи потерпели при двух последних принцепсах из-за завещаний, продиктованных страхом и лестью. Он вернул городам статуи их богов, похищенные Гаем и перевезенные в Рим. Словом, ненавидя, как и все добрые люди, безумства этого тирана, он щадил его память лишь в том, что слишком близко касалось достоинства императорского дома и прав верховной власти.

    При таком поведении неудивительно, что Клавдий в начале своего правления снискал большую любовь. Народ его обожал, и когда во время поездки в Остию распространился слух, что он пал жертвой заговора убийц, толпа пришла в ярость, обвиняя солдат в измене, а сенаторов – в цареубийстве, и готова была поднять жестокий мятеж, если бы несколько человек, взойдя по приказу магистратов на ораторскую трибуну, не заверили всех, что император жив и скоро прибудет.

    Вскоре, однако, все изменилось – случай весьма обычный, примеры которого дает почти каждая смена правления. Удивительно то, что в поступках, которые первоначально снискали Клавдию народную любовь и уважение, не было никакого притворства. Он от природы был склонен к добру и совершенно не способен к лицемерию. Но что могут добрые наклонности слабого ума против влияния, которое приобретают над ним окружающие его негодяи? Клавдий был создан для того, чтобы им управляли. Он никогда не умел ничего, кроме как повиноваться своей бабке Ливии, матери Антонии и вольноотпущенникам, которые должны были ему служить. Привыкнув жить под опекой женщин и слуг, он продолжал это делать и став императором, и его правление стало правлением Мессалины, а затем Агриппины – с одной стороны, и Палланта, Нарцисса, Каллиста, Полиба, Феликса и других жалких вольноотпущенников – с другой.

    Когда Клавдий достиг власти, его супругой была печально известная Мессалина, дочь его двоюродного брата Валерия Мессалы Барбата. Нет человека, который не знал бы об ужасных бесчинствах, сделавших эту принцессу позорно знаменитой. Но представление о ней будет неполным, если к ее распутству не добавить жестокость, заставившую ее пролить самую знатную кровь ради удовлетворения своей ревности и мстительности.

    Тремя самыми могущественными вольноотпущенниками Клавдия были Паллант, его казначей, Нарцисс, его секретарь, и Каллист, ведавший подачей прошений императору. В дальнейшем у нас будет достаточно случаев познакомиться с первыми двумя. Здесь же отмечу только, что они, по свидетельству Плиния [4], были богаче, чем когда-либо был Красс, и что однажды, когда Клавдий жаловался на скудость фиска, или императорской казны, ему ответили, что он станет очень богат, если двое из его вольноотпущенников согласятся поделиться с ним своим состоянием.

    Каллист, не уступавший им в богатстве, был вольноотпущенником Гая и уже тогда завоевывал расположение Клавдия, одновременно участвуя в заговоре против своего патрона и императора. Когда Гай был убит, Каллист убедил Клавдия, что спас ему жизнь, и что, получив приказ отравить его, он ловко и удачно уклонился от его исполнения. Этот факт, который покажется маловероятным любому, кто имеет верное представление о Гае, нашел веру в уме Клавдия и расположил его довериться Каллисту.

    О наглости этого вольноотпущенника можно судить по одному случаю, который Сенека приводит как очевидец. «Я видел, – говорит он [5], – как бывший хозяин Каллиста стоял у его дверей». Этот хозяин продал его как негодного раба, которого не желал видеть в своем доме, и Каллист отплатил ему тем, что не допускал его в свой дом, в то время как другие входили свободно.

    Клавдий был рабом этих надменных рабов. Они настолько овладели его особой, что никто не мог приблизиться к нему без их разрешения. Они давали аудиенции, даря привилегию носить на пальце золотое кольцо с изображением императора. Можно предположить, что те, кто удостоился этой милости, были избавлены от унизительного обычая, которому робость Клавдия подвергала всех, желавших к нему обратиться. Всех обыскивали из опасения, что под одеждой могут быть спрятаны оружие. Лишь позже и с большим трудом он освободил от этого женщин и юношей обоего пола.

    Вольноотпущенники Клавдия распоряжались всем в империи. Они продавали или раздавали по своему капризу почести, командование армиями, льготы, казни – и все это, даже не ставя в известность своего господина. Они отменяли его пожалования, отменяли его судебные решения, делали недействительными назначения на должности, которые он утвердил, и открыто меняли их. Наконец, они решали вопрос жизни и смерти самых знатных людей, и Юлия, дочь Германика, горько испытала это уже в начале правления своего дяди Клавдия.

    Эта принцесса, по-видимому, гордившаяся своим происхождением, не склонялась перед Мессалиной и пренебрегала тем, чтобы ей угождать. Кроме того, она была очень красива, и, как племянница, имела свободный доступ к Клавдию, видя его очень часто и в любое время. Оскорбленная и ревнивая Мессалина поклялась ее погубить и добилась этого при помощи вольноотпущенников. Она обвинила ее в бесчинствах и прелюбодеяниях – обвинение, вполне уместное в устах Мессалины! – и, хотя преступления не были доказаны, а обвиняемая такого ранга не была выслушана в свою защиту, Юлия была сначала сослана, а вскоре умерщвлена.

    Сенека оказался замешан в это дело и, как виновный в прелюбодеянии с Юлией, был отправлен в изгнание на остров Корсику. Осуждение, которое было делом рук Мессалины, не является позором, и вся жизнь этого знаменитого человека вполне его оправдывает. Я дам здесь его описание до времени, о котором сейчас рассказываю. Важно хорошо знать личность, которой впоследствии предстоит сыграть большую роль и которая, кроме того, интересна нам своими сочинениями, находящимися у нас в руках.

    Сенека родился в правление Августа в Кордове в Испании, в почтенной семье, где царила любовь к литературе. Его отец, Марк Анней Сенека, римский всадник, с юности мечтал перебраться в Рим: но, удерживаемый в провинции буйством гражданских войн, смог осуществить свое намерение лишь тогда, когда единовластие восстановило спокойствие в этой столице мира. Там он прославился своим красноречием в декламационном жанре, который был чрезвычайно в моде. От него остался сборник фрагментов декламаций самых известных риторов, которых он слышал. Память у него была превосходная, и в расцвете лет она достигала чудесного уровня. Хотя в старости она ослабла, он нашел ее еще достаточно надежной, чтобы предоставить и воспроизвести все эти разнообразные отрывки, которые он собрал по просьбе и для пользы своих сыновей.

    У него было трое сыновей: Новат, наш Сенека и Мела (или Мелла). Новат был усыновлен Юнием Галлионом, от которого и принял имя. Это тот самый проконсул Ахайи Галлион, о котором упоминается в Деяниях Апостолов [6]. Он посвятил себя красноречию и приобрел некоторую известность. Мела был отцом поэта Лукана. Но Сенека – слава этого дома.

    Его отец тщательно развивал счастливые задатки прекрасного ума, рожденного со всеми качествами, обещающими оратора: проницательностью, возвышенностью, плодовитостью. Он предназначал его к судебному красноречию, которое у римлян было открытым путем для талантов к достижению почестей. Однако склонность сына определила его к изучению стоической философии: и прекрасно слышать, как он сам описывает впечатление, которое производили на него уроки его учителей. Вот как он выражается об этом в одном из своих писем, уже в зрелом возрасте.

    «Когда я слушал, – говорит он [7], – философа Аттала и его пламенные обличения пороков, заблуждений и зол жизни, я сострадал человеческому роду и восхищался человеком, который казался мне возвысившимся над состоянием жалких смертных. Если он принимался восхвалять бедность и показывать, как все, что превышает потребности природы, есть бесполезное бремя, обременительное для того, кто его несет, у меня часто возникало желание выйти из его школы бедняком. Если он нападал на сладострастие и восхвалял целомудренное тело, скромный стол, чистое сердце, свободное не только от запретных удовольствий, но и от излишних, я чувствовал влечение к всеобщей умеренности. От этих добрых расположений, – добавляет он, – я сохранил некоторые остатки, потому что отдавался всему с крайней живостью».

    Затем он подробно описывает эти остатки, безусловно достойные уважения, своего первого рвения: отказ на всю жизнь от изысканных яств и от всякой пищи, способной лишь возбуждать аппетит у тех, кто уже не нуждается в еде; неупотребление ни благовоний, ни вина, ни горячих ванн; жесткий тюфяк, выдерживающий вес тела; стремление заменять в даже дозволенных вещах умеренностью воздержание.

    Сначала он впал в крайнюю суровость. Пылко воспринимая наставления своих учителей, юный Сенека жадно принял и сделал правилом странный принцип философа, которого он называет Соционом, который, не будучи убежденным пифагорейцем, убеждал своих учеников воздерживаться от всего, что имело жизнь. «Если Пифагор был прав, – говорил он, – и переселение душ людей в тела животных реально, то есть жестокость в поедании их плоти. Если он ошибался, какой риск вы несете? Риск воздержания [8]». Вооружившись этим прекрасным рассуждением, Сенека целый год соблюдал пифагорейское воздержание и уверял, что этот режим стал для него не только привычным, но и приятным. Он считал, что его ум стал более подвижным, свободным и легким для всех операций.

    Не он устал от этого. Его отец с трудом переносил его страстное увлечение философией, которое могло отвлечь его от пути к успеху. Он воспользовался шумом, который тогда поднялся в городе из-за того, что римляне называли «чужеземными суевериями». Это был иудаизм, отчасти характеризовавшийся, как известно, воздержанием от некоторых видов пищи. Поскольку Тиберий тогда изгонял евреев из Рима, как мы отмечали на пятом году его правления, отец Сенеки притворился, что боится неприятностей для сына, если тот будет упорствовать в режиме, который можно было счесть суеверным: «И я легко позволил себя убедить, – говорит Сенека [9], – есть лучше».

    Увлекаясь философией, он не пренебрегал упражнениями в красноречии. Эти два занятия, и особенно та часть философии, которая касается нравов, страстей и познания человеческого сердца, всегда считались великими мастерами необходимыми для оратора. Сенека занялся адвокатурой и преуспел в ней настолько, что возбудил зависть Калигулы. Немного не хватило, как мы видели, чтобы его успехи не стоили ему жизни.

    У нас нет ни одной из его речей, то ли потому, что он не публиковал их, то ли потому, что они погибли, как и многие другие памятники античности. Но мы знаем из его философских сочинений его вкус к красноречию, весьма отличный от вкуса Цицерона и золотого века. Короткие фразы, смелые и часто ложные мысли, изысканные антитезы, необычные обороты, которые, с ложным оттенком парадокса, всегда стремятся поразить. В нем нет той прекрасной естественности, того плавного, легкого стиля, который кажется почти языком самих вещей. Сенека, при всем богатстве и разнообразии мыслей, всегда предлагает одни и те же обороты; и он не берет тон вещей, а придает им свой.

    Пороки изложения, которые мы замечаем у Сенеки вслед за Квинтилианом [10], сами по себе соблазнительны; и так как он соединял с ними мощный и возвышенный ум, властное воображение и обширные познания, он создал себе блистательную репутацию, стал единственным образцом, по которому молодежь охотно себя формировала: читали только его. Так он довершил упадок красноречия, которое уже начало клониться к закату в конце правления Августа. Декламаторы нанесли ему первый удар: но они не имели достаточного авторитета, чтобы создать школу. Человек с достоинствами Сенеки увлек за собой толпу подражателей, которые часто копировали только его недостатки.

    Он прекрасно чувствовал разницу между собой и древними. Поэтому он старался их дискредитировать, понимая, что не может быть хвалим теми, кто ими восхищается. Светоний [11] обвиняет его в том, что он отвратил от них Нерона, своего ученика, чтобы тот ценил только его.

    Его вкус к красноречию очень хорошо сочетался с изощренностью и испорченностью нравов века, в котором он жил. Сам он дал принцип, на котором основано это размышление, его осуждающее. «Каков образ жизни, таков и стиль, – говорит он [12], – речь следует за нравами. Если дисциплина государства ослабла и изнежилась от роскоши, доказательством общественной распущенности будет всеобщее увлечение изнеженным и жеманным стилем». Известно, каковы были римские нравы при Калигуле, Клавдии и Нероне: и довольно странно, что человек с такой строгой моралью, как Сенека, был главой и главным автором испорченного вкуса в красноречии, который, по его же словам, естественно соответствует распущенности нравов.

    Сенека иногда забавлялся поэзией и упражнялся в разных жанрах. Ему приписывают несколько эпиграмм; его сатира против Клавдия содержит стихи, часто очень изящные и полные соли. Трагедии, носящие его имя, не все принадлежат ему. Но ученые довольно единодушно признают его автором «Медеи», «Ипполита», «Троянок» и, возможно, «Эдипа». В них видны добродетели и пороки его стиля: возвышенность мыслей, но тон изложения более искусный, чем истинный и естественный.

    Его страсть к учению была столь же пылкой, сколь и постоянной. Став старым и удалившись от двора, он работал с жаром юноши. «Я не провожу ни одного дня в праздности, – говорит он, – я отвоевываю для учения даже часть ночей. Я не предаюсь сну, я ему поддаюсь; и когда мои глаза устают и только и ждут, чтобы закрыться, я все еще держу их прикованными к работе. Я отказался не только от людей, но и от дел, и прежде всего от своих собственных. Я занимаюсь только потомством, которому стараюсь служить, составляя спасительные уроки, которые я рассматриваю как полезные рецепты для исцеления болезней души [13]».

    Это усердие в работе тем более достойно похвалы, что Сенека всегда отличался очень слабым здоровьем. Он сам говорит о себе, что едва ли есть какая-либо болезнь, которую он не испытал бы. В молодости его мучили сильные простуды, угрожала чахотка. В более зрелом возрасте он стал подвержен приступам астмы, которые причиняли ему сильные страдания и часто казалось приближали его к смерти. Диета, умеренность, умеренные физические упражнения поддерживали это хрупкое здоровье и сохраняли до конца силы, достаточные для поддержания энергии и активности его ума.

    Обладая талантами и мужеством, Сенека мог претендовать на всё в Риме; и действительно, он уже занимал должность квестора, первую ступень почестей, когда немилость, о которой я говорил, казалось, навсегда разрушила его надежды. Я уже сказал, что маловероятно, чтобы он заслужил её; и изложение, которое я дал о его жизни, легко позволит каждому беспристрастному читателю понять мою мысль. Свидетельство о строгости и правильности нравов, доведённой до суровости, несомненно, должно иметь больший вес, чем свидетельство Мессалины.

    Сначала он стойко переносил свою немилость, как можно судить по речи, которую он отправил из места своей ссылки к своей матери Гельвии, пытаясь её утешить. Гельвия была достойной женщиной, у которой ум сопровождал и украшал добродетель. Её сын обращается к ней с самой сильной и возвышенной речью; всё великолепие стоической философии развёрнуто в этом произведении. Можно подумать, что он говорит слишком много, чтобы ему поверили: но по крайней мере несомненно, что если бы он был сломлен своим несчастьем, у него не было бы душевного спокойствия, необходимого для создания произведения значительного объёма, выдержанного от начала до конца в высоком стиле.

    Долгая ссылка наскучила ему, и его гордость покинула его примерно на третий год пребывания на Корсике. У нас есть произведение этого периода, которое не делает чести его философии. Полибий, вольноотпущенник Клавдия и его литературный помощник, потерял брата. Сенека написал по этому поводу речь, в которой низко льстил этому жалкому слуге, чья наглость доходила до того, что он часто разгуливал на публике между двумя консулами. Меньше удивления вызывает то, что он осыпает самыми пышными похвалами глупого императора, к которому, однако, испытывал лишь презрение. Но самое непростительное – это то, что он просит о своём возвращении на любых условиях, соглашаясь оставить пятно на своей невиновности, лишь бы его избавили от ссылки. Похвалив милосердие Клавдия, который, по его словам, «не низверг меня, но, напротив, поддержал своей благодетельной и божественной рукой против ударов судьбы, который молил за меня сенат и не удовольствовался тем, чтобы даровать мне прощение, но пожелал его испросить», он добавляет: «Ему решать, какое мнение он хочет, чтобы сложилось о моём деле. Либо его справедливость признает его хорошим, либо его милосердие сделает его благоприятным. Для меня будет равным благодеянием, если он обнаружит мою невиновность или будет обращаться со мной как с невиновным». И в конце он заявляет, что благоговеет перед молнией, которая его справедливо поразила.

    Это было падением очень низко, и это столь малодушное сочинение, вероятно, то самое, о котором Дион утверждает, что впоследствии автор так стыдился его, что пытался его уничтожить. В довершение несчастья, вся эта трусость оказалась бесполезной. Сенека оставался в ссылке ещё пять лет; и если бы не переворот при дворе, вызванный падением Мессалины, он рисковал провести там всю свою жизнь. Вернёмся к хронологии событий, от которой мы несколько отклонились.

    Дион сообщает под первым годом правления Клавдия о различных постановлениях, касавшихся городского порядка и зрелищ. Любопытствующие могут обратиться к самому автору за подробностями.

    Римляне вели войну на Рейне с одной стороны и против мавров – с другой. Гальба, командовавший, как я уже говорил, легионами Нижней Германии, победил хаттов. Но, возможно, он заслуживает меньше похвал за эту победу, которая не кажется особенно значительной, чем за восстановление дисциплины среди войск, которые его предшественник Гетулик содержал в излишней мягкости. Уже на следующий день после принятия командования, во время представления в лагере, когда солдаты захлопали, он приказал им держать руки под плащами, на что кто-то сочинил стих, распространившийся в армии: «Солдат, учись своему ремеслу. Теперь ты имеешь дело не с Гетуликом, а с Гальбой». Он был очень строг в отношении отпусков, заставлял как ветеранов, так и новобранцев усердно тренироваться. Такое поведение принесло ему похвалы от Калигулы и позволило его войскам разбить германцев.

    Похоже, что Габиний Секунд командовал армией Верхнего Рейна. Он победил марсов [14] и кациков, германские племена; и Светоний [15] отмечает, что Клавдий, нисколько не ревнивый и не подозрительный, позволил ему в честь победы над кауками принять прозвище «Кауцик», хотя после изменения государственного устройства подобные прозвища, производные от названий покорённых народов, стали крайне редки для тех, кто не принадлежал к императорскому дому.

    Успехи против германцев позволили Клавдию принять титул Императора.

    В Мавритании война была более значительной. Она началась из-за смерти Птолемея, несправедливо убитого Калигулой. Эдемон, вольноотпущенник этого царя, захотел отомстить за смерть своего господина. Он поднял народы и тем самым привлёк в страну римские войска, которые никогда ранее туда не проникали.

    Светоний Паулин, бывший претор, выступил против мавров. Он обладал военным талантом, и впоследствии мы увидим, как он приобрёл большую славу на поле боя. Он вторгся на вражеские земли, опустошил их и первым из римских полководцев перешёл через гору Атлас, что было воспринято как памятный подвиг.

    Гней Гозидий Гета сменил его и получил славу за завершение этой войны подчинением Мавритании, которая таким образом стала римской провинцией. Дион украшает свой очень краткий рассказ об этом походе событием, которое можно смело считать вымышленным. Он говорит, что Салаб, предводитель мавров, дважды побеждённый Гетой, отступил в пустыню среди песков; что римлянин преследовал его, но, оказавшись без воды, был близок к гибели со всей армией, если бы местные жители не предоставили ему помощь посредством некоторых чар, некоторых заклинаний, с помощью которых дождь был привлечён с неба и пролился обильно. Дион добавляет, что варвары заключили из этого чуда, что боги объявили себя на стороне римлян, и поэтому решили сложить оружие.

    Достоверно то, что Мавритания тогда подчинилась римскому владычеству, которое благодаря этому завоеванию распространилось в Африке вплоть до пролива и великого моря. Клавдий разделил Мавританию на две провинции, которыми управляли римские всадники и которые получили названия по своим столицам. Тингис (ныне Танжер) дал имя Мавритании Тингитанской. Другая была названа Цезарейской в честь Цезареи, бывшей резиденции царя Юбы, который, расширив и украсив этот город, изменил его прежнее название на Цезарею в знак признательности и почтения к Августу. Клавдий сделал её римской колонией. Она лежит в руинах уже несколько веков. Г-н д’Анвиль указывает её местоположение между Алжиром и древней Картенной, ныне Тенез.

    Последние события, о которых я только что рассказал, переходят на второй год правления Клавдия. Мне остаётся рассказать о щедрости этого императора по отношению к нескольким союзным Риму царям в первый год.

    Он вернул Антиоху Коммагену, которую Калигула сначала дал ему, а затем отнял.

    Митридат Иберийский, ставший царем Армении при Тиберии, был вызван Калигулой в Рим и закован в цепи. Клавдий даровал ему свободу и отправил обратно в его владения, куда он, однако, вернулся лишь несколько лет спустя, поскольку парфяне захватили их во его отсутствие.

    Другой Митридат, потомок великого царя с этим именем, был поставлен во главе Боспора Киммерийского. А так как Полемон владел этой страной, Клавдий возместил ему потерю, отдав часть Киликии.

    Он осыпал благодеяниями царя Агриппу, который всегда был предан его дому и даже оказал ему услуги, когда речь шла о его восшествии на престол. Клавдий расширил его владения и восстановил царство Иудеи и Самарии в тех границах, в каких им владел его дед Ирод. По его просьбе он даровал его брату Ироду небольшое царство Халкиду или Халкидену в Сирии. Он удостоил одного консульских знаков отличия, другого – преторских и разрешил им благодарить его на греческом языке в собрании сената.

    Я уже отмечал, что Агриппа, несмотря на множество пороков, любил свою религию. Вернувшись в Иерусалим, он принес Богу благодарственные жертвы и повесил в храме золотую цепь, которую Калигула дал ему взамен железной, которую он носил при Тиберии.

    Клавдий, из уважения к Агриппе, благоволил к иудеям: он восстановил права александрийских иудеев, как я уже говорил, и общим эдиктом гарантировал всем иудеям, рассеянным по разным провинциям империи, свободное исповедание их религии при условии, что они не будут нарушать религиозные обычаи других [16].

    Клавдий принял второе консульство в первое января после своего восшествия на престол. Это была неизменная практика всех императоров, начиная с Калигулы, – становиться консулами в начале своего правления.

    Клавдий Цезарь Август Германик II – Г. Цецина Ларг. Год Р. 793. От Р. Х. 42.

    Клавдий исполнял консульские обязанности со скромностью, которая была бы вполне достойна похвалы, если бы проистекала из здравого суждения и размышления. Он принес вместе со всеми сенаторами клятву соблюдать постановления Августа и не позволил клясться на своих собственных. По истечении консульства, которое он занимал всего два месяца, он принес установленную присягу, как простой гражданин, и поступал так каждый раз, когда был консулом.

    Та же умеренность проявлялась и в других аспектах его поведения. Двадцать четвертого января, в день, когда он был провозглашен императором преторианцами, он не назначил никаких торжеств или празднеств: лишь раздал по двадцать пять денариев каждому солдату своей гвардии, которым был обязан престолом, и это стало правилом, которое он соблюдал каждый год. Если преторы хотели отмечать этот день, день его рождения или день рождения Мессалины играми и зрелищами, он не препятствовал им, но и не возражал, если они воздерживались от этого, предоставляя им полную свободу в этом вопросе. В этом году Мессалина родила ему сына, которого сначала назвали Тиберием Клавдием Германиком и который впоследствии стал известен под именем Британника. До этого у правящего императора никогда не рождался сын. Однако, несмотря на это счастливое и дотоле небывалое событие, Клавдий не устроил никаких пышных торжеств.

    Получив жалобы на управляющих государственной казной, он не стал укорять их, но лично присутствовал при заключении договоров и аренд и сам исправил то, что казалось ему непорядком. Он отменил благодарственные речи, которые в сенате произносили легаты, отправляемые управлять провинциями и командовать армиями от имени императоров. «Они не должны быть мне обязаны, – говорил он, – как будто я исполняю их желание получить должность. Это я обязан им за то, что они помогают мне нести бремя правления. И если они хорошо исполняют свои обязанности, я воздам им еще большей похвалой». Замечательные слова, достойные того, чтобы исходить не из уст слабоумного императора, а из уст мудрейшего из государей.

    Клавдий подражал Августу в простоте общения с сенаторами. Он навещал их во время болезни, присутствовал на их семейных праздниках. Как бы ни был он зависим от своих рабов, были случаи, когда он не слушал их недовольства и даже наказывал за их наглость. Когда народный трибун жестоко избил одного из императорских рабов, Клавдий ограничился тем, что на несколько дней лишил этого магистрата служителей и ликторов, полагавшихся ему по должности. Напротив, он приказал высечь на площади своего раба, который проявил неуважение к знатному человеку.

    Он проявлял заботу о благе общества в тех вопросах, которые были ему доступны. Он строго требовал от сенаторов посещения собраний, хотя трудно поверить, если полагаться на Диона, что некоторые из них были так сурово им наказаны за нерадивость в этом деле, что в отчаянии покончили с собой. Когда ему указали, что проконсулы, избранные по жребию для управления провинциями народа в течение года, слишком долго задерживались в городе, что вредило службе, он приказал им выехать до первого апреля.

    Он всегда очень заботился обо всем, что касалось городского благоустройства и снабжения. Во время сильного пожара он лично явился на место и провел там две ночи; а так как солдаты и рабы, предназначенные для помощи в таких случаях, не справлялись, он приказал магистратам призвать горожан из всех кварталов помочь в тушении и велел принести мешки с деньгами, чтобы тут же наградить тех, кто отличится усердием и храбростью.

    В том году, о котором мы сейчас говорим, Рим пострадал от сильного голода, и это бедствие повторялось в последующие неурожайные годы. Народ взбунтовался. Однажды Клавдий внезапно оказался окружен толпой мятежников, которые осыпали его оскорблениями, бросали в него куски хлеба, и ему с трудом удалось спастись от их ярости, войдя во дворец через потайную дверь.

    Нет сведений о том, что он наказал эту наглость, но известно, что он приложил все усилия, чтобы побороть голод и обеспечить, чтобы даже в непогоду доставка зерна морем в Рим не прерывалась. Ведь Италия, почти полностью занятая садами и парками знати, почти не производила необходимого для пропитания своих жителей. Она существовала за счет зерна, доставляемого морем; а поскольку зимняя навигация была трудной и опасной, приходилось в это тяжелое время жить запасами, привезенными летом. Клавдий побуждал торговцев бороться с суровостью сезона, обещая им награды и возмещая убытки, которые могли причинить бури; он предоставил судостроителям большие привилегии. Наконец, он возобновил и усовершенствовал проект, задуманный при Калигуле, – создать в Италии удобный порт, куда могли бы легко и безопасно заходить флоты из Африки и Александрии. Его предшественник думал построить его в Регии. Клавдий же хотел приблизить к Риму доставку самых необходимых для жизни припасов и выбрал для задуманного порта устье Тибра.

    У этой реки два устья: Остийское слева и Портовское справа, разделенные островом, который, по-видимому, образовался из наносов, принесенных течением. Правое устье было тогда гораздо шире, и именно здесь Клавдий решил строить. И хотя инженеры и архитекторы, представляя ему смету, пытались отпугнуть его расходами, он не остановился перед этой трудностью. Он предпринял, по словам историка Диона, сооружение, достойное мужества и величия Рима, – и завершил его.

    В земле вырыли обширный бассейн для приема морских вод, оградив его по всему периметру дамбой. Были построены две далеко выступающие в море мола, а у входа возвели волнолом с башней, подражая Александрийскому маяку и с той же целью. Чтобы укрепить основание этого волнолома, в море затопили и замуровали самый большой корабль, который до тех пор видел свет. Он ранее использовался для перевозки из Египта в Рима обелиска, упомянутого при Калигуле. Следует полагать, что это чудесное судно, как называет его Плиний [17], уже не могло выходить в море, раз его использовали для столь далекой от первоначального назначения цели. Вокруг этого порта вырос город, принявший его имя. Ныне это Порто. Но хотя Траян и добавил новые сооружения к творениям Клавдия, уже много веков как все разрушено, и едва ли можно найти их следы.

    Пока велись работы в порту, туда заплыло морское чудовище, привлеченное, по словам Плиния [18], кожами, привезенными из Галлии на корабле, потерпевшем крушение в этом месте. Чудовище так жадно преследовало свою добычу, что слишком приблизилось к берегу и село на мель. Оно оказалось в ловушке, и его спину, возвышавшуюся над водой подобно опрокинутому корпусу корабля, было хорошо видно. Клавдий решил устроить из этого зрелище для народа. По его приказу у входа в порт натянули прочные сети, и он сам, во главе преторианских когорт, атаковал чудовище, посылая против него солдат в лодках, которые издали поражали его дротиками. Плиний, свидетель этой схватки, сообщает, что видел, как одна из лодок затонула из-за огромного количества воды, которую чудовище, фыркая, в нее выбросило. Он называет это чудовище «оркой» и говорит, что точнее всего его можно представить как огромную массу плоти, вооруженную жестокими зубами.

    Другое творение Клавдия, высоко оцененное тем же Плинием, – проект осушения Фуцинского озера. Тридцать тысяч человек трудились над ним без перерыва одиннадцать лет. Но описания этих работ в сохранившихся исторических памятниках настолько неполны, а цели, которые преследовал Клавдий, настолько по-разному излагаются авторами, что я могу говорить об этом лишь в самых общих чертах. Позже я расскажу о морском сражении, которое Клавдий устроил на этом озере, считая работы завершенными. Здесь же замечу лишь, что все труды и затраты пропали даром, поскольку озеро существует и поныне под именем озера Челано в Абруццо.

    Клавдию успешнее удалось завершить акведук, начатый Калигулой. Плиний называет его прекраснейшим из всех, построенных для нужд Рима. Арочный канал доставлял воду с расстояния сорока миль и поднимал ее на такую высоту, что она распределялась по всем семи холмам, заключенным в городскую черту. Стоимость этого сооружения превысила пятьдесят миллионов сестерциев (шесть миллионов двести пятьдесят тысяч ливров [19]).

    Все, что я до сих пор рассказал о Клавдии, создает о нем благоприятное впечатление; и действительно, ему лишь не хватало хорошего руководства. Но слабые государи почти всегда попадают в дурные руки. Порок деятельнее и смелее добродетели. В Риме времен Клавдия, несомненно, были честные люди, но им правили Мессалина и Нарцисс, и в то немногое добро, что они ему позволяли совершать, они примешивали все зло, на какие только способны подобные личности. Против их черных интриг не было защиты у государя, не умевшего мыслить самостоятельно, как покажет все дальнейшее правление и в особенности трагическая смерть Аппия Силана, одного из знатнейших людей, связанного с императорской семьей самыми тесными узами.

    В конце правления Калигулы он был наместником Испании. Клавдий вызвал его в Рим, женил на матери Мессалины и выбрал ему в зятья своего сына. Он оказывал ему всяческое уважение. Но Силан отказался удовлетворить бесстыдные желания Мессалины, и она сговорилась с Нарциссом его погубить. Они знали, что, напугав Клавдия, можно добиться от него чего угодно, и потому придумали следующую хитрость. Однажды утром Нарцисс вошел в спальню к еще не вставшему государю и с испуганным видом сообщил, что видел во сне, как Силан закалывает его кинжалом. Мессалина, притворившись изумленной, стала поражаться сходству сна Нарцисса с ее собственными сновидениями и уверяла, что уже несколько ночей подряд та же мысль преследует и мучит ее. В этот момент доложили о прибытии Силана, вызванного якобы по приказу императора. Его появление при таких обстоятельствах показалось Клавдию доказательством преступных замыслов, и он велел его немедленно казнить. Он был так искренен, что на следующий день доложил обо всем происшедшем сенату и не забыл выразить признательность своему вольноотпущеннику, который даже во сне заботился о его безопасности.

    Напрасно было бы ссылаться в оправдание жестокой трусости Клавдия на то, что он не раз подвергался опасности быть убитым. Светоний, правда, рассказывает, что однажды среди ночи у дверей императорской спальни был схвачен простолюдин с кинжалом и что обнаружили двух римских всадников, поджидавших его, чтобы убить: одного – при выходе из театра, другого – когда он приносил жертву в храме Марса. Клавдий до того перепугался последнего происшествия, что немедленно созвал заседание сената и со слезами и рыданиями стал жаловаться на тяжкую долю, ставившую его перед лицом почти неминуемых опасностей, и долгое время не показывался на людях.

    Но большинство этих событий, а может быть, и все они, произошли уже после смерти Силана и не могут служить ему оправданием. Истина в том, что у Клавдия была лишь инстинктивная доброта, лишенная принципов, и жестокость не стоила ему никаких усилий, когда в нем пробуждался другой инстинкт. Ни разума, ни искры чувства в его поступках не было, а чужие внушения тех, кто им управлял, накладываясь на эту тупую податливость, заставляли его творить столько же зла, как если бы он был отъявленным злодеем.

    Когда его характер стал известен, знатные люди встревожились и поняли, что при таком государе их жизнь и состояние вовсе не в безопасности. Винициан, который участвовал в заговоре против Калигулы и был предложен в сенате как преемник ему на престоле, полагал, что ему грозит большая опасность, чем другим, и решил сделать всё возможное, чтобы отвести от себя угрозу. Но у него не было войск в своём распоряжении. Поэтому он вступил в союз с Фурием Камиллом Скрибонианом, который, разделяя его взгляды, командовал значительной армией в Далмации. Камилл, согласовав свои действия с Виницианом и, вероятно, с несколькими другими, открыто поднял мятеж, и сразу же множество сенаторов и римских всадников объявили себя его сторонниками.

    Мы мало знаем подробностей об этом выступлении, которое длилось недолго. Если верить рассказу Светония, Камилл, по-видимому, провозгласил себя императором. Согласно Диону, он принял имена сената и римского народа и обещал солдатам восстановить прежнюю форму правления. Достоверно известно, что Клавдий был чрезвычайно напуган, и когда Камилл, хорошо знавший его слабость, написал ему письмо, полное оскорбительных упрёков и угроз, в конце которого приказал ему сложить власть и довольствоваться тихой и спокойной жизнью частного лица, робкий император собрал по этому поводу совет и обсуждал, не подчиниться ли приказу своего соперника.

    Вскоре его тревоги рассеялись. На пятый день после объявления мятежа солдаты Камилла начали раскаиваться, и мнимый дурной знак окончательно отвратил их от этого предприятия. Когда им был отдан приказ выступать, знамёна, по-видимому, слишком крепко воткнутые в землю, не могли быть легко выдернуты. Этого было достаточно, чтобы убедить их, что боги осуждают их неверность законному императору; и, внезапно переменившись, они даже убили своих офицеров, которые вовлекли их в мятеж. Камилл, поняв по этому примеру, что ему самому грозит опасность, бежал на маленький остров Исса. Но он не смог избежать своей печальной участи и был убит там на руках у жены простым солдатом Воллагинием, который впоследствии достиг высоких чинов в армии.

    Клавдий и не думал наказывать легионы за столь кратковременный проступок: напротив, он вознаградил их за быстрое возвращение к долгу. Седьмой и одиннадцатый легионы получили от сената имена Клавдиевых, Верных и Благочестивых. Жена Камилла по имени Юния и его сын также испытали милосердие императора; но, по-видимому, Юния заслужила его, объявив себя доносчицей на тех, кто участвовал в мятеже её мужа. Она была просто сослана. Молодой Камилл избежал всякого наказания.

    С сообщниками его отца обошлись иначе. Против них было проведено очень строгое расследование, и многие знатные лица поплатились жизнью. Один из преторов, находившийся в то время в должности, был вынужден сложить полномочия и казнён. Винициан покончил с собой. Мессалина, Нарцисс и другие вольноотпущенники воспользовались случаем, чтобы удовлетворить свою месть или обогатиться за счёт имущества обвиняемых. Они не только добивались смертных приговоров и казней, но и подвергали многих сенаторов и всадников пыткам, хотя Клавдий в начале своего правления поклялся, что ни один знатный человек не будет подвергнут допросу под пыткой. Те, кто избежал этой участи, обязаны были своим спасением деньгам. Тела казнённых, мужчин и женщин, были сброшены на Гемониеву лестницу, а головы тех, кто погиб за пределами Рима, доставлены туда же. Тем не менее Клавдий не вменил в вину невинным детям преступления их отцов. Он не только оставил им жизнь, но и помиловал многих, сохранив за ними отцовское имущество.

    Он сам разбирал все эти дела в сенате, в присутствии префектов претория и, что недостойно даже помыслить, своих вольноотпущенников, сидевших рядом с ним. Нарцисс получил хороший урок от вольноотпущенника Камилла по имени Галес. Когда Нарцисс утомлял его допросами и, среди прочего, спросил, что бы он сделал, если бы его господин стал императором, Галес ответил: «Я стоял бы позади него и хранил бы молчание».

    Среди всех, кто был замешан в мятеже и наказании Камилла, наиболее известен Цецина Пет, человек консульского звания, хотя не столько сам по себе, сколько благодаря мужеству своей жены Аррии. Всем известен знаменитый поступок этой героини язычества, которая, не довольствуясь тем, что уговаривала мужа покончить с собой, подала ему пример, первой пронзив себя кинжалом, а затем передав ему оружие со знаменитыми словами: «Пет, это не больно».

    Плиний Младший [20] стремился возвеличить великодушие Аррии, отмечая, что её решение покончить с собой не было внезапным, а стало результатом долгих размышлений, и он хорошо доказывает своё утверждение. Когда Аррия оказалась перед Клавдием вместе с Юнией, вдовой Камилла, которая готова была выдать виновных, она сказала ей: «Разве ты заслуживаешь, чтобы тебя слушали? Ты, в чьих объятиях был убит Камилл, – и ты живешь!» В её семье догадывались о её намерении; и когда знаменитый Тразея, её зять, среди прочих доводов, чтобы отговорить её, сказал: «Что же! Если бы мне пришлось погибнуть, ты хотела бы, чтобы твоя дочь умерла вместе со мной?» – она ответила: «Да, если бы она прожила с тобой столько же лет и в таком же согласии, как я с Петом». Это заявление усилило тревогу, и за ней стали следить тщательнее, чем когда-либо. Она заметила это и сказала тем, кто окружал её: «Вы ничего не добьётесь. Вы можете заставить меня умереть мучительной смертью, но помешать мне умереть – не в вашей власти». И в тот же момент она вскочила с кресла и ударилась головой о стену напротив. От удара она упала без чувств, а когда очнулась, сказала: «Ну что, разве я не предупреждала вас, что если вы откажете мне в лёгкой смерти, я найду путь к ней, каким бы жестоким он ни был?» Плиний восхищается всем этим. Что касается меня, то я вижу здесь лишь крайний фанатизм и, как в смерти Катона, своего рода неистовую ярость, которая ужасает.

    Вот поступки Аррии, действительно достойные похвалы. Пет был арестован в Далмации и посажен на корабль для отправки в Рим. Она умоляла офицера, отвечавшего за охрану заключённого, позволить ей плыть на том же судне. «Вы, конечно, – говорила она ему, – предоставите человеку его ранга, консуляру, нескольких рабов, чтобы они накрывали на стол, одевали и обували его. Я одна исполню все эти обязанности». Она ничего не добилась. Супружеская любовь нашла выход. Она наняла рыбачью лодку и сопровождала на ней корабль, на котором находился её муж.

    Она всегда питала к нему нежную и мужественную привязанность, и Плиний приводит тому доказательство, заслуживающее быть приведённым здесь в пример. Пет и его юный сын заболели одновременно, и оба – опасно. Сын умер – юноша, прекрасный лицом, чувствами и скромностью. Аррия скрыла от отца смерть и похороны сына. Более того, входя в комнату больного, она не позволяла себе проявлять на лице никаких признаков печали. Пет неизменно спрашивал о сыне. Аррия, лгая (что, возможно, слишком жестоко ставить ей в вину), отвечала, что ему лучше. «Он хорошо поспал, – говорила она, – ел с аппетитом». Если слёзы, слишком долго сдерживаемые, душили её, она выходила, чтобы дать им волю, а затем возвращалась с весёлым видом, словно оставив свою печаль за порогом.

    Такова была Аррия; и она передала свое мужество и благородство чувств своим потомкам. Ее добродетель ярко сияла еще в ее внучке Фаннии, с которой Плиний был очень близок.

    Клавдий был весьма доволен собой за то, что раскрыл и наказал заговоры Камилла, хотя вся честь этого принадлежала лишь его удаче; и, будучи большим знатоком греческой литературы, он по этому случаю дал своей охране в качестве пароля стих из Гомера [21], в котором говорится, что хорошо мстить тому, кто первым объявил себя нашим врагом.

    Весьма странно, что смерть офицеров, помогавших Камиллу в его мятеже, была отомщена уже при правлении самого Клавдия. Тем не менее, это произошло: Сальвий Отон, отец императора Отона, будучи отправлен командовать армией в Далмации, осмелился приговорить к смерти и казнить как нарушителей дисциплины солдат, убивших своих офицеров, хотя император и наградил их. Клавдий, всегда слабовольный, терпеливо снес эту дерзость и лишь слегка охладел к Отону. Впрочем, вскоре он вновь обласкал его, когда тот раскрыл злые замыслы одного римского всадника, желавшего его убить [22]. Виновный был сброшен с Тарпейской скалы консулами и народными трибунами.

    Казнь этого римского всадника упоминается Дионом при описании третьего консульства Клавдия, когда его коллегой стал знаменитый льстец Вителлий.
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    В этом году Клавдий отменил множество праздников, обилие которых вредило общественным делам и задерживало решение важных вопросов. В этом он следовал своему вкусу: он любил вершить суд и проводил за этим целые дни. В своих решениях он не придерживался буквы закона: он считал, что должен руководствоваться справедливостью, исправляя по своему усмотрению то, что казалось ему слишком мягким или слишком суровым в старых установлениях. Так, тех, кто проиграл дело из-за несоблюдения формальностей, даже существенных, он восстанавливал в праве добиваться справедливости. Напротив, случалось, что он превышал строгость закона, наказывая за серьезные преступления, и приговаривал к растерзанию зверями тех, кто был в них виновен.

    Ничто не было так непоследовательно, как его поведение при рассмотрении и решении дел. Иногда он проявлял осмотрительность и ум: в других случаях действовал с безрассудной опрометчивостью, часто с глупостью, которая делала его посмешищем для всех. Светоний приводит примеры всех этих вариаций.

    Он хвалит его за разумное поведение во время пересмотра списков судей. Судьями в Риме быть было обременительно, и законы в некоторых случаях освобождали от этой обязанности как от привилегии. Один из внесенных в список, будучи вызван по очереди и не ссылаясь на количество своих детей, дававшее ему освобождение, был вычеркнут Клавдием как алчный к должности, которую следовало принимать лишь по необходимости и с неохотой. Другой, имевший тяжбу, будучи вызван противной стороной, ответил, что сейчас не время для разбирательства, и когда понадобится, он явится перед судьей. Клавдий заставил его немедленно изложить свое дело перед ним, сказав: «Чтобы по тому, как ты говоришь о своем деле, я мог судить, способен ли ты разбирать чужие». Одна мать отказывалась признать своего сына. Клавдий приказал ей выйти за него замуж, тем самым вынудив ее признать правду, которую она отрицала. Это решение отчасти напоминает суд Соломона, хотя и в ином случае: но мы еще вернемся к Клавдию.

    Он почти всегда выносил решение в пользу присутствующих против отсутствующих, не разбирая, были ли причины отсутствия одной из сторон уважительными. Это стало поводом для шутки Сенеки: «Плачьте, – сказал он, – о смерти самого искусного и усердного из людей в разборе дел». Он судил по изложению одной стороны, часто даже не выслушав никого. В решениях он следовал первому впечатлению. Однажды, когда разбиралось дело о подлоге, кто-то воскликнул, что фальсификатору следует отрубить руки, и Клавдий с большим рвением потребовал немедленно привести палача с плахой и топором.

    Он проявлял свою глупость тысячей способов. Один человек обвинялся в том, что незаконно выдавал себя за римского гражданина, и адвокаты спорили, должен ли он предстать перед судом в греческой или римской одежде. Клавдий, желая показать полную беспристрастность, приказал ему переодеваться в зависимости от роли, которую он играл в процессе: в греческое платье, когда его обвиняли, и в римское, когда его защитник говорил за него. Это напоминало сцену с месье Жаком, то кучером, то поваром. В другом деле, где голосовали письменно, он выразил свое мнение так: «Я за тех, кто прав».

    Эти глупости делали его презренным, и над ним открыто смеялись. Кто-то, оправдывая отсутствие свидетеля, вызванного из провинции, сказал, что тот не может явиться. Клавдий спросил, по какой причине, и после долгих уговоров человек ответил: «Потому что он умер в Путеолах». Другой, благодаря его за разрешение обвиняемому защищаться, добавил: «Хотя это и так положено». Адвокаты так злоупотребляли его терпением, что, когда он вставал с судейского места, они не только громко звали его назад, но и хватали за одежду или за ногу, чтобы не дать уйти. Более того, один греческий тяжущийся, поссорившись с ним, осмелился сказать ему в лицо: «Ты стар и слаб умом». Наконец, римский всадник, против которого враги возбудили грязное дело, обвиняя в позорных пороках, в которых он был невиновен, видя, что против него приводят в свидетели женщин легкого поведения и принимают их показания, упрекнул Клавдия в жестокости и глупости и швырнул ему в лицо бумаги, которые держал в руке вместе с перочинным ножом, так что Клавдий получил легкую рану на щеке.

    Каким мы описали Клавдия в суде, таким он был и во всем остальном. Довольно прямая душа, некоторые проблески природного ума, действовавшего в очень узких пределах, и этот род счастливого инстинкта, часто заглушаемого страхом, иногда пьянством или распутством, почти всегда – противоположными влияниями тех, кто его окружал и управлял им, как машиной, приводимой в действие чужими пружинами.

    Его склонность вела его следовать правилу Августа в отношении римского гражданства и не раздавать его направо и налево. Светоний говорит, что он казнил людей, чьей единственной виной была узурпация прав римских граждан. Эта чрезмерная строгость маловероятна, если только это не была месть Мессалины. Но по собственной инициативе он совершил в этом роде несколько суровых поступков. Один грек, ставший римлянином, явившись в сенат по важному делу и не сумев ответить на вопросы, заданные ему по-латыни, был лишен Клавдием гражданства за то, что не знал языка города. Тем более он лишал его тех, чье низкое происхождение или дурные нравы делали их недостойными. Он даже запретил негражданам принимать римские имена.

    С другой стороны, это же право, о котором он так ревностно заботился, никогда не получалось так легко, как при его империи. Оно давалось не только отдельным людям, но и целым городам. У Мессалины и вольноотпущенников все продавалось, а поскольку статус римского гражданина давал большие привилегии и преимущество перед теми, у кого его не было, поначалу покупатели стекались на рынок. Но когда это прекрасное право стало обыденным, оно потеряло свою ценность, и товар, если можно так выразиться, стал настолько дешевым, что шутники утверждали, что купить его можно только за битое стекло.

    Такую же непоследовательность можно увидеть и в поведении Клавдия в отношении сенаторского достоинства. Он заявлял, что не примет в сенат ни одного подданного, чей пятый дед или прадед не был римским гражданином, а сам назначил в сенат сына вольноотпущенника, потребовав лишь, чтобы тот был усыновлен рыцарем.

    Дион рассказывает о нем несколько положительных моментов в год его третьего консульства. Он обязал тех, кому его предшественник сделал огромные подарки исключительно по прихоти блуда, вернуть полученное без законных оснований. Напротив, он заставил подрядчиков общественных дорог вернуть суммы, которые Корбулон, под руководством Кая, вымогал у них путем несправедливых поборов. Со времен республики было принято, чтобы новые граждане носили имя покровителя, которому они обязаны этим почетным титулом. Кроме того, при императорах стало принято, чтобы те, кто получил какие-либо блага, оставляли им по завещанию хотя бы часть своего имущества. Под этим двойным предлогом жалкие доносчики возбудили иски против нескольких человек, которых Клавдий сделал гражданами, или против их наследников. Клавдий запретил эти одиозные споры и заявил, что не позволит никого привлекать к суду по таким делам. Его это нисколько не интересовало, как я уже отмечал в другом месте.

    Я помещу здесь различные постановления или примечательные факты о Клавдии, которые Суетоний [23] собрал без даты, как это было принято у него, и которые я не должен опускать.

    Хотя нигде не сказано, что он взял за образец Августа (а он, конечно, не мог его копировать), мне кажется, что я все же заметил в его успехах намерение следовать по стопам этого великого императора. Как и он, он был любопытен к древним религиозным церемониям. Он точно соблюдал их и вспоминал некоторые, которые были упразднены за ненадобностью.

    Как и он, он поощрял браки и приглашал на них граждан. Однажды, отпустив гладиатора посреди представления по просьбе четырех его сыновей, которые заступались за отца, и под аплодисменты зрителей, он тут же распространил среди собравшихся бюллетень, в котором призывал всех отметить, как сильно они желают иметь детей и воспитывать их, поскольку они видели, что это мощная рекомендация даже для гладиатора.

    В некоторых отношениях он реформировал или усовершенствовал юриспруденцию. Он был возмущен теми, кто недостаточно ценил честь и ценность сенаторского достоинства и отказывался от него, когда его им предлагали, и даже лишал их звания римского рыцаря. Он конфисковал имущество вольноотпущенников, имевших наглость называть себя рыцарями, а своим собственным позволил возвыситься до степени власти и уважения, превосходящей даже консулярную. Если же вольноотпущенников уличали в неблагодарности по отношению к своим покровителям, он вновь обращал их в рабство.

    Вероятно, такая строгость объясняется фактом, о котором сообщает Дион в год, когда Валерий Азиатик был консулом во второй раз вместе с М. Силаном. Один вольноотпущенник имел дерзость привести своего хозяина к народному трибуну и попросить у него пристава, чтобы заставить его явиться. Трибун удовлетворил просьбу, но Клавдий, узнав об этом, так разгневался, что наказал вольноотпущенника (Дион не говорит, каким наказанием) и, кроме того, объявил тем, кто был заинтересован в нем и оказывал ему поддержку и служение, что, если у них самих когда-нибудь возникнут дела против их вольноотпущенников, он не будет принимать их просьбы и не окажет им никакой справедливости.

    Напротив, он установил очень мудрый и гуманный закон на этот счет. Хозяева часто отвозили своих больных рабов на остров Эскулапия, чтобы избавить себя от необходимости лечить их. Клавдий приказал, что если рабы, подвергшиеся такому воздействию, поправят свое здоровье, то станут свободными; и добавил, что если хозяева предпочтут убить их, а не подвергать опасности, то они будут привлечены к ответственности как виновные в убийстве.

    Чтобы предотвратить и остановить пожары в Остии и Поццуоли, он поставил в каждом из этих двух городов по когорте. Жертвоприношения друидов, которые сжигали человеческие жертвы, справедливо приводили его в ужас. Август лишь запретил их римским гражданам. Клавдий запретил их полностью, но не смог отменить. Вследствие того же образа мыслей он хотел, хотя и тщетно, принести в Рим мистерии Цереры Элевсинской, которые дышали мягкостью и духом общества. Здания храма Венеры Эрицины на Сицилии уже давно пришли в упадок и разрушились. Тиберий взял на себя труд восстановить это знаменитое сооружение, но в результате своей привычной медлительности и небрежности оставил его в запустении [24]. Клавдий приказал сенатус-консульту восстановить его за счет государственной казны.

    Порядок времени возвращает нас к самому блестящему периоду империи Клавдия – завоеванию части Британии. Но сначала я хотел бы остановиться на нескольких фактах, большинство из которых предшествовали этой экспедиции.

    Ликийцы, которые были свободны и управляли собой по собственным законам, разделились на фракции, что привело к волнениям и смутам, в которых погибло несколько римских граждан; Клавдий лишил их свободы и объединил их страну с провинцией Памфилия. Мессалина и вольноотпущенники, стремясь только грабить всеми возможными способами, распространили свой грабеж и на необходимые для жизни продукты питания, которые в результате их маневров стали очень дефицитными и, соответственно, дорогими в Риме. Клавдий был вынужден сам обложить их налогом и огласить ставки на народном собрании, которое он провел в Марсовом поле.

    В то время как Мессалина развращала все части государства, продавая должности, командование и управление провинциями, она предавалась самым постыдным излишествам, втягивая в них женщин самого высокого положения. Если их мужья с радостью терпели такое бесчестье и соглашались на все ее желания, она вознаграждала их и возводила в сан. Смерть, напротив, была перекладиной, наградой за малейшее сопротивление ее желаниям.

    Клавдий не знал, что происходит на публике в ее дворце. Она развлекала его, сама предоставляя ему наложниц, и заподозрить ее в желании передать императору какой-то совет было вопросом жизни и смерти. Юст Катоний, префект преторианских когорт, пал жертвой ее подозрений в этом отношении.

    Она настолько презирала Клавдия, что ссылалась на его авторитет, чтобы облегчить успех интриг, которыми она его обесчестила. Пантомимный Местр, о котором мы говорили в разделе «Кайус», боялся последствий преступной связи с императрицей. Она заставила Клавдия приказать ему подчиняться Мессалине во всем, что она прикажет.

    Ее ревность была неистовой и уже стала причиной гибели Юлии, дочери Германика. Другую Юлию, дочь Друза, сына Тиберия, выданную в первый раз замуж за Нерона, старшего сына того же Германика, постигла та же участь. Вспомним, что эта юная принцесса участвовала в черном заговоре своей матери Ливиллы и Сеяна против своего мужа. Бог покарал ее за это преступление, благодаря злобе Мессалины и глупости ее дяди Клавдия. Она была предана смерти, но мы не можем рассказать о подробностях ее печального приключения. Известно лишь, что из двух только что названных мною, одна погибла от железа, другая – от голода.

    Агриппина, единственная принцесса из рода Клавдиев [25], менее бесстыдная, чем Мессалина, но столь же злобная, не могла тогда в полной мере проявить свою жестокость, поскольку была ограничена частной жизнью: она пробовала свои силы в тайных преступлениях. Примерно в это время она отравила Криспа Пассиена, своего второго мужа, знаменитого оратора, который дважды был консулом. Вероятно, он был сыном Пассиена, названного в Венде как заслуживший в Африке при Августе триумфальные украшения, и, по-видимому, того же самого, что и Л. Пассиен Руф, консул в 748 году в Риме. Он прославился своими умственными талантами. Он говорил с большим блеском, и его не упрекнешь в том, что он продал свое красноречие беззаконию или использовал его как орудие тирании. Он был многословен. Мы уже сообщали, как он дал определение Каю. О Клавдии по сравнению с Августом он сказал: «Я бы гораздо больше почитал Августа; но я предпочитаю благосклонность Клавдия [26], который давал без меры, а также без рассудка».

    Он был мягким человеком, о чем можно судить по комментарию Квинтилиана. Споря от имени Домиции, своей жены, с Агенобарбом, братом Домиции, он напомнил им о чувствах дружбы и согласия, которые должна была внушить им природа: а поскольку речь шла о финансовых интересах, он указал, что оба они очень богаты. «То, о чем вы спорите, – сказал он им, – это то, в чем вы нуждаетесь меньше всего на свете». Его мягкость иногда переходила в мягкотелость. Плиний [27] рассказывает, что Пассиен влюбился в прекрасное дерево, обнимал его, целовал, лежал в тени его ветвей и поливал его корни вином.

    Он заключил два прекрасных союза, женившись сначала на Домиции, тетке Нерона, а затем на Агриппине, матери того же принца.

    Он обладал огромным богатством, которое один древний автор оценивает в двести миллионов сестерций [28] (двадцать пять миллионов турнуазских ливров). Он был достаточно неразумен, чтобы сделать Агриппину своей наследницей в завещании: и эта жадная и жестокая жена, чтобы быстрее насладиться таким роскошным имением, дала мужу яд. Его похоронили с почестями, устроив публичные похороны.

    Я перейду к экспедиции Клавдия против Британии, начав с краткого описания этого острова, тогда слабого и малоизвестного, а теперь столь могущественного и знаменитого. Я соберу все самое важное из того немногого, что рассказывают о нем Цезарь, Страбон и Тацит. Читателю будет приятно сравнить его древнюю нищету и варварство с его нынешним состоянием.

    Примечания:

    [1] Сто тысяч фунтов стерлингов.

    [2] Золотая монета весила два с половиной денария и может быть оценена в 12 ливров 10 су нашей валюты. Исходя из этого, сорок золотых монет составили бы пятьсот ливров.

    [3] Среди римлян это было время развлечений, как у нас карнавал.

    [4] Плиний, XXXIII, 10.

    [5] Сенека, Послание, 47.

    [6] Деяния апостолов, 18.

    [7] Сенека, Послание, 108.

    [8] Seneca, Epistle, 108.

    [9] Сенека, Послание, 108.

    [10] Квинтилиан, Institutions oratoires, X, 1.

    [11] Suetone, Nero, 52.

    [12] Сенека, Послание, 114.

    [13] Сенека, Послание, 8.

    [14] В тексте Диона Маврикии; это явная ошибка. Мы также читаем, что Габиний вернул себе последних римских орлов, которые были потеряны при поражении Вара. Но долгое время в руках германцев не оставалось ни одного. Было потеряно только два, и Тацит приписывает честь вернуть обоих Германику.

    [15] Suetonius, Claudius, 24.

    [16] То, что мы сообщаем здесь согласно Иосифу, опровергается Дионом, который утверждает, что Клавдий запретил евреям собираться в Риме, и что если он не изгнал их, как это сделал Тиберий, то только потому, что их было слишком много. Но Иосиф сообщает о тех самых актах, на которых основывается его рассказ, и этот авторитет кажется мне без труда предпочтительнее авторитета Диона».

    [17] Плиний, XVI, 40.

    [18] Плиний, XIX, 6.

    [19] 9,741,780 фр. согласно М. Летронну.

    [20] Плиний, Ep. III, 16.

    [21] Odyssey, XVI, 72.

    [22] Возможно, это один из фактов, о которых я сообщил согласно Суетонию.

    [23] Suetonius, Claudius, 22—25.

    [24] Это предположение, которое я использую, чтобы примирить Суетония с Тацитом.

    [25] Я исключаю Антонию и Октавию как дочерей царствующего императора.

    [26] Seneca, De Benefice, I, 15.

    [27] Плиний, XVI, 43.

    [28] 38 967 192 фр. 50 центов, согласно М. Летронну.
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